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Аннотация
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Том 1 читать тут: https://author.today/work/513435
Этот чертов четверг закончится?


Имперский детектив КРАЙОНОВ. ТОМ V


Глава 1

Звонок
Экран светился в полумраке столовой. Имя на экране: «Драгомиров М.»
Я посмотрел на Катю. Она смотрела на телефон, потом на меня, и по тому, как сжались её губы, я понял, она тоже прочитала имя.
— Извини. — Я взял трубку.
Голос в трубке был женским. Тонкий, с тем дрожанием, которое выдаёт человека, державшегося из последних сил и уже теряющего хватку.
— Господин Роман?
Я узнал голос. Элизабет Белозерская — звонила с телефона Максима.
— Элизабет, — удивился я. — Что случилось?
— У меня ситуация, — она вдохнула, коротко, рвано. — Он пропал.
— Кто пропал?
— Максим.
Пауза. Свечи на столе качнулись от моего дыхания, и тишина поместья за окнами была такой, что я слышал, как Катя поставила стакан на стол — мягко, аккуратно, чтобы не мешать.
— В смысле пропал? — спросил я. — Ты звонишь с его телефона. Вышел из квартиры и потерялся или не вернулся?
— Да, — её голос сорвался на полтона выше. — Он вышел из квартиры и не вернулся. Телефон оставил здесь. Три часа назад. Три часа, Роман. Я не знаю, что делать. Я думала позвонить его отцу, но… Виктор Михайлович в принципе наши отношения принял, но я не думаю, что он хотел бы услышать такие новости от меня. Тем более по телефону. Тем более ночью.
Три часа. Человек вышел из квартиры без телефона и пропал на три часа. В одиннадцатом часу вечера. Максим Драгомиров — наследник графского рода, человек, у которого охрана, деньги, связи и минимум три причины никуда не ходить пешком ночью.
— Элизабет. — Голос держался сам, без усилия. — Ты сейчас где?
— В нашей квартире.
— Хорошо. Скинь мне адрес, я приеду.
— Спасибо, — выдохнула она, и в этом «спасибо» было столько облегчения, что мне стало не по себе. Человек, которого она любит, пропал, и единственное, за что она цепляется — детектив, которого она видела дважды в жизни.
Я положил трубку. Посмотрел на экран: 23:14. Посмотрел на Катю.
Катя сидела в кресле, поджав ноги, обхватив колени руками через халат. Губы чуть надуты. Зелёные глаза смотрели на меня, и в них читался вопрос, которого она пока не задала.
— Катя, — начал я. — Мне нужно уехать.
— Сейчас? — брови сошлись к переносице. — Ром, полночь.
— Я знаю.
— Кто звонил?
— Элизабет Белозерская. Девушка Максима Драгомирова. Звонила с его телефона.
Катя молчала. Ждала продолжения. Я ценил это — умение ждать факты, прежде чем лезть с выводами.
— Максим ушёл из квартиры три часа назад и не вернулся, — сказал я. — Без телефона. Кто-то позвонил ему, он вышел, сказал «десять минут» — и пропал. Элизабет в панике.
— Драгомиров, — повторила Катя, и я увидел, как её лицо изменилось. Надутые губы разжались, глаза стали серьёзнее. Она знала, кто такие Драгомировы. Дочь Иосифа Каца не могла не знать. — Это графский род.
— Мой первый серьёзный клиент. Первое дело, с которого я начал. Если с ним что-то случилось, и я мог помочь, но не поехал…
— Я поняла, — она кивнула. — Поеду с тобой.
— Нет.
— Ром…
— Катя, — я сел на край стула рядом с ней. — Послушай. Я не знаю, что там произошло. Может, он загулял с тем, кто ему позвонил, может — что-то серьёзное. Мне нужно приехать, осмотреться, поговорить с Элизабет. Тащить тебя среди ночи к чужим людям, которые в панике и туда, где пропал человек и непростой человек — не лучшая идея. Неизвестно, что может случиться с девушкой или их квартирой, если это входит в план злоумышленников. Там не безопасно.
— Я не чужая там, — парировала она. — Я дочь барона Каца. Драгомировы знают мою семью.
— Именно поэтому не нужно. Если это дело, а оно уже пахнет делом, мне нужно работать, и чем меньше посторонних людей окажут я на месте пропажи, тем лучше. Элизабет сейчас на нервах. Увидит тебя, начнет нервничать сильнее, сбиваться. К тому же ты можешь нечаянно смазать улики, потрогать стакан, передвинуть стул. Все это важно и сейчас, пока это только произошло, мне нужно поехать туда одному, осмотреться и опросить Элизабет.
Пауза. Сжатые губы, наклон головы — она обдумывала, и я видел это по ритму дыхания.
— И потом, — добавил я, — у меня есть для тебя занятие получше. Ты ведь хотела посмотреть дом?
Она посмотрела на меня, и я видел, как работает её голова: взвешивает, считает, принимает решение. Катя Кац, дочь бизнесмена, привыкшая к тому, что решения принимаются быстро, а эмоции — отдельно.
— Ладно, — сказала она. — Останусь. Но ты мне всё расскажешь. Всё, до последней детали. Когда вернёшься.
— Когда вернусь.
— Тогда я пока осмотрю дом? Попрошу твоего Якова показать, что тут к чему. Видишь — у тебя всё никак времени нет мне экскурсию устроить.
— Осматривай. — Яков, скорее всего, ещё не спит. — Я думаю, он не уснет, пока не уснем мы.
— Он вообще спит?
— У меня есть основания сомневаться.
Она усмехнулась — коротко, одним уголком рта — и я подумал: привыкну к этой усмешке.
— Мне где ложиться? — спросила она. — В гостевой или у тебя?
— У меня, — сказал я, и слово вышло легко, как будто я говорил его всю жизнь.
— Ром, — она встала, подошла, положила мне ладонь на щёку. Тёплую, мягкую, пахнущую мылом. — Ты точно вернёшься?
— Точно. Элизабет живёт в Серпухове. Час туда, час обратно по ночным дорогам, час на месте. К трем, примерно, буду дома.
— К трем, — повторила она, и в голосе было предупреждение. Тихое, ласковое предупреждение, от которого мне стало ясно: если я не вернусь к этому времени, будут последствия. Мягкие, рыжие, зеленоглазые последствия, от которых не спрячешься.
Она поцеловала меня. Коротко, в уголок губ, и её дыхание было тёплым, и на секунду мне захотелось плюнуть на всё — на Драгомирова, на Элизабет, на ночной Серпухов — и остаться в этом кресле, в этом халате, в этом поместье, с этой женщиной.
Но я не мог так поступить.
— Езжай, рыцарь, — сказала Катя. — Спасай графа и успокаивай его невесту.
Она отступила, запахнула халат — мой халат с закатанными рукавами, и села обратно в кресло, подобрав ноги. Свечи горели, и в их свете она выглядела так, будто была частью этого дома — частью каменных стен, дубовых балок, тяжёлых штор. Как будто дом ждал её так же, как ждал меня.
Я поднялся на второй этаж. Спальня. Нашёл джинсы, футболку, оделся, одновременно подумал о том, что нужно будет перевести сюда вещи, особенно одежду, как вовремя Женя купил вместительную машину.
Телефон вибрировал снова. Сообщение от Элизабет: адрес. Пентхаус в жилом комплексе «Парус», верхний этаж. Серпухов, улица Ворошилова.
Я набрал Женю. Один гудок. Два. На третьем — щелчок.
— Ром, — голос Жени был бодрым, с фоновым шорохом ткани. Ещё не ложился. — Чего?
— Ты далеко уехал?
— Ну… — пауза. — Нет. Мы тут с Олей…
— Ты ещё не лёг?
— Нет, мы тут как раз… — он запнулся. — Тестируем машину.
— Надеюсь, сзади чисто?
— Очень смешно, — сказал Женя. Голос стал суше. — Всё чисто, всё аккуратно. Ты же знаешь, как я люблю свои машины. Что случилось?
— По дороге расскажу. Мне нужно, чтобы ты за мной заехал. Я в поместье.
— Сейчас? — Женя помолчал. — Ром, полночь почти.
— Драгомиров пропал. Максим. Ушёл из квартиры три часа назад без телефона и не вернулся. Элизабет звонила с его номера.
Тишина в трубке. Короткая, тяжёлая, и я слышал, как Женя выдохнул — резко, через нос, тем звуком, каким он реагировал на плохие новости: не паника, не нервы, а короткий сброс воздуха, как будто тело готовится к бегу.
— Двадцать минут. Отправлю Олю на такси. А то я знаю тебя, нас там будут убивать, травить и усыплять. Скоро приеду. Жди.
— Жду.
Я спустился вниз. Яков стоял в холле — разумеется, стоял — с моей курткой в руках.
— Роман Аристархович, — сказал он. — Я слышал, что вы собираетесь уехать. Ваша куртка. Ключи от ворот — на крючке у входа. Я запру за вами и буду ждать.
— Яков, — сказал я. — Катя остаётся. Покажи ей дом, если попросит. И… присмотри за ней.
— Разумеется.
— И за котом.
— Чешир спит в кухне, — Яков склонил голову. — На полотенце, которое я положил у батареи. Он съел паштет, который я сегодня купил специально для него, и три куска мяса из моей порции ужина. Полагаю, он доволен. Хорошая животинка.
Я усмехнулся. Чешир нашёл Якова, и Яков нашёл Чешира. Два существа, работающих по одному принципу: обеспечить комфорт и получить паштет. Идеальный союз.
Входная дверь. Крыльцо. Ночной воздух ударил по лицу — холодный, с запахом мокрой земли и хвои, и после тепла дома тело слегка вздрогнуло. Гравий подъездной дорожки хрустел под подошвами, и в темноте сада горели два фонаря — садовые, жёлтые, слабые.
Из темноты сада донёсся шорох — тяжёлый, с пыхтением, с тем характерным звуком, когда что-то массивное продирается через кусты. Я остановился.
Тимошка стоял у дорожки, метрах в пяти, и смотрел на меня из-за куста. Чёрная туша в темноте, маленькие глаза поблёскивали в свете фонаря. Кабан был похож на валун с пятачком, и от его присутствия ночная дорожка к воротам приобретала определённый колорит.
— Тимошка?
Кабан хрюкнул. Глухо, коротко, с такой интонацией, будто говорил: «Уезжаешь? Ладно. Мне-то что.» Повернулся и ушёл в кусты, покачивая задом, и треск веток затих через несколько секунд.
Проводил. По-своему. Я открыл ворота, вышел за периметр. Улица была пустой, тёмной, с одним фонарём на углу. Я стоял и ждал.
Фары появились через четырнадцать минут. Мазда — та Мазда, которую Женя забрал три часа назад и которая теперь была его новой любовью, подъехала мягко, беззвучно, с той плавностью, которой у его старой Лады с механикой быть не могло. Женя за рулём, окно опущено, лицо серьёзное.
— Садись. Рассказывай.
Я сел. Захлопнул дверь. Мазда тронулась, и Женя вёл аккуратно, уверенно, и я заметил, что левая нога у него стоит на подставке, а правая работает плавно, без рывков.
— Уже привык? — спросил я.
— К автомату привыкаешь за пять минут, — сказал Женя. — К механике после автомата — никогда. Рассказывай.
Я рассказал. Коротко: звонок Элизабет, Максим ушёл три часа назад, без телефона, без охраны. Кто-то позвонил, разговор был коротким, Максим сказал «десять минут» и не вернулся.
Женя слушал молча, и пальцы на руле чуть побелели — единственный признак.
— А его охрана? — спросил он.
— Отпускают на ночь. Живёт этажом ниже.
— Охрану отпускают на ночь, — повторил Женя, и в его голосе было столько профессионального презрения, что мне захотелось с ним согласиться. — Графский наследник. Без охраны. Ночью. В Серпухове. Ром, у моих родителей охрана работает в три смены. Круглосуточно. И мы — князья. Драгомиров — хоть и граф, но с деньгами, с врагами, с делами, и он отпускает людей на ночь?
— Он считает себя в безопасности. Квартира в «Парусе», пентхаус, верхний этаж. Один вход, камеры в подъезде. Кто к нему полезет?
Хотя враги точно могли бы быть, и я даже знал потенциальных.
После всего, что было. После Авдосьи, после схемы с фальшивым диагнозом. У Драгомировых хватало врагов, и далеко не все были нейтрализованы так удобно, как хотелось бы. Авдосья сидела в родовом поместье и тратила украденные деньги. А ещё были те, о ком мы ничего не знали.
Три часа. Человек вышел по звонку и пропал. Без телефона — значит, либо забыл, либо оставил сознательно. Забыл — возможно, если спешил. Оставил — хуже, потому что это означает: он знал, что уходит ненадолго, или знал, что телефон ему не понадобится. Или — третий вариант, самый неприятный — тот, кто звонил, попросил прийти без телефона.
Я прокручивал варианты, и ни один мне не нравился. Профайлерская привычка: выстроить худший сценарий, средний и лучший, а потом работать со средним, держа худший на периферии. Лучший: Максим поссорился с кем-то, ушёл остывать, сидит в баре. Средний: его вызвал кто-то из деловых контактов, встреча затянулась, телефон он просто забыл. Худший…
Худший я формулировать не стал. Пока не стал.
Серпухов ночью был пустым и тихим. Фонари горели через один — жёлтые, натриевые, с тем болезненным оранжевым оттенком, от которого лица прохожих кажутся нездоровыми. Впрочем, прохожих не было. Витрины магазинов отражали наши фары, и город выглядел так, будто его выключили — нажали кнопку, и всё замерло. Только светофоры моргали жёлтым на пустых перекрёстках, и от этого мигания казалось, что город подмигивает: «Знаю кое-что, но не скажу.»
Женя вёл по навигатору, и мультимедийка рисовала маршрут синей линией на чёрном экране, и голос навигатора — женский, бесцветный — монотонно указывал повороты. Мазда шла мягко, тихо, и в салоне пахло новой обивкой и Жениным одеколоном — что-то цитрусовое, лёгкое.
— Женёк, — сказал я.
— М?
— Ты побрился.
— Ну и что?
— Побрился, надушился и поехал «тестировать машину». Ночью.
Женя покосился на меня. В свете приборной панели его скулы чуть порозовели.
— Ром…
— Я ничего не говорю. Я просто констатирую.
— Оля попросила покататься. Ей машина нравится. Ей… вообще нравится, когда я за рулём.
— Женя, — сказал я. — Мне не нужны подробности. Мне нужно, чтобы ты знал: я рад. Серьёзно.
Он замолчал. Пальцы на руле расслабились, и по тому, как он чуть выпрямился в кресле, я понял: ему было важно это услышать. Женя Решетников, княжеский сын, у которого девушка-простолюдинка, которую родители не одобрят, и лучший друг, чьё мнение для него весит больше, чем он сам готов признать.
— Она хорошая, — сказал Женя, глядя на дорогу. — Правда хорошая. Ты увидишь.
— Увижу, когда покажешь.
— Скоро.
Четверг. Бесконечный четверг.
Навигатор показал поворот. Женя свернул, и впереди открылся «Парус» — жилой комплекс из трёх башен, каждая этажей по двадцать пять, стекло и бетон, с подсветкой на верхних этажах. В одной из башен горело окно на последнем этаже — яркое, единственное на фасаде. Пентхаус.
Женя припарковался у входа — аккуратно, впритык к бордюру, с тем педантизмом, который он проявлял ко всему, что касалось машин. Заглушил двигатель, и тишина навалилась.
— Я вас скоро действительно познакомлю, если ты не против.
Женя смотрел на руль, и в свете приборной панели его лицо было напряжённым, и я понимал: для него это было важно. Познакомить друга с девушкой — шаг, означающий, что дело серьёзное.
— Завтра, — сказал я. — Если этот четверг когда-нибудь закончится и наступит пятница.
— Наступит, — сказал Женя и открыл дверь.
Мы вышли. Ночной воздух, холодный, с запахом бетона и мокрого асфальта. Подъезд «Паруса» — стекло, хром, электронный замок. Я набрал номер квартиры на домофоне.
— Кто? — голос Элизабет из динамика, хриплый, с тем надрывом, от которого понимаешь: человек плакал.
— Роман, — сказал я. — И Евгений, моя правая рука. Мы внизу.
Замок щёлкнул. Лифт. Двадцать пятый этаж. Кабина — зеркальные стены, мягкий свет, и в отражении я увидел себя: джинсы, куртка, мятая футболка, синяки под глазами. Рядом — Женя, в той же куртке, что была на нём при покупке Мазды, и с тем выражением лица, которое он надевал, когда ситуация требовала собранности.
Двери лифта открылись на площадку с одной дверью. Пентхаус — весь этаж. Дверь была приоткрыта, и из щели падала полоска света.

Глава 2

Элизабет открыла, едва я коснулся створки. Она выглядела так, как я ожидал и одновременно хуже: глаза красные, припухшие, волосы — тёмные, длинные — собраны кое-как, пряди выбились и прилипли к мокрым щекам. Домашняя одежда — футболка Максима, судя по размеру, и спортивные штаны. Босая. Руки чуть дрожали — мелко, часто, и она держала их перед собой, переплетя пальцы, как будто не знала, куда деть.
Это была другая Элизабет. Та, которую я видел в первом деле — в бутике, в платье, с причёской, с осанкой девушки, знающей свою цену — осталась где-то далеко. Передо мной стояла испуганная женщина в чужой футболке, и у неё пропал мужчина.
— Заходите. — Она отступила.
Пентхаус. Я был здесь мысленно, по описаниям, но видеть вживую — другое. Открытое пространство: гостиная, переходящая в кухню, панорамные окна от пола до потолка, и за ними — ночной Серпухов, россыпь огней, тёмные пятна парков, красные точки антенн на горизонте. Потолки высокие, метра четыре, освещение — скрытые светильники по периметру, тёплый свет. Мебель: дизайнерская, но обжитая, с тем налётом быта, который появляется, когда в квартире живут двое — плед на диване, кружка на журнальном столике, книга корешком вверх. Техника дорогая: огромный экран на стене, акустика по углам, и всё это сделано со вкусом, с тем чувством меры, которое стоит дороже самих вещей.
У кухонного острова на барном стуле сидела девушка. При нашем появлении встала — плавно, одним движением, от которого качнулись каштановые волосы до плеч. Лет двадцать, может чуть больше. Симпатичная — из тех, кто это знает, но держит при себе. Карие глаза, внимательные, с тем лёгким прищуром, который бывает у людей, привыкших оценивать обстановку раньше, чем в неё входить. Лёгкий макияж, аккуратные брови, тонкая цепочка на шее, уходящая за вырез свитера. Джинсы в обтяжку, кроссовки, свитер — но всё сидело так, будто она одевалась перед зеркалом. Спина прямая, плечи расправлены — спорт или танцы, и то и другое одинаково вероятно.
Держалась спокойнее Элизабет, и это бросалось в глаза — две девушки в одной квартире, одна вся дрожит, вторая сидит прямо и ждёт.
— Света, — сказала она, протянув руку. Рукопожатие было коротким и уверенным. — Подруга Элизабет. Она позвонила мне в девять с чем-то, я была в кафе через два квартала, после тренировки. Дошла пешком минут за пятнадцать.
— Роман Крайонов, — я пожал ей руку. — Это Женя Решетников, мой напарник.
Женя кивнул — сдержанно, по-деловому, и я заметил, что он уже осматривает квартиру глазами, как обычно делают люди в новых местах.
Элизабет стояла у окна, обхватив себя руками, и по напряжению в плечах я видел, она серьезно переживает.
— Расскажи мне всё, — сказал я, подойдя к ней. — С самого начала. Когда вы вернулись домой?
— После обеда, — Элизабет повернулась от окна. Глаза мокрые, нос покраснел, голос дрожал, но она держалась. — Максим работал из дома. Созвоны, документы. Я готовила ужин. Мы сели есть около семи. Он был в хорошем настроении, шутил, рассказывал про какую-то встречу с партнёрами отца.
— Что за встреча?
— Что-то связанное с поставками. Максим сказал, что Виктор Михайлович хочет расширить складскую сеть в Подмосковье. Новые контракты. Он был доволен, говорил, что отец наконец-то доверяет ему серьёзные переговоры.
— Контракты с кем?
— Не знаю. Максим не вдавался в детали. Он вообще старается не грузить меня бизнесом. Говорит, что дом — это дом, а работа — работа.
Чистое разделение. Драгомировская школа: женщина — отдельно, дела — отдельно. Максим копировал отца, осознанно или нет.
— Хорошо. — Вы поужинали. Что потом?
— Потом я убрала со стола. Максим сел на диван, включил что-то на экране. Какой-то матч, кажется. Я мыла посуду, и он крикнул мне что-то смешное, я не помню что, что-то про команду, которая проигрывает. Всё было… обычно. Нормально. Как каждый вечер.
Голос у неё сорвался на последнем слове. «Как каждый вечер» — и именно от этого «каждого» было больнее всего, потому что обычный вечер сломался в одну секунду, по одному звонку.
— А потом телефон, — продолжила она. — Его телефон зазвонил. Он посмотрел на экран, нахмурился чуть-чуть, я заметила, потому что стояла у раковины и видела его профиль. Ответил. Разговор был коротким. Я не слышала, что ему говорили, но слышала его ответы.
— Какие?
Элизабет прикрыла глаза. Я видел, как она собирает разговор по кусочкам, монтирует из обрывков памяти.
— «Да.» Потом: «Когда?» Потом: «Хорошо. Десять минут.» Всё. Три фразы. И повесил трубку.
Три фразы. «Да» — подтверждение, что он тот, кого ищут, или согласие на предложение. «Когда?» — уточнение времени или места. «Хорошо. Десять минут» — принятие условий и обозначение срока. Разговор, в котором он получил информацию, задал один уточняющий вопрос и согласился. Торга и колебаний — ноль. Уточнений «кто вы» или «откуда номер» — тоже. Значит, знал, кто звонит. Или знал тему разговора, и ему было достаточно.
— Во сколько это было?
— Около восьми. Может, чуть позже. Я не смотрела на часы.
— С какого номера?
— Номер не сохранился. Он… — Элизабет посмотрела на телефон Максима, лежавший на журнальном столике. — Я проверила после. В списке вызовов — неизвестный номер. Входящий, длительность — минута двенадцать секунд.
Минута двенадцать. Короткий разговор. Достаточно, чтобы получить информацию или инструкцию, недостаточно для спора. И три фразы Максима укладываются в минуту с запасом — значит, говорил в основном тот, кто звонил.
— Что он сказал после звонка?
— Что ему нужно выйти. Буквально. «Мне нужно выйти, десять минут, я вернусь.» Ничего больше. Я спросила: «Куда?» Он ответил: «Вниз. Быстро.»
— «Вниз», — повторил я. — Он сказал «вниз»? Конкретно это слово?
— Да. «Вниз. Быстро.»
«Вниз» — значит, он думал, что встреча будет у подъезда. Или на нижних этажах. Или во дворе. Он не планировал идти далеко. Десять минут — спуститься, поговорить, подняться.
— Как он выглядел? Нервничал? Торопился?
Элизабет задумалась. Закусила губу — привычка, которую я помнил по первому делу.
— Нет, — сказала она. — В том-то и дело. Он был спокоен. Как обычно. Как будто ему позвонил сосед и попросил соль. Ничего особенного — надел кроссовки, серые, те, что стояли у двери, взял куртку, тёмно-синюю, лёгкую. И вышел. Телефон оставил на столе. Я даже не заметила, что он без телефона, пока не прошёл час.
— Что ещё он обычно берёт с собой?
— Кошелёк. Ключи. Телефон.
— Проверь: кошелёк и ключи на месте?
Элизабет встала, подошла к тумбочке в прихожей. Открыла верхний ящик. Достала связку ключей — тяжёлую, с брелоком в форме герба Драгомировых. И кожаный портмоне.
— Здесь, — сказала она, и голос дрогнул. — Всё здесь. Телефон, ключи, кошелёк. Он вышел без всего.
Телефон на столе, ключи в ящике, кошелёк рядом. Человек вышел из квартиры голым — в смысле информационном. «Десять минут, я вернусь.» Он был абсолютно уверен, что вернётся. Настолько уверен, что даже ключи от двери оставил, знал, что Элизабет дома и откроет.
— Час, — повторил я. — И ты не стала звонить?
— Я думала, он встретил на обратном пути соседей или решил еще пройтись, Максим иногда так делает. Через час забеспокоилась. Позвонила ему, и услышала, как телефон звонит в гостиной, на столе. Тогда начала нервничать. Проверила его телефон, увидела неизвестный номер, время звонка. Ещё через час позвонила Свете. А потом сидела и ждала, что дверь откроется.
Хронология паники. Час — беспокойство. Два — подруга. Три — звонок мне. Элизабет тянула, надеясь, что он вернётся сам, и с каждым часом надежда становилась тоньше.
— Ты знаешь, куда бы он мог пойти? — спросил я. — После того, как вышел из подъезда?
— Нет. — Элизабет покачала головой. — Я не выходила и не смотрела в окно, когда он ушел. Я просто… ждала. Сидела здесь и ждала.
В кроссовках и лёгкой куртке. «Вниз. Быстро.» Десять минут. Человек вышел за порог и растворился, а она осталась в пентхаусе, на двадцать пятом этаже, и единственное, что могла, это надеяться, что вот-вот щёлкнет замок.
Я обошёл гостиную. Медленно, по периметру, как делал всегда на новом месте, от двери по часовой стрелке, глазами по стенам, по полу, по поверхностям. Привычка из прошлой жизни, въевшаяся в мышечную память: осмотр места — ритуал, и ритуал работает, даже когда место — чужая гостиная, а повод — звонок испуганной девушки посреди ночи.
Прихожая. Элизабет сказала, что он ушел в серых кроссовках. Остальная обувь на месте — ботинки, кеды, туфли. Куртки на вешалке, нет только тёмно-синей лёгкой нет.
Взял телефон Максима со столика — чёрный, дорогой, без чехла, с царапиной на углу. Экран заблокирован.
— Код? — спросил я.
— 1409, — сказала Элизабет. — День нашего знакомства.
Код сентиментальный. Драгомиров-младший, графский наследник, ставит на телефон дату знакомства с девушкой. Милое. И предсказуемое — любой, кто знает их историю, угадал бы за три попытки.
Я разблокировал. Список вызовов: неизвестный номер, входящий, 20:07, длительность 1:12. До этого — обычные вызовы. Отец — три раза за день, все исходящие, длительность от двух до семи минут. Элизабет — дважды, короткие. Контакт «Марков» — один входящий, четыре минуты, днём. Контакт «Склад» — один исходящий, полторы минуты. Ничего странного. Рабочий ритм наследника, у которого отец контролирует каждый шаг.
Я открыл мессенджеры. Основной — стандартный, имперский. Последние сообщения: переписка с Элизабет — бытовая, тёплая, с эмодзи, которых от Максима Драгомирова я не ожидал. Переписка с «Марков» — рабочая, сухая, про документы и сроки. Групповой чат «Склад Подольск» — логистика, цифры, ничего интересного. Ни одного нового контакта за последние две недели. Ни одного удалённого чата — во всяком случае, следов удаления я не видел.
Последнее отправленное сообщение — Элизабет, в 12:45: «Купи молоко, забыл.» Бытовое. Нормальное. Человек, который собирается пропасть, обычно не просит купить молоко. Хотя — я знал случаи, когда люди перед исчезновением вели себя абсолютно нормально, потому что не знали, что исчезнут. Или — знали, но не считали это исчезновением. «Десять минут, вернусь.»
Я вернул телефон на столик. Достал свой, сфотографировал экран с неизвестным номером — на случай, если цифры понадобятся.
— Женя, — сказал я, подойдя к нему. — В здании должна быть охрана — это «Парус», пентхаус, тут точно есть камеры в подъезде. Спустись, найди дежурного, попроси показать записи. Временной промежуток — с двадцати ноль-пять до двадцати двадцати. Хочу видеть, как он выходил. И проверь, есть ли камера на улице у входа.
— А если охрана не захочет разговаривать?
— Ты княжич Решетников. Захотят.
Женя хмыкнул, полез во внутренний карман куртки и достал перстень — красный камень в серебряной оправе, с орнаментом, который я видел только на кольцах княжеских родов. Надел на средний палец правой руки, повертел — как будто примерял чужую вещь.
Я присвистнул — камень в оправе поймал свет лампы и мигнул красным, как стоп-сигнал.
— А без колечка со мной разговаривать не будут, — Женя пожал плечами, но в голосе скользнуло раздражение. Он не любил пользоваться титулом, и я это знал. Но знал и то, что ночной охранник жилого комплекса, в котором живёт графский наследник, не станет показывать записи случайному парню в куртке. А вот перстень княжеского рода — другой разговор.
— Действуй, Женёк.
Женя вышел. Дверь закрылась мягко, и в тишине пентхауса стало слышно, как гудит холодильник на кухне и как за окном, далеко внизу, проехала машина — шорох шин по мокрому асфальту.
Я повернулся к Свете. Она сидела на барном стуле и смотрела на меня тем оценивающим взглядом, который бывает у людей, умеющих слушать и запоминать. Ладони лежали на коленях, пальцы расслаблены.
— Когда ты пришла?
— Лиза позвонила мне в двадцать один двенадцать, — Света ответила сразу, без паузы, и точность удивила. — Я посмотрела на часы, когда увидела её имя на экране. В такое время она обычно не звонит. Сказала, что Максим вышел больше часа назад и не возвращается, что ей страшно. Я была в кафе на Гагарина, после тренировки, дошла пешком минут за пятнадцать.
— Ты предлагала вызвать полицию?
— Да. Элизабет отказалась.
— Полиция будет искать его утром, — сказала Элизабет из-за моей спины. — Для них три часа — ничего. Взрослый мужчина, ушёл добровольно, следов борьбы нет. Они скажут: подождите до утра. Может, загулял.
— Максим не гуляет, — тихо добавила Света. — Я Элизабет давно знаю. Максим такой… домашний. Всегда звонит, если задерживается.
Света знала привычки Максима — значит, дружба с Элизабет давняя, и Максим для неё был привычной частью картины. Или за этим скрывается что-то другое? Надо будет проверить эту версию. Вернемся к Максиму. Педант, который звонит при задержке в пять минут. И вот он ушёл без телефона, и за окном давно перевалило за полночь. Что-то выбило его из привычного поведения — что-то, казавшееся настолько простым и быстрым, что шаблон не нуждался в корректировке. «Десять минут.»
— Света, Элизабет при тебе кому-нибудь звонила, кроме меня?
— Нет, — она покачала головой. — Только мне и вам. Она боялась беспокоить отца Максима.
Я понимал, почему она не позвонила Виктору Михайловичу. Отец Максима услышит «ваш сын пропал» — и через час здесь будет армия. Охрана, люди, вопросы. И первый вопрос будет к ней: как допустила? Как будущая невеста графского наследника не заметила, что он ушёл без телефона? Не остановила, не спросила, не проследила? Элизабет Белозерская, приёмная дочь барона, девушка без собственного рода, которая и так держится в этих кругах на тонком льду. Один звонок отцу Максима, и лёд под ней треснет, даже если Максим найдётся через десять минут.
Поэтому она позвонила подруге. Потом мне. И сидела в темноте пентхауса, глядя на дверь, которая не открывалась.
Я стоял у панорамного окна. Город внизу выглядел плоским, как макет — крыши, фонари, тёмные провалы дворов, и где-то там графский наследник вышел из дома больше четырёх часов назад, получив звонок от человека, которого знал лично, но чей номер не хранил в телефоне.
Знакомый почерк. Звонок, короткий разговор, человек выходит добровольно. Никакой борьбы, никакой паники. Его позвали. Он знал, к кому идёт.
Я знал это ощущение, когда идёшь к кому-то, кому доверяешь, и даже мысль об опасности кажется лишней.
— Максим в последнее время с кем-нибудь конфликтовал? Новые контакты, странные встречи, изменения в поведении?
— Нет, — она покачала головой. — Всё как обычно. Работа, отец, я. Он даже говорил, что наконец-то всё успокоилось. После… после всей той истории.
Авдосия, Ксюша, вся история с фальшивым диагнозом, я сам это раскопал, и Максим после этого расслабился. Думал, что худшее позади.
Дверь открылась — Женя. Вошёл быстро, прикрыл за собой. Перстень уже был в кармане, пальцы правой руки потирали средний — привычка, видимо, кольцо давило.
— Охранник внизу, — сказал он негромко, чтобы Элизабет не услышала из гостиной. — Один, дежурный. Показал камеры сразу, как колечко увидел. Максим вышел через парадный в двадцать восемнадцать. Спокойно, руки в карманах, лицо расслабленное. Повернул направо от входа и пошёл по тротуару. Камера на углу здания — последняя точка. Дальше он уходит в сторону парка, и всё. Камер больше нет.
В сторону парка. Пешком, налегке, к кому-то, кого знал.
— Охранник знает, что Максим не вернулся?
— Теперь знает. Я спросил аккуратно, сказал, что Максим попросил проверить, во сколько он выходил. Охранник не задавал вопросов. Но утром, когда сменится, может доложить наверх.
— Сколько у нас времени?
— До смены — часов шесть-семь.
Я кивнул. Повернулся к Элизабет, она стояла в дверях гостиной, вцепившись пальцами в дверной косяк, и по её лицу я видел: она всё слышала.
— Элизабет, — сказал я. — Давай так. Мы с Женей сейчас пройдём его маршрут от подъезда до парка. Посмотрим, что там. Если к утру ничего не найдём и Максим не вернётся, тогда будем звонить Виктору Михайловичу. Но пока попробуем сами.
Я видел, как у неё дрогнули плечи — мелко, коротко. Облегчение. Кто-то взял на себя решение, которое она не могла принять. Кто-то сказал, пока подождём.
— Хорошо, — выдохнула она. — Хорошо.
— Жди здесь. Если Максим вернётся — звони немедленно. Если придёт кто-нибудь другой — не открывай. Никому. Света, побудь с ней.
— Конечно, — Света кивнула, и на секунду я поймал её взгляд — оценивающий, цепкий. Она смотрела так с момента нашего появления. Девушка замечала больше, чем говорила.
Мы вышли. Лифт, подъезд, ночной воздух — холодный, с привкусом мокрого бетона. Фонарь у входа горел тускло, жёлтым, и в его свете асфальт блестел.
— Направо, — сказал Женя.
— Направо.
Мы пошли. Тем же маршрутом, которым четыре с лишним часа назад шёл Максим Драгомиров, — по тротуару вдоль фасада «Паруса», мимо припаркованных машин, мимо тёмных витрин на первом этаже. Камера на углу здания — маленькая, под козырьком, красный огонёк — последняя точка, на которой его зафиксировали. Дальше тротуар уходил в сторону парка, и фонари здесь стояли реже, а деревья — гуще, и через двадцать метров темнота становилась плотной, влажной, с запахом прелой листвы.
— Четыре с лишним часа, — сказал Женя. — Вряд ли тут что-то найдём.
— Вряд ли. Но проверить стоит.
Женя промолчал. Мы шли медленно, и я смотрел под ноги, по сторонам, на кромку газона, на бордюр, на ограду парка, которая уже проступала в темноте — низкая, металлическая, декоративная. За ней начинались деревья, аллея, скамейки, и где-то в глубине, за кронами, горел одинокий фонарь.
Камеры. Я подумал о камерах — в парке могли быть свои, муниципальные, на входах и аллеях. Но в час ночи администрации нет, и записи получить можно только утром, через запрос или через кого-то, у кого есть доступ.

Глава 3

Ограда парка начиналась через сотню метров от угла «Паруса». Низкая, металлическая, с завитками наверху, покрашенная в чёрный так давно, что краска пошла пузырями и местами облупилась до ржавого. Фонари вдоль тротуара горели через два на третий, и в промежутках темнота ложилась пластами, с запахом прелой листвы и сырой земли.
Женя шёл справа, чуть сзади, и я слышал его шаги по асфальту — ровные, тяжелее моих, с лёгким скрипом подошвы на каждом втором шаге. Новые кроссовки, видимо купленные вместе с Маздой — в тот же заезд по магазинам, в том же порыве обновить всё разом.
Мы прошли мимо последнего работающего фонаря, и темнота сомкнулась. Началась зона парка, но мы пока были с его внешней стороны. Глаза привыкали секунд десять, потом проступили контуры: ограда слева, тротуар под ногами, силуэты деревьев за оградой, впереди виднелась аллея, скамейки, мусорная урна.
— Ром, — сказал Женя. Голос прозвучал в темноте, и я поймал себя на том, что автоматически снизил шаг, чтобы разговаривать тише. — Что мы вообще ищем?
— Всё, что угодно.
— Это не ответ.
— Это единственный ответ, Женёк. Хоть что-нибудь. Следы борьбы, кровь, оброненная вещь, сломанная ветка. Любая зацепка, которая покажет, что он здесь проходил и что с ним произошло что-то, кроме прогулки.
Женя помолчал. Я чувствовал, как он подбирает слова, и это было непривычно — Женя обычно говорил быстро, на выдохе, и только в серьёзных разговорах замедлялся.
— Ты думаешь, его могли избить? Или затащить куда-то?
— Не знаю. Ты что-то знаешь про Максима? Все-таки ты княжич, а он граф, может у тебя есть что-то по нему? Общие посиделки? Учеба? Одни и те же знакомые?
Женя помолчал, и я уловил, как сменился ритм его шагов — замедлился, стал тяжелее. Он вспоминал.
— Максим тренирован, — он поджал губы. — Серьёзно тренирован. Я, до того как из дома свалил, слышал про это. Бывали такие шуточные дуэли, знаешь, когда молодые наследники выясняют, кто круче. Так вот Максим из тех, кто их выигрывал. Все, насколько я помню. И еще кое-что. Его ни разу не положили.
— Рукопашник?
— Рукопашник. И маг, хоть я точно не знаю какой именно школы. Его отец этим занимался серьёзно. Виктор Михайлович из тех людей, которые считают, что наследник графского рода должен уметь и баланс свести, и челюсть сломать.
Я переварил это. Максим Драгомиров — тренированный боец, маг, графский наследник, который не проиграл ни одной дуэли. И кто-то его взял. Либо этот «кто-то» был сильнее, либо Максим пошёл добровольно, потому что доверял.
— Значит, если его похитили, это были не случайные гопники, — задумчиво проговорил я.
— Случайные гопники на графского наследника вообще не полезут, — Женя фыркнул. — А если полезут, потом будут жалеть долго и мучительно.
— Вот что меня цепляет, Жень. Если Максим такой, каким ты его описываешь, и его всё-таки взяли, он бы оставил след. Он ведь не дурак. Влюблённый — да, я это видел, когда он смотрел на Элизабет, там глаза как у телёнка. Но мозги у него работают, и отец его этому тоже научил.
Я смотрел по сторонам, пока говорил. Тротуар, бордюр, полоска газона между бордюром и оградой. Под ногами — мелкий гравий, местами асфальт. Мусор обычный: окурок, смятая пачка от чипсов, пластиковая крышка от стакана. Городской шум — далёкий, ровный, и тишина здесь, у парка, казалась натянутой, как мембрана барабана.
— Ром, — сказал Женя, и в голосе было что-то новое, что-то, чего я от него не ожидал. — А ты вообще зачем впрягся именно сейчас? Посреди ночи, бросил Катю, поехал на другой конец города. Почему не дождался утра? Драгомиров тебе кто?
Хороший вопрос. Я задал бы себе такой же, если бы имел привычку задавать себе вопросы в час ночи посреди тёмного парка.
— Драгомировы мне торчат одно условное желание, — пояснил я. — С моего первого дела наследник пообещал, что их род выполнит одно мое желание, в пределах дозволенности, конечно. Уверен, он рассказал об этом обещании отцу, таким не разбрасываются без осведомления семьи. И сейчас, если я найду Максима до того, как Виктор Михайлович вообще узнает, что его наследник пропал, появляется шанс, что сыночек будет должен мне лично дополнительно, отдельно от отца. Это в его же интересах.
— На хрена тебе два желания от одного рода?
— Одно — от отца, родовое. Второе — личное, от Максима. Два независимых рычага в одном графском роду, каждый по отдельному долгу. Выглядит перспективно.
— Понимаю, — сказал Женя, и я уловил в его голосе что-то похожее на уважение. Или на удивление, с Женей иногда трудно отличить одно от другого, особенно когда он пытается это скрыть. — Тебя послушать, так ты больше шахматист, чем детектив.
— Шахматист, который ходит пешкой и притворяется, что не видит ферзя. Просто у этой пешки длинная память.
Мы шли. Фонарь — далеко позади, следующий — далеко впереди, и между ними мы двигались в полумраке, по которому глаза уже привыкли ориентироваться. Ограда парка тянулась слева, за ней стояли деревья — липы, кажется, с тяжёлыми кронами, и от них тянуло сыростью и чем-то сладковатым, прелым. Кроны слегка шумели от порывов редкого ветра и полностью перекрывали ночной гул города. Создавалось ощущение отрезанности и прогулки в глубокой лесной части, а не в нескольких шагах от городского парка.
— Кстати, — начал Женя. Тон сменился, стал легче, но с подтекстом, который я узнал. Так он подбирался к темам, которые считал важными, но не хотел начинать в лоб. — Я тебе давно хотел сказать. Ты, может, не в курсе, но мой отец говорил, что про тебя начали ходить разговоры.
— Какие разговоры?
— В высших кругах. После того, как тебя похитили и вытащили из этих… из клетки.
Я повернул голову. Женя смотрел перед собой, и в слабом свете далёкого фонаря его лицо было серьёзным, с тем выражением, которое появлялось, когда он говорил о вещах, связанных с его семьёй и статусом.
— Мы с ним разговариваем иногда, и он сказал, что лучше бы с тобой не связываться. Он ничего против тебя не имеет, Ром, если что. Но говорит, вокруг тебя что-то начинает закручиваться. Люди обращают внимание. Те люди, которые обычно внимания не обращают ни на кого ниже графского ранга.
Я переварил это молча. Ночной воздух холодил горло, и я чувствовал, как от каждого вдоха по грудной клетке расходится зябкая волна мурашек.
— Кстати, — Женя покосился на меня, — ты так и не узнал, кто это был?
Я качнул головой.
— Может, ты кого то подозреваешь? Не спрашивал отца, может у него есть какие-то предположения или подозрения? Может кто-то последнее время давал поводы или вел себя необычно?
— Спрашивал. Он мне ничего не говорит. «Не лезь в это» — его любимая фраза, когда ответ ему не нравится. Мы тогда оба с Катей звонили, я отцу, Катя своему. Нам обоим перезвонили, сказали, что ты свободен. Кто именно дёрнул за нитку — молчание.
— Кто-то из ваших отцов, — сказал я.
Князь Решетников или барон Кац. Оба могли. Оба имеют ресурсы и связи. Оба сильные. И оба промолчали, когда можно было забрать себе заслугу. Это настораживало больше, чем само похищение.
— А Катя что говорит?
— Ничего внятного. Кто-то позвонил, кто-то решил вопрос, нас поставили перед фактом. Стандартная аристократическая схема, решение принимается наверху, вниз спускается результат. И вопросы никто не задает.
Мы наконец дошли до входа в парк. Ворота — открытые, декоративные, створки разведены и зафиксированы стопорами в асфальте. За ними начиналась аллея, вымощенная плиткой, и первая скамейка стояла метрах в пяти, под фонарём, который горел — тусклым, мутным, желтоватым светом. Людей не было. Не удивительно, в такое время.
Я остановился у ворот. Посмотрел на землю. Привычка — в каждом новом месте первые десять секунд уходят на пол. Люди роняют вещи, и они могут рассказать о том, что произошло.
Плитка у входа — стандартная, серая, с тёмными пятнами от жвачки и старых плевков. Справа от ворот — урна, металлическая, переполненная. Стаканы, салфетки, пакеты. Слева — газон, и на газоне, у самого бордюра, в траве — окурки, фантик от конфеты, какая-то бумажка.
Женя встал рядом. Руки в карманах, подбородок чуть опущен, тоже смотрел вниз, и я отметил, что он учится. Совсем немного рядом со мной, и уже смотрит на пол при входе в новое место.
Мы вошли. Аллея тянулась прямо, метров на двести, и терялась в темноте за пределами фонарей. Скамейки по бокам — через каждые двадцать метров, деревянные планки на чугунных ножках. Деревья стояли плотно, их кроны смыкались над аллеей, образуя тоннель, и в этом тоннеле звуки гасли, как в обитой войлоком комнате.
Я шёл медленно. Смотрел по сторонам, на плитку, на бордюр, на траву у скамеек. Женя шёл рядом, и его дыхание было чуть чаще обычного — адреналин, ночной парк, пропавший человек. Тело готовилось, даже если голова говорила «всё нормально».
— Ром, — Женя кивнул вперёд. — Что мы ищем конкретно? Ты говоришь «всё что угодно», но мне нужен хотя бы примерный объект. Я не профайлер, я не знаю, на что смотреть.
— На то, что не вписывается в общий фон, — сказал я. — Мусор, который выглядит свежим. Вмятина на газоне, которой быть не должно. Пятно на скамейке. Обрывок ткани на ветке. Всё, что заставит тебя остановиться и подумать: а это тут откуда?
— Понял.
Мы прошли первые три скамейки. Пусто. Стандартный городской мусор, ничего необычного. На четвёртой скамейке лежал забытый зонт — женский, с цветочным рисунком, мокрый от росы. Не наш маршрут — зонт лежал здесь давно.
Пятая скамейка. Шестая. Фонарь горел над седьмой — ярче остальных, и в его свете я видел аллею отчётливо: плитка, бордюр, газон. Ничего.
Я начинал думать, что Женя прав, и четыре с лишним часа — слишком много. Что бы тут ни произошло, следы могли затоптать, подмести, унести.
Между восьмой и девятой скамейками я увидел что-то на бордюре. Маленькое, светлое, прижатое к краю плитки. Я замедлил шаг.
— Женя.
— М?
— Стой. — Я опустился на корточки. — Посвети телефоном.
Женя достал телефон, включил фонарик. Луч упал на бордюр. Бумажка — маленькая, сложенная, размером с фантик от конфеты. Белая, чуть помятая, лежала у самого края плитки, как будто кто-то бросил её на ходу и она скатилась к бордюру.
— Мусор, — хмыкнул Женя.
Я не ответил. Смотрел на бумажку и чувствовал, как внутри что-то щёлкнуло — тот механизм, который за годы работы научился отличать «просто мусор» от «мусор, который лежит не так». Бумажка была слишком белой. Слишком чистой для парка, где всё покрывалось росой и пылью за часы.
— Подержи свет.
Я вытащил правую руку из кармана куртки. Пальцы обожгло ночным воздухом, кожа стянулась от холода. Давай-ка проверю. На всякий случай — может, это Максим.
Коснулся бумажки кончиками пальцев.
Дар сработал, и я ожидал шума — обычного мусорного фона из десятков случайных прикосновений. Получил другое. Голос — мужской, молодой, знакомый. Максим Драгомиров. Тихий, без надрыва, словно думал на ходу, между шагами.
«Я так и знал, что это будет она. Костя, мой одногруппник из универа… Он бы сам не стал. Значит, она его…»
Обрывок. Мысль оборвалась, в голове осталось эхо — голос Максима, горечь узнавания. Костя — приманка. Женщина — цель.
Считывание было бледным. Кольцо на пальце не дало привычного усиления, я ожидал, что перстень рода хоть немного обострит сигнал, как получилось с другими предметами после активации баронства. Здесь — ничего. Либо я плохо старался, либо Максим бросил бумажку машинально, без сильного эмоционального всплеска, и мне просто повезло поймать обрывок.
Я разжал пальцы. В висках коротко стукнуло — лёгкий откат, считывание было коротким. Как будто кто-то надавил на затылок ладонью и отпустил.
— Ром? — Женя присел рядом, фонарик горел. — Ты чего замер?
Я выдохнул через нос. Дал голове несколько секунд, чтобы чужой голос ушёл.
— У нас есть зацепка, — сказал я.
— Какая зацепка? Это всего лишь бумажка.
Женя смотрел на меня снизу — в свете фонарика тени под скулами, прищур.
— Твой дар, что ли? — он хмыкнул. — Ты можешь понимать что-то от бумажек и строить гипотезы?
— Я тебе в подробностях про свой дар никогда не объяснял. Думаю, сейчас как раз самое время. Когда я касаюсь предмета, то считываю последние мысли человека, который его держал. Слышу голосом того человека — мужской, женский, примерный возраст по тембру определяю. Иногда эмоции, иногда обрывки фраз. Чем свежее отпечаток и чем сильнее были эмоции в момент контакта, тем чётче сигнал.
Женя молчал. Фонарик в его руке чуть качнулся, пальцы дрогнули.
— Вот сейчас я тронул эту бумажку и услышал голос Максима.
Тишина. Парк вокруг молчал — ни ветра, ни шагов. Фонарь гудел над головой.
— Серьёзно, — присвистнул Женя. Утверждение, без вопросительной интонации.
— Я не детектив ради вывески и высокой зарплаты или славы.
Он потёр подбородок. Переваривал. Я видел, как в его голове укладывались вещи, все те случаи, когда я делал выводы, которые из простого анализа не вытянешь. Теперь они обретали объяснение.
— Теперь понятно. И что ты услышал?
— Максим шёл сюда встретиться с Костей — одногруппником из университета. Костя его позвал. Но на месте оказалась женщина. Максим подумал: «Я так и знал, что это будет она». Он подозревал, что за Костей кто-то стоит. И оказался прав, Костю использовали как приманку.
— Женщина, — Женя выпрямился. — Значит, за всем стоит женщина.
— Максим её знает. Он подозревал что-то подобное — «так и знал» звучит как человек, который боялся именно этого. Костя — инструмент, пешка. Позвонил, позвал, привёл на место. А дальше события пошли быстро, мысль оборвалась.
Я выпрямился, сунул руку обратно в карман, сжал кулак, разгоняя кровь в пальцах.
— Погоди, — сказал Женя. — Ты кому-то рассказывал про свой дар? Кто-то об этом знает?
— Никому. Катя не знает. Соня не знает, Ксюша тоже. Ты сейчас первый, кому я объясняю в подробностях. Яков знает, но он знал моего отца и работал на род Крайоновых, это другое. К тому же, не думаю, что он в этом замешан. А что?
— Тогда нам просто повезло?
Я почесал бровь. Вопрос хороший, и я сам об этом думал, пока считывал.
— Я думаю, да. Сигнал слабый — без эмоционального всплеска, без нажима. Возможно, Максим просто бросил бумажку на ходу, а мысли шли фоном. Мне повезло.
— А если специально? Если он знает про твой дар?
— Если специально, значит, он догадался, что с ним может что-то случиться, но повернуть обратно уже не мог. Тогда он решил бросить эту бумажку в качестве зацепки, как крошки на пути, чтобы хоть как-то передать информацию и не выдать себя. В первом деле я при нём касался вещей и делал выводы, которые из чистой аналитики не вытянешь. Максим наблюдательный, отец его к этому приучил. Мог сложить два и два. Но в таком случае, у нас было бы хотя бы имя подозреваемой. А этого нет.
Я остановился.
— Итак, подведем итоги, мы знаем, что Максим был здесь. Значит, маршрут верный. — Я посмотрел вдоль аллеи, в темноту за пределами фонаря. — Идём дальше. Если тут одна бумажка с его отпечатком, то могут быть ещё.
Кивок. Мы пошли дальше по аллее — медленнее, внимательнее. Теперь Женя тоже смотрел на бордюры, на траву, на скамейки, а луч его телефонного фонарика скользил по земле перед нами, выхватывая из темноты плитку, камешки, листья.
Парк жил своей ночной жизнью. Где-то в кронах хрустнула ветка — птица или белка, что-то мелкое, ночное, может быть сова. Справа, за деревьями, мигнул свет — окно дома, выходящего фасадом к парку, кто-то за шторой прошёл мимо лампы. Я отметил это машинально — привычка фиксировать источники света, движения, звуки, всё, что меняется вокруг, пока ты идёшь по чужой территории.
Аллея поворачивала. Плавно, дугой, огибая то, что днём, вероятно, было клумбой, а сейчас выглядело тёмным холмиком земли с торчащими палками — подстриженные кусты. За поворотом стояла ещё одна скамейка, и за ней — второй вход в парк, с калиткой и фонарём. Фонарь горел.
Я остановился. Посмотрел на поворот аллеи, на скамейку, на калитку. Если Максима вели, он шёл именно здесь — от «Паруса» через парк, через этот поворот, к другому выходу. Логичный маршрут: далеко от камер, через тёмную зону, к месту, где ждала машина или другой транспорт.
— Жень, — сказал я. — Давай искать камеры.
— Давай. Они в любом случае должны быть тут. Какой парк без камер. На входах, на аллеях, парковые. Если они тут есть, на них может быть Максим. И те, кто с ним шёл. — Женя огляделся. Поднял голову, посмотрел на фонарный столб — и я увидел то, что он увидел: маленькая коробочка под козырьком фонаря, с красным огоньком.
— Есть, — сказал он.
— Есть, — подтвердил я. — Записи хранятся в администрации парка или в городской системе. Утром нужно будет проверить.
— Утром, — повторил Женя, и в его голосе я расслышал ту усталость, которую он не показывал лицом. Адреналин откатывал. Ночь давила.
Я посмотрел дальше — за калитку, на улицу, на тротуар, освещённый фонарём. Пустая улица, пустые тротуары, припаркованные машины. Где-то в этом месте Максим Драгомиров провёл последние четыре с лишним часа, и я стоял посреди ночного парка с бумажкой в голове и двумя подозреваемыми: женщина и Костя, одногруппник из университета.
Два человека. Один маршрут. И камера на столбе, которая, может быть, записала всё — и будет молчать до утра.
Я достал телефон. 01:47. Четверг, который начался с поместья, с Якова, с кристалла, с графини, похищения, прошёл через кабинет канцелярии и выбитую дверь, через уход Ксюши, через покупку машины и ужин при свечах, и вот теперь заканчивался — или не заканчивался — в тёмном парке, с бумажкой от чужих мыслей и пропавшим графским наследником.
— Ладно, — я последний раз огляделся. — Поехали. Сейчас Элизабет наберу, скажу что до завтра тут ловить нечего.
Мы развернулись и пошли обратно по аллее. Я набрал на ходу, она взяла на первом гудке.
— Нашли?
Голос тихий, на выдохе, с тем хрипловатым призвуком, который появляется, когда человек плачет долго и тихо, а потом резко берёт себя в руки.
— Парк пуст, — хмуро проговорил я. — Но есть одна зацепка. Ему звонил какой-то Костя. Знаешь такого?
— Откуда ты знаешь?
— Детективы свои секреты не рассказывают.
Пауза. Я слышал, как она дышит — ровнее, чем минуту назад. Зацепка — это якорь, и люди в панике хватаются за любой якорь обеими руками.
— Костя… — она помолчала. — Костя Ермаков? Они учились вместе в экономической академии. Максим его упоминал пару раз, но я лично не знакома — академия мужская, это было решение Виктора Михайловича, так что я оттуда никого не знаю. Просто слышала имя.
— Ермаков, — повторил я, проговаривая каждую букву про себя. Фамилия зацепилась. — Хорошо. Завтра я его найду. Камеры парка тоже запрошу с утра, раньше всё равно никто не выдаст. Сейчас ложись спать. Утром свяжемся.
— Хорошо. — Её голос дрогнул, но она удержала его ровным. — Рома, подожди секундочку.
Я услышал шорох, она отвела телефон, и до меня долетел женский голос на фоне, приглушённый, быстрый. Света.
— Рома, тут Света спрашивает — вы случайно не в сторону Подольска едете? Она у меня остаться не может, а такси в два часа ночи она боится вызывать…
— В принципе мы едем по трассе в сторону Москвы, — сказал я. — Но через Подольск проезжаем, можем её захватить с собой и довезти до её дома, если что сделаем крюк. Правда, Жень?
Женя кивнул, не задавая вопросов.
— Да, мы можем отвезти ее, — сказал я в трубку.
— Правда? Спасибо, Рома. Она уже собирается. Вы на чём?
— Чёрная Мазда CX-5. У подъезда будем через пару минут.
— Хорошо, она спускается.
Я убрал телефон. Женя шёл рядом и смотрел на меня с выражением, которое в темноте я скорее угадал, чем увидел.
— Света, которая подруга Элизабет, спрашивала не по пути ли нам ехать, — пояснил я. — Не хочет с незнакомцем в такси ехать ночью. Ей в Подольск надо.
— А, — протянул Женя. — Та, что у Элизабет сидела. Каштановая такая.
— Она.
Женя кивнул и больше ничего не добавил. Мы дошли до ворот парка молча, выбрались на тротуар, свернули к «Парусу». Чёрная Мазда стояла у подъезда, холодная, с тонким слоем росы на капоте.
Когда же этот четверг закончится?

Глава 4

— Ром, — Женя заговорил первым, когда мы прошли метров тридцать по тротуару по направлению к машине. Голос звучал глуше ночью, без фонового шума города, без машин, только наши шаги и далёкий гул чего-то промышленного на горизонте. — А если его завалили?
Я не сбавил шаг. Вопрос был правильный — тот, который висел между нами с момента, как мы вышли из пентхауса, просто ни один не произносил его вслух.
— Если его завалили, то его уже завалили, — хмыкнул я. — Если ты о том, почему мы всё складываем на завтра, день у меня был конченый, это первое. Но есть второе, и оно важнее: посмотри вокруг. Здесь нет гвардии. Нет охраны его отца. Ни одного человека, ни одной машины с гербом Драгомировых. Улица пустая. Парк пустой. Двор пустой.
— И что это значит?
— Это значит, что на Виктора Михайловича никто не давит. Прошло больше четырёх часов, а Драгомиров-старший даже не знает, что сын пропал. При похищении наследника графского рода первым делом начали бы давить на отца — предъявлять условия, требовать. Это было бы сделано ради него, ради его денег и его связей. Но тишина. Полная тишина.
Женя помолчал, переваривая. Мы шли вдоль ограды парка, и деревья за ней стояли тёмной стеной, неподвижные, мокрые, с тяжёлыми кронами, которые поглощали звук.
— Ну, — он пожал плечами, — а зачем вообще нужен наследник рода? Чтобы что?
— Вот и я про это. Виктор Михайлович далеко от старости. Может родить другого наследника. Со второго раза, с двенадцатого — родит. К нему в род побежит любая, ради статуса и графского герба. Под него ляжет первая попавшаяся дура, и через девять месяцев у него будет новый наследник. Это графский род, тебе ли не знать, там очередь стоит. Максим — ценность, но заменимая. Значит, дело в самом Максиме. В чём-то, что он знает, что он может, или в чём-то, чего от него хотят.
— Тут я с тобой согласен, — кивнул Женя. Помолчал, шагая рядом, потом. — А если он прямо сейчас в опасности?
— Если он прямо сейчас в опасности, мы всё равно ничего не сделаем. Сегодня ночью — ничего.
— В смысле? Мы можем сообщить его отцу, и через час здесь будет целая…
— И что мы получим? — Я не дал ему договорить. — Приедет бригада, начнёт искать. У нас есть зацепка — Костя Ермаков и какая-то женщина. Больше ничего. Если мы звоним отцу, через полчаса сюда приедут люди Драгомирова, оцепят район и начнут прочёсывать — вслепую, без направления, без имён. Службы поднимут камеры. — Я посмотрел на Женю. — Камеры, Жень. Тебе напомнить? Меня выкрали средь бела дня, возле своего офиса, возле торгового центра, который обвешан камерами со всех сторон.
— И тебя не смогли найти, — тихо сказал Женя.
— Карловы пытались. Я верю в их попытку, у них ресурсы, люди, связи. Если меня, простого барона, выкрали и камерами с охраной найти не смогли, то подумай: тот, кто решился украсть графского наследника — наследника рода, про чьи возможности знает весь Серпухов, ты думаешь, он не подготовился? Это люди того же уровня, что увели меня. Или выше.
— Да, — Женя кивнул. — Логика понятна. Вопросов больше не имею.
Мы прошли ещё метров двадцать. Фонарь на углу «Паруса» бросал жёлтое пятно на тротуар, и в этом пятне я увидел свою тень — длинную, тонкую, скользящую по мокрому асфальту. Воздух был сырым и металическим — то ли от ограды, то ли от решёток ливнёвки под ногами.
— Ещё одно, — продолжил я. — Когда я поднял ту бумажку и считал Максима, там не было паники. Ни страха, ни боязни за свою жизнь. Констатация факта: перед ним стоит та, кого он ожидал здесь увидеть. Ожидал, хотя не должен был, потому что ему позвонил Костя, и он шёл к Косте. Его это скорее раздражало, чем пугало.
— Ну, — Женя хмыкнул, — это было до того, как всё пошло не по плану.
— Может быть. Но человек, который боится за жизнь, думает иначе. У страха другой вкус на предметах, Жень. Я его знаю. Здесь его не было.
Мы свернули к подъезду. Мазда стояла, где я её помнил, — чёрная, с росой на капоте, тускло блестевшая в свете подъездного фонаря. И рядом с ней, переминаясь с ноги на ногу на мокром асфальте, стояла Света.
Куртка застёгнута до подбородка, сумка через плечо, руки в карманах. Она увидела нас метров за пятнадцать и подошла ближе к машине — быстро, как человек, который мёрзнет и устал ждать. Каштановые волосы были убраны под капюшон, и лицо в тени выглядело острее, чем в пентхаусе, — скулы, подбородок, тёмные провалы глаз.
— Кстати, — Женя понизил голос, когда до Светы оставалось шагов десять. — Насчёт неё. Тебе не кажется странным? Живёт в Подольске — а сидит у Элизабет до двух ночи.
— По дороге разберёмся, — сказал я. — Думаю, к нам сейчас прилетит интересное предложение.
— Какое?
— Увидишь. Она чего-то боится. По повадкам видно, ей нужна защита сейчас, и она не причастна к пропаже Максима.
— Это из чего ты взял?
— Она была сегодня у Элизабет не потому, что Максим должен был пропасть. Она хотела остаться на ночь — планы поменялись, когда мы заявились. По дороге услышим что-нибудь вроде «не подскажете, где можно переночевать» или «не знаете ли съёмную квартиру». Она ищет, где спрятаться.
— А то, что она знает Максима?
— Помнишь, как она встала на его защиту? Вскинулась, начала объяснять — домашний, всегда звонит, если задерживается. Она знакома с ним ближе, чем думает Элизабет. Может, дружит напрямую. Может, ещё что-то. Но к похищению — нет.
— Слушай, Ром, — Женя покачал головой, — ты странно всё это раскладываешь. Мне от твоей логики иногда не по себе.
— Не понимай. Просто поверь. — Я остановился за три шага до Светы и посмотрел на Женю. — Если Максима должны были убить — его уже убили, прошло четыре часа. Если похитили ради отца — здесь бы работала бригада. А если ему сейчас угрожает опасность — мы его сегодня ночью не найдём. Даже с отцом и его людьми — не найдём. Завтра, с зацепками и именами, — шанс есть. Сегодня — нет.
— Принял, — согласился Женя. — Едем.
Света стояла у пассажирской двери и смотрела на нас. Взгляд — тот же, что в пентхаусе: внимательный, оценивающий, с лёгким прищуром. Она слышала, как мы подходили, и по тому, как она чуть выпрямилась и убрала руки из карманов, я понял, ждала не просто машину. Ждала решения.
— Спасибо, что подвозите, — сказала она. Голос ровный, собранный, без лишней благодарности. — Элизабет легла. Я закрыла за собой.
— Садись, — Женя разблокировал Мазду брелком, и машина мигнула фарами, на секунду залив парковку жёлтым. — Назад или вперёд?
— Назад, если можно.
Я сел на переднее пассажирское. Женя — за руль. Света устроилась сзади, положила сумку на колени и пристегнулась. Щёлкнул ремень, и в салоне стало тихо — та плотная, обитая тишина нового автомобиля, в которой слышно каждый вдох.
Женя завёл двигатель. Мазда тронулась мягко, почти бесшумно, вышла с парковки и свернула на дорогу. Фонари потекли за окном — жёлтые, размытые, один за другим. Город спал. Редкие окна горели в панельках вдоль дороги, и в одном из них мелькнул силуэт, человек стоял у окна посреди ночи, смотрел наружу. Бессонница или ожидание — и то и другое я знал.
Я достал телефон. 02:04. Пятница. Четверг всё-таки закончился, незаметно, где-то между парком и парковкой.
— Света, — сказал я, повернувшись вполоборота. — Куда в Подольск? Какой адрес?
Пауза. Короткая, меньше секунды, но я её поймал — та заминка, которая бывает, когда человек готовился к вопросу и всё равно не может ответить сразу.
— Улица Кирова, двадцать три.
— Понял. Жень, навигатор нужен?
— Нет, — Женя качнул головой. — Знаю дорогу. Через объездную быстрее будет, по трассе пробок нет.
Мы выехали из жилого массива на широкую дорогу. Фонари здесь стояли чаще, и в их свете асфальт блестел, мокрый, с длинными отражениями. Встречных машин — одна за три минуты, грузовик, ушедший в левый ряд.
Я ждал. Считал секунды. Двенадцать, тринадцать, четырнадцать…
— Роман, — сказала Света сзади. — Можно вопрос?
Двадцать одна секунда от выезда на трассу. Быстрее, чем я ожидал.
— Давай.
— Вы не знаете случайно… — она помолчала, и я услышал, как она сглотнула. Горло сжато, слова идут через усилие. — Где в Серпухове можно снять квартиру на ночь? Посуточно. Я… мне, наверное, лучше не ехать домой сегодня.
Я не повернулся. Смотрел в лобовое стекло, на дорогу, на мокрый асфальт, на огни фонарей, скользящие навстречу. Женя рядом усмехнулся — коротко, одним выдохом через нос. Я заметил краем глаза, как дёрнулся уголок его рта. Угадал. Он тоже услышал.
— Не в Подольск? — спросил я.
— Нет. Если честно — нет. Мне… — Она оборвала фразу. Тишина в салоне стала гуще. — Мне сейчас лучше не появляться дома.
Я посмотрел в зеркало заднего вида. Света сидела прямо, руки на сумке, пальцы чуть сжаты. Лицо — спокойное, но челюсть напряжена, и глаза блестели в отражённом свете фонарей. Она держалась так же, как в пентхаусе — собранно, ровно, с тем видом, который бывает у людей, привыкших справляться молча. Только кончики пальцев подрагивали на молнии сумки — мелко, едва заметно.
— Света, — я посмотрел в зеркало заднего вида. — Ты боишься кого-то конкретного?
Пауза. Длиннее предыдущей. Мазда плыла по ночной трассе, фонари считали метры, и каждая секунда тишины говорила громче слов.
— Да, — сказала она наконец. Тихо, почти шёпотом. — Да, я боюсь кого-то конкретного.
Я не стал давить. Ночь, машина, незнакомый мужчина, она и так сказала больше, чем планировала. Давить сейчас — значит закрыть дверь, которая только приоткрылась.
— У меня есть поместье, — сказал я. — Баронское, за Серпуховом, по дороге в сторону Москвы. Я еду туда сейчас. Там есть комнаты, постельное бельё, горячая вода и дверь с замком. Если тебе нужно переночевать, можешь остаться там. Никто не узнает, где ты.
Тишина. Женя вёл машину и молчал — без лишних взглядов, без комментариев. Правильное молчание, в котором нет вопросов.
— Вы серьёзно? — Света спросила это так, будто проверяла ловушку на прочность. Голос осторожный, с тем оттенком недоверия, который бывает у людей, которым слишком часто предлагали помощь с условиями.
— Серьёзно. Комната, замок, тишина. Утром разберёмся с остальным.
— Я… — она замолчала. Я видел в зеркале, как она прикусила нижнюю губу — мелкое, быстрое движение, сразу спрятанное. — Спасибо. Если это правда не будет проблемой.
— Не будет.
Женя перестроился в левый ряд, обогнал фуру с номерами из Тулы, вернулся обратно. Мазда шла ровно, мотор гудел на низких оборотах, и этот гул был единственным звуком в салоне — три человека, ночная трасса, и каждый думал о своём.
Я думал о Свете. О том, от кого она прячется и почему именно сегодня. О том, что она знает о Максиме больше, чем сказала, и о том, как связаны её страх и его исчезновение. Совпадение — может быть. Но в моей практике совпадения были редкостью, а связи — закономерностью.
Я думал о Максиме, который шёл по ночному парку к человеку, которому доверял, и увидел женщину, которую ожидал и боялся увидеть. О Косте Ермакове, одногруппнике из мужской экономической академии, которого использовали как приманку. О звонке в 20:07, о трёх фразах — «Да», «Когда?», «Хорошо, десять минут» — и о том, что человек, произнёсший эти фразы, ушёл из дома без телефона, без ключей, без кошелька, уверенный, что вернётся через десять минут.
Не вернулся.
Фонари за окном стали реже. Мы выехали за город, и темнота обступила дорогу — плотная, осенняя, с запахом мокрой земли, который пробивался даже через закрытые окна. Поля по сторонам, лесополоса на горизонте, и звёзды — их не было видно из города, а здесь они проступили, мелкие, россыпью по чёрному. От них тянуло холодом, как от конденсата на потолке.
— Минут пятнадцать, — сказал Женя, — и будем на месте. Утром во сколько? В шесть?
— Как проснёмся, так и созвонимся, — сказал я.
— Ром, — Женя бросил на меня короткий взгляд. — Серьёзно? «Как проснёмся»? Может, хотя бы в шесть?
— Жень, подумай. Куда мы в шесть утра пойдём? Камеры парка — это город, муниципальный пульт. Люди на работу приходят к девяти. В девять они придут, сядут, кофе нальют, придут в себя. Минут пятнадцать, полчаса — на поболтать, потрещать, посмотреть новости. До полдесятого они как люди вообще функционировать не начнут. Придём раньше — провозимся дольше, будем стоять и ждать, пока кто-то проснётся и найдёт того, кто имеет доступ к записям.
Женя помолчал. Мазда мягко покачивалась на стыках загородной дороги, и свет фар выхватывал из темноты то столбик, то куст, то кусок обочины с пожухлой травой.
— Идеальное окно — ближе к одиннадцати, — продолжил я. — К этому времени утренние дела заканчиваются, у охраны появляется безделье. Они уже проснулись, уже выпили кофе, уже обсудили всё, что хотели обсудить. Вот в это окно и нужно заходить — перед обедом, когда им скучно и они готовы поговорить. Придём к одиннадцати, к двенадцати — получим то, что нужно. Если проспим и это — следующее окно часам к трём. Потому что с двенадцати до часа обед, после обеда им ещё часик нужно полежать, прийти в себя. Раньше трёх к ним соваться бессмысленно.
— Ром, — Женя покачал головой. — Ты так говоришь, как будто вообще не переживаешь за Максима.
— Я уверен, что с ним всё в порядке. — Я сказал это ровно, без нажима, и сам удивился, насколько верил в собственные слова. — Утром, скорее всего, нам позвонит сам Максим. Начнёт оправдываться и просить, чтобы мы никому ничего не рассказывали. — Я повернулся вполоборота, так, чтобы видеть Свету в зеркале. — Ты, думаю, тоже понимаешь, что не стоит такие вещи обсуждать с кем-то. С Элизабет — в том числе.
— Да, — сказала Света. — Да, конечно.
Голос спокойный. Слишком спокойный для человека, который двадцать минут назад признался, что боится кого-то конкретного. Она или соглашалась на автомате, или знала о ситуации Максима больше, чем показывала. Оба варианта стоило запомнить.
Света молчала на заднем сиденье. Я не оборачивался, но чувствовал, она расслабилась. Чуть-чуть, на полтона, как человек, который понял, что сегодня ночью ему не нужно больше решать. Кто-то решил за неё, и этот кто-то не потребовал ничего взамен.
Если посмотреть со стороны, звучало бы странно, оставаться на ночь в незнакомом доме, у незнакомого мужчины за несколько минут общения. Но, видимо, ее день не задался также как и мой. Такой же трудный четверг? Проснулась с идеей остаться переночевать у Элизабет, а тут пропал Максим, и возможность быстро накрылась. И сейчас она рискует ехать и пережидать ночь в новом незнакомом месте. Хотя, не таком ли уж не знакомом? Элизабет в опасности сразу позвонила мне, значит, доверяет, я детектив, с напарником, не один. Если учитывать правило шести рукопожатий, то она даже ближе чем шестой человек, по факту — второй. Так что, можно считать едет к знакомому. Посмотрим, как она будет себя вести.
Фары высветили ворота — кованые, высокие, тёмные на фоне леса. Я выщелкнул ремень.
— Я открою.
Вышел. Воздух ударил в лицо — холодный, влажный, лесной. Замок на воротах поддался с первого поворота, Яков его уже заменил, старую цепь и ржавчину уже убрал. Створка пока еще шла тяжело, со скрежетом, который был тише прежнего, но всё ещё вгрызался в зубы. Вторая — легче.
Я махнул Жене. Мазда проползла в проём, фары ткнулись в мощёную каменную дорогу, с травой в швах. Я сел обратно, и машина покатилась по дороге через лес. Дубы сомкнулись над нами, фары выхватывали стволы, ветки, полосы мха на камне. Ночью лес выглядел иначе — гуще, плотнее, и тени деревьев ложились на дорогу как решётка.
Света на заднем сиденье выпрямилась. Я видел в зеркале, как она прижалась к стеклу, разглядывая темноту за окном.
— Куда мы едем? — заволновалась она. Голос напрягся.
— Поместье в лесу, — пояснил я. — Ещё метров двести.
Фары мазнули по обочине — и справа, между деревьями, блеснули два маленьких глаза. Света дёрнулась.
— Там кто-то…
— Тимошка, — ответил я. — Сторожевой кабан.
— Кабан⁈
Тёмная туша выступила из-за дуба, фыркнула — громко, влажно, как простуженный бык, и потрусила вдоль дороги рядом с машиной. Женя усмехнулся, коротко, одним углом рта.
— Тимошка, — повторил я. — Живёт на территории. Людей не трогает. В основном.
Света молчала. По тому, как она отодвинулась от окна, «в основном» её не успокоило.
Деревья расступились. Мощёная площадка перед фасадом, фонтан — сухой, тёмный — и дом за ним. Ночью особняк казался ещё массивнее: каменная громада с башенками по углам, тёмные окна, и только одно горело на первом этаже. Тёплый свет из-за занавески.
Женя остановил машину у ступеней.
Двигатель работал на холостых, и в его гуле я услышал, как Света на заднем сиденье расстегнула ремень — щелчок, короткий, финальный.
— Жень, — я открыл дверь. — Спасибо. Езжай к Оле. Как проснёшься — набери.
— Добро, — хмыкнул Женя. И после паузы, тише. — Ром. Если Максим не позвонит?
— Позвонит, — сказал я. — Спокойной ночи.
Я вышел. Света вышла следом, тихо закрыв дверь. Мазда моргнула фарами — Женя, прощаясь — и тронулась, развернулась на площадке, и красные огни задних фонарей уплыли в тоннель дубовой аллеи, уменьшаясь, пока не исчезли за поворотом.
Тишина. Абсолютная, загородная, в которой слышно, как капля падает с ветки на камень. Тимошка фыркнул где-то в темноте, за фонтаном, и затих.
Света стояла у ступеней, прижав сумку к груди, и смотрела на дом. Я видел её лицо в свете единственного окна — растерянное. Это было не то, что она ожидала, когда слышала «баронское поместье». Или именно то, но в масштабе, к которому она оказалась не готова.
Я поднялся по ступеням. Пять штук, каменные, широкие. Достал ключ — тяжёлый, латунный, с гербом, который я до сих пор не привык считать своим.
Дверь открылась раньше, чем я вставил ключ в замок.
Яков стоял в проёме — прямой, в тёмном жилете, руки за спиной. За его плечом, в глубине холла, на нижней ступеньке лестницы сидела Катя — в моём халате, с мокрыми рыжими волосами, собранными в узел. А на её коленях лежал Чешир и смотрел на меня жёлтыми глазами, в которых было написано одно слово.
«Паштет.»
— Добро пожаловать, Роман Аристархович, — сказал Яков. Взгляд скользнул по Свете — короткий, оценивающий, без вопросов. — Гостевая комната также готова.

Глава 5

Я прошел внутрь.
Катя поднялась со ступеньки в моём халате, босиком. Рыжие пряди мокрые, выбившиеся из узла. Она шагнула ко мне. Быстро скользнула взглядом по лицу, по рукам, проверяя, что цел.
— Нашёл? — спросила она.
— Нет. Расскажу наверху.
Зелёные глаза переключились на фигуру за моей спиной.
— А это что за сучка? — спросила Катя.
Голос ровный, тихий. Именно от этой тишины мне захотелось сделать шаг назад. Катя Кац стояла босиком в халате своего мужчины посреди ночи и наблюдала, как этот мужчина приводит в дом незнакомую женщину. Ситуация, где любой ответ мог стать последним.
Чешир воспользовался моментом — прыгнул со ступеньки, на которой Катя сидела минуту назад, мне на грудь, оттуда на шею, привычным живым воротником, и когти впились в куртку. По связи хлынуло сразу, без разгона.
«Этот старый жадный хрен не даёт мне нормальную еду. Я просил паштет. Паштет, понимаешь? Простой кошачий паштет. Я показывал на него мордой. Там был слепой на понял. А он поставил миску с какой-то сухой дрянью и сказал, что паштет часто давать —вредно. Мне. Коту. Паштет вреден коту. Ты слышишь эту чушь? Может и питаться вредно? Я ждал тебя три часа, чтобы ты решил этот вопрос. Решай.»
Я почесал его за ухом. Потом. Всё потом.
— Это подруга Элизабет, — уточнил я Кате. — Попросилась переночевать. У неё какие-то проблемы.
— Какие проблемы? — Катя не сводила взгляда со Светы.
Света стояла на пороге, прижимая сумку к груди. В тёплом свете холла она выглядела усталее, чем в машине — тёмные круги под глазами, опущенные плечи. Она смотрела на Катю и понимала расклад. Чужой дом. Чужой мужчина. Женщина в его халате. Тяжёлый час для двух ночи.
— Мне нужно переночевать, — начала говорить Света. Голос плавный, собранный, без лишней благодарности. — Домой ехать не могу. Есть на это причины, меня зовут Светлана Ломова.
— Екатерина Кац, — сухо представилась Катя в ответ. Лицо её не выражало при этом ни единой эмоции. По нему не было понятно смотрит она на банку йогурта или живого человека.
Два имени повисли в воздухе холла, Ломова и Кац. Катя стояла на ступеньке лестницы, как львица, скрестив руки на груди — в позе читалось одно, территория. Света стояла у порога с сумкой — усталость не позволяла ей большего.
Я смотрел, как они рассматривают друг друга. Два взгляда, две оценки и две женщины. Причины для недоверия были у обеих, и обе это понимали. Катя оценивала угрозу быстро и привычно, по отцовской школе. Кто, зачем, чем опасна. Света оценивала обстановку. Готический холл с каменными стенами и портретами в тёмных рамах. Рыжая в халате хозяина и управляющий за спиной. Она пыталась сообразить, во что ввязалась.
— У меня нет сил на длинные разговоры и представления, — хмыкнула Света. — Роман предложил переночевать. Я приняла. Завтра утром могу уехать, если это удобнее.
— Можешь, — кивнула Катя.
Коротко, ровно. С тем холодным достоинством, означавшим одно. Я тебя пускаю, но глаз не спущу. Это выражение я знал у Кати — идеально подходящее для деловых встреч, когда собеседник кажется ей ненадёжным.
Ломова.
Я не вздрогнул, не сменил позу, не изменил выражение лица. Двадцать лет в ФСБ и десять лет в чужом мире учат одному — реакция это информация. Отдаёшь её только, когда решил отдать.
Ломовы. Тринадцать Первых Домов. Тусклая нить, едва заметная — по ней от отцовского кристалла шло презрение. Холодное, тяжёлое, давящее сверху вниз. Мой отец их не любил. Они его не любили. Провод, по которому давно не шёл ток.
И дочь этого рода стоит в моём холле, в два часа ночи, с сумкой через плечо, и прячется от кого-то конкретного.
Совпадение. Может быть. Но в моей практике совпадения были редкостью. Неужели настолько хорошо продуманный план?
Я каталогизировал информацию и сразу отрешился. Утром. Всё утром.
— Яков, — я решил быстрее разрядить обстановку. — Светлана сегодня наша гостья.
Дворецкий кивнул. Помолчал — ровно столько, сколько нужно, чтобы следующая фраза прозвучала как уточнение, а ощущалась как удар.
— Разумеется, Роман Аристархович. Дополнительный комплект белья подготовить в вашу спальню или в гостевую?
Вопрос был задан тоном кухонного прибора, уточняющего температуру. Чистая логистика. И именно поэтому — идеальная провокация, потому что провокация, завёрнутая в служебный формат, бьёт сильнее любой шпильки.
Я видел Катю краем глаза. Зелёные глаза сузились на долю секунды. Между пальцев правой руки, свободно висевшей вдоль тела, пробежала искра. Мелкая, голубоватая, похожая на статический разряд — такой бывает, когда снимаешь свитер в сухом помещении. Здесь было влажно. Свитера на ней не было.
Магия. Молния. Я это уже видел — мельком, на периферии, в моменты, когда Катя теряла контроль на полсекунды. Всегда на кончиках пальцев, всегда когда эмоция пробивалась через границы контроля.
Я решил не заострять на этом внимание.
— В гостевую, Яков, — ответил я без единой лишней эмоции.
— Разумеется.
Он повернулся к Свете и сделал приглашающий жест в сторону лестницы — точный, экономный, отрепетированный десятилетиями службы.
— Прошу, — он обратился к ней. — Я провожу вас.
Света взглянула на меня. Во взгляде мелькнула благодарность. Под ней — настороженность, за помощью всегда рано или поздно следует оплата, разница лишь в том насколько ощутимее она будет для должника. Пальцы на ремне сумки сжались, последнее решение наедине с самой собой. Тело предлагает уйти, голова приказывает стоять.
Но было кое-что ещё. В этом огромном поместье она чувствовала себя абсолютно спокойно. Вывод. Выросла в подобной обстановке. Может, в похожей. Может, в десять раз богаче. Либо… Либо была предупреждена о том куда едет, если это чей-то подготовленный план. Настороженность была не только в ней, и не только в Кате, она была у всех троих, только у каждого разная. Это чувство обошло только Якова, либо он очень хорошо скрывал эмоции. Хотя, с чего ему переживать? Обычная гостья, девушка. Может, я через чур паникую?
Кивнул ей, подталкивая к действиям. Пора заканчивать этот день.
— Отдыхай. Разговоры и все остальное оставим на завтра.
— Роман, — она остановилась у первой ступеньки. Помолчала, будто взвешивала, стоит ли задавать вопрос, уже вертевшийся на языке. — Ты серьёзно думаешь, что Максим вернётся сам?
Катя за моей спиной сместила вес с ноги на ногу. Скрип паркета. Её молчание означало одно — ждёт, пока останемся одни.
— Есть основания, — я ушел от ответа.
— Какие?
Она смотрела на меня снизу вверх, со ступеньки.
— Утром узнаешь, сегодня я не могу тебе ничего рассказать.
— Спокойной ночи, — расстроенно попрощалась она.
— Спокойной.
Яков повёл её наверх. Шаги по лестнице — его бесшумные, её осторожные, с шарканьем, которое выдаёт человека, идущего по незнакомому дому. Скрип половицы на площадке второго этажа. Шаги по коридору, удаляющиеся. Щелчок двери. Тишина.
Мы остались в холле — я, Катя и кот.
Чешир на моей шее переступил лапами, устраиваясь удобнее, и по связи пришло новое —
«Новая пахнет страхом. Сильно. И ещё чем-то. Как дым, но без огня. Странный запах. Мне он не нравится.»
Магия? Может быть. Чешир определял магов на расстоянии — определил Соню, определил Ксюшу. Если Света — Ломова, дочь Первого Дома, у неё вполне может быть дар. Ещё одна деталь в папку «утром».
Катя стояла, скрестив руки на груди. Халат — мой, махровый, тяжёлый — сидел на ней как платье. Полы доставали до щиколоток. Рукава подвёрнуты дважды. В нём она казалась маленькой. Однако грозности это не убавляло. Рыжие пряди подсохли. Завивались у висков. Зелёные глаза смотрели на меня прямо, без вежливости. Взгляд означал одно — объяснения. Сейчас.
— Пойдём наверх, — сказал я. — Расскажу по дороге.
— По дороге — это четырнадцать ступеней и коридор, — сказала Катя. — Ты уложишься?
— Попробую.
Мы поднялись. Лестница отзывалась под ногами, каждая ступенька своим скрипом.
— Его выманили, — начал я на третьей ступеньке. — Костя Ермаков, одногруппник из академии. Позвонил, попросил выйти. Максим вышел — без вещей, рассчитывал на десять минут. В парке его ждала женщина. Он её узнал, раздражился. Дальше — пусто.
Пятая ступенька. Шестая.
— Света приехала к Элизабет, собиралась остаться на ночь. Когда всё закрутилось — решила уехать. Скорее всего не хочет встречаться с людьми Драгомирова-старшего, если те утром приедут. Боится кого-то конкретного, имя не назвала. Или не хотела лишний раз отсвечивать в их квартире. Я бы подумал, что у них с Максимом что-то есть, если бы он не был так сильно влюблен в Элизабет. Возможно симпатия только с её стороны, возможно это просто совпадения. В любом случае это только предположения.
— И ты привёз её сюда, — фыркнула Катя. Констатация.
— Да.
Девятая ступенька. Десятая.
Катя остановилась. Я сделал ещё шаг. Остановился на ступеньку выше и посмотрел на неё сверху вниз. Полумрак лестничного пролёта резал лицо пополам. Одна половина в тени, вторая освещена. Губы сжались, подбородок приподнялся.
Катя прислонилась к перилам. Халат соскользнул с плеча, она поправила его машинально — бытовая автоматика, не зависящая от того, что происходит в голове. А в голове у неё сейчас происходило многое — я видел по тому, как зрачки метались, перебирая информацию.
— Ломовы, — она медленно проговорила фамилию Светы. — Отец рассказывал про них. Старый род, закрытый, с людьми почти не контактирует. Глава — Ефим Ломов. Деньги в логистике и в земле, много земли, северные территории. Связей с другими Домами минимум, на советах голосуют последними или воздерживаются.
— Враждебны к Крайоновым?
— Брезгливы. Отец говорил, что Ломовы считали Крайоновых выскочками. Что-то про старую обиду, ещё до наших отцов. Подробностей не знаю, но он кривился каждый раз, когда при нём произносили эту фамилию.
Она помолчала, глядя куда-то мимо меня, в полумрак лестничного пролёта. Я видел, как она перебирает разговоры с отцом. Те, что запомнились. Те, что отложились осадком. Стоило встряхнуть — и они поднимались со дна.
— Ефим Ломов — человек, разговаривающий тишиной, — сказала Катя. — Так отец его описывал. Молчит на советах, воздерживается при голосовании, ни с кем открыто не ссорится. Но если кто-то переходит ему дорогу — этот кто-то через полгода обнаруживает, что его логистика стоит, земельные сделки не проходят, а документы в канцелярии теряются сами собой. Ломовы не бьют — они пережимают. Медленно, тихо, со всех сторон. И когда ты понимаешь, что задыхаешься, бежать уже некуда.
Двенадцатая ступенька. Тринадцатая. Площадка второго этажа.
— Его дочь ночует тут, — подчеркнул я. — Сколько их у Ефима?
— Не знаю. Отец упоминал сына, наследника. Про дочерей — ни разу. Ломовы закрытые, Ром. Закрытые по-настоящему. Ни светских раутов, ни публичных появлений. Они даже на общие собрания Первых Домов присылают представителя, а глава сидит у себя на севере. Единственное что я знаю это из фамилию и то, что сейчас тебе рассказала. Информации минимум.
Значит, Света — невидимка. Дочь рода, о котором знают все и не знают почти ничего. Род строит стены вместо мостов. И прямо сейчас одна из наследников рода боится кого-то настолько, что согласилась ночевать в поместье барона, которого её семья считает выскочкой.
Что должно произойти, чтобы Ломова попросила о помощи Крайонова? Ничего хорошего.
Совпадало с тем, что показал кристалл — презрение, тяжёлое, давящее сверху вниз. И дочь этого рода приехала к подруге на ночь, теперь прячется от кого-то конкретного. Кого? Своих? Или того, от кого свои защитить не могут?
— Ром, — Катя поднялась на мою ступеньку, и от неё пахло сильно запахло шампунем. — Ты понимаешь, что если она здесь по чьему-то плану, ты впустил в дом проблему?
— Понимаю. Если по плану — утром узнаю. Если случайно — тем более. Для обоих вариантов мне нужно быть в состоянии думать, а я не в состоянии.
Катя помолчала. По её лицу прошла тень — быстрая, как облако на солнце.
— Завтра, — я быстро прервал её. — Всё завтра. Сейчас я упаду в обморок, если мы продолжим.
— Ром…
— Катя. День выдался довольно насыщенным. Мне нужно четыре часа горизонтального положения, иначе завтра я буду бесполезен.
Она смотрела на меня ещё секунду. Потом качнула головой, и уголок губ дрогнул — полуулыбка. В ней «ладно, живи» и «мы ещё поговорим» мешались в пропорции примерно пятьдесят на пятьдесят.
— Идём, — смилостливилась она. — Рыцарь.
Коридор второго этажа. Паркет скрипел под нами. Два звука вразнобой. Её дыхание лёгкое, моё тяжёлое. Стены из тёмного дерева, панели до пояса. Выше были обои с тиснёным узором — в свете единственного бра он напоминал тени листвы. Между второй и третьей дверью висела картина, тёмный пейзаж. Лес и река, коричневые тона. Мимо неё проходил каждый раз и каждый раз не понимал, красиво это или мрачно. Может, оба варианта. Как всё в этом доме.
Три двери справа, две слева. Из-под дальней — ни звука, ни света. Света легла.
Третья дверь. Моя спальня. Катя открыла, и запах хвои, можжевельника ударил по усталому мозгу обещанием горизонтали. Кровать огромная, резная. Изголовье — листья и ветви. Одеяло откинуто. На тумбочке горел магический светильник, бронзовый, тёплый — проводов к нему не шло. Свет ложился на каменные стены мягко, по-ночному. Окно зашторено, но в щели пробивался ночной холод. Яков оставил форточку приоткрытой. В комнате держалась температура, при которой одеяло становится необходимостью, а кровать — единственным местом, где хочется быть.
Я снял куртку. Ботинки. Джинсы. Всё упало на стул у стены. Каждое движение давалось тяжелее предыдущего. Тело, державшееся на адреналине последние шесть часов, почуяло кровать и начало выключаться. Мышцы гудели. В висках давило. Пальцы на пуговицах рубашки промахивались — на третьей я бросил. К чёрту, засну в рубашке.
Чешир спрыгнул с шеи на кровать, прошёл по одеялу к подушке, развернулся трижды на одном месте и лёг. Хвост обвил лапы, жёлтые глаза закрылись. По связи пришло последнее на сегодня —
«Так уж и быть. Спать. Утром паштет. Два раза. Это условие.»
Я лёг. Матрас принял меня — глубоко, с тем ощущением, когда тело перестаёт бороться с гравитацией и сдаётся ей. Одеяло пахло чистым бельём и слабой хвоей. Запах, домашний и незнакомо-домашний, обволакивал и гасил мысли одну за другой.
Катя легла рядом. Повернулась на бок. Положила ладонь мне на грудь. Ладонь тёплая, сухая. От неё шло лёгкое покалывание — то самое, электрическое, знакомое каждый раз, когда она касалась меня на эмоциях. Молния в пальцах. Щекотная, как предупреждение о грозе. Она может прийти. Может обойти стороной.
Катя молчала. Её пальцы на моей груди сжались. Покалывание усилилось — мелкое, горячее, на грани приятного. Она думала. Я чувствовал, как в ней формируется мысль. Тяжёлая, с весом решения, принятого до того, как его произнесли вслух.
— Я завтра останусь, — сказала она. — В поместье.
Это звучало как предложение. Означало — решение. В её голосе не было вопросительной интонации. Она останется, она будет наблюдать, и дочь Ломовых проведёт утро под взглядом дочери Каца. Мне даже не нужно было просить.
— Спасибо, — сказал я.
— Не за что, рыцарь. — Она убрала ладонь с моей груди, перевернулась на живот, уткнулась лицом в подушку. Голос стал глуше, сонным. — Спи. Ты на ногах не стоишь.
Я закрыл глаза. Темнота пришла мгновенно, плотная и тяжёлая. Последняя мысль была о том, что четверг наконец закончился. Пятница началась где-то между парком и парковкой. Сейчас, в три часа ночи, в баронском поместье, с котом в ногах, рыжей на плече и дочерью враждебного рода за стеной, я мог перестать думать.
Тело провалилось в сон, как камень в воду. Без сновидений. Без переходов. Без той полудрёмы, где мозг продолжает перебирать события. Просто темнота. Тишина. Четыре часа, где не существовало ни Максима, ни Ломовых. Ни тринадцати нитей, пульсирующих где-то на дне сознания. Ни женщины за стеной, прячущейся от своих или чужих. Ни рыжей рядом, чья ладонь минуту назад щекотала молнией. Ничего.
Четыре часа.
Потом свет.
Серый утренний свет пробился через щель в шторах. Упал полосой на пол. На стену. На моё лицо. Глаза открылись сами, рывком. Первую секунду я не понимал, где нахожусь. Камень и дерево, запах можжевельника и чужой потолок. Вторая секунда вернула всё на место. Я был в поместье, в спальне. Была пятница, Катя спала рядом. На животе, лицо в подушку. Рыжие волосы разметались по белой наволочке. Одна рука свисала с кровати, пальцы почти касались пола. Дышала ровно, проваленно — сон держал крепко. Чешир переместился ко мне в ноги, свернулся чёрным бубликом и посапывал. Белое пятно на груди поднималось и опускалось в такт.
Густая утренняя тишина загородного дома. Птица за окном перебирала ноты. Ветка скребла по стеклу. Где-то внизу, на первом этаже, Яков двигал посуду по столу, тихо, аккуратно. Его бесшумие было фирменным знаком и самым громким звуком в этом доме.
Телефон.
Вибрация на тумбочке, рядом с магическим светильником. Короткая, настойчивая, с тем тактильным нажимом, отличающим входящий звонок от сообщения. Я протянул руку, и экран осветил пальцы голубым.
На экране высветилось имя «Максим Драгомиров».
Я смотрел на буквы, и губы растянулись сами. Ну вот. Как и думал.
Интересно, это он сам набрался смелости позвонить, или Элизабет стоит рядом и держит его за ухо?

Глава 6

Снял.
— Роман, — голос Максима. Тихий, но слова сыпались быстро, с тем нервным контролем, который бывает у людей, привыкших командовать, когда они вынуждены просить. — Ты можешь говорить?
Сел на кровати. Позвоночник хрустнул, колено левое тоже, вроде пока рано так делать.
— Могу, — прохрипел я со сна. Экран показывал девять ноль три. Дождался приличного времени для звонка или только возвратился?
— Слушай, мне нужно с тобой встретиться лично. Сегодня, чем раньше, тем лучше, ты сможешь?
Катя рядом шевельнулась. Я чувствовал, как матрас качнулся, она повернулась в мою сторону, но глаз пока не открыла.
— Максим, мы тебя полночи искали. Элизабет была в панике. Что произошло?
— Ничего, — короткая пауза. — Все хорошо, я в порядке, я сам ушёл. Никакого похищения не было, все не так как ты подумал, и не так как кажется. Подробности расскажу при встрече, лично.
Голос звучал собранно, но под собранностью что-то скрывалось. Максим Драгомиров привык, что его слушают с первого раза. Сейчас он повторял «лично» так, будто боялся, что я начну задавать вопросы, на которые придётся отвечать по телефону.
— Когда и где?
— К одиннадцати, я скину адрес. Спасибо.
Максим Драгомиров сказал «спасибо». Графский наследник, для которого вежливость — особая территория, сейчас стоял на ней обеими ногами.
— Хорошо, жду координаты, я буду с напарником.
На той стороне повисла аккуратная короткая пауза.
— Ладно. Буду ждать тебя с напарником. До встречи.
Гудки, экран погас. Я опустил телефон на колено и несколько секунд сидел, глядя в тёмную стену. В комнате тикали часы, раньше я их не замечал, а сейчас каждый удар стучал в виске, синхронно с пульсом.
Матрас качнулся. Катя приподнялась на локте, рыжие волосы упали на лицо. Зелёные глаза, прищуренные со сна, уже считывали ситуацию, телефон в руке, вертикальная спина, напряжённая шея. Ей хватило трёх секунд.
— Уже уходишь?
Голос слабый со сна, но эмоция — сталь. Катя Кац не делала скидок на время суток.
— Максим позвонил, назначил встречу к одиннадцати. Если сейчас не начну собираться, то не успею.
Она молча посмотрела на меня, уже более бодро, и по спине прошелся холодок от вида недовольной женщины находящейся в непосредственной близости от меня. Она прикидывала насколько то, что я сказал, правда и насколько попытка сбежать от разговора. Первое и второе, Кать. Но встреча действительно настоящая. Если я сейчас начну объясняться с Катей и возвращаться к вчерашнему незавершенному разговору, то освобожусь максимум часа через два. Мягкий, разобранный, с головой, набитой вещами, плохо совместимыми с допросами и пропавшими наследниками. Мне нужен рабочий настрой. Разговор с Катей — демонтаж рабочего дня. Позволить себе этого сейчас я не мог.
— Давай вечером обсудим все. Вернусь, сядем, поговорим нормально и не спеша. Обещаю.
Слово «обещаю» повисло в тёмной спальне.
— Вечером, — повторила она. Кивнула, села на кровати, подтянув одеяло к груди. — Ночевать здесь будешь?
— Здесь.
— Хорошо. — Она откинула прядь с лица. — Я взяла выходной. Пока тебя нет — посмотрю, что у тебя в поместье вообще есть. Разберусь с делами. Яков показал мне кухню вчера. Я такой разрухи со времён отцовского склада не видела. Якову нужна помощь и четкие приказы, я могу этим заняться.
Оспорить было нечего, я кивнул. Катя опустилась обратно на подушку, но по глазам видел, досыпать она будет, но вполглаза. Планировать хозяйственный переворот можно и лёжа.
Чешир в ногах приоткрыл один глаз. Жёлтый, круглый, с вертикальной щелью зрачка. По связи потянулось сонное, вязкое.
«Утро?»
«Утро.»
«Паштет?»
«Позже.»
«В квартиру когда?»
Вопрос прилетел ровно, деловым тоном. Чешир не скучал по квартире, он скучал по режиму. По миске на привычном месте, по батарее у окна, по холодильнику, в котором лежал паштет, купленный мной, а значит — правильный. Здесь, в поместье, всем распоряжался Яков. А Яков, по мнению Чешира, был врагом кошачьего прогресса.
«Пока не знаю. Разберёмся по ходу дня.»
«Тут плохо кормят. Там ты кормишь нормально. Логика очевидна.»
«Логика отложена на неопределенное время. Спи. Голодным все равно не останешься. Если что есть Катя.»
«Катя? Я подумаю.»
Глаз закрылся. Хвост дёрнулся и обвил лапы плотнее. Переговоры отложены, Чешир умел ждать, когда выгодно.
Телефон завибрировал.
«Ром, привет. Я у твоих ворот. Сплю здесь с пяти. Не заезжал обратно, боюсь твоего кабана, вдруг без тебя не пропустит. Машина новая, мазда еще, бить не хочется.»
Женя.
Спал в машине у ворот четыре часа. Позвонить мог, разбудить мог, заехать тем более — Тимошка его знал, пропустил бы. Женя предпочёл замёрзнуть в мазде. Потому что уважал чужой сон. Или потому что мазда новая, а Тимошка весит двести килограммов. Вероятнее второе.
«Заезжай. Яков на улице, если что — Тимошку отгонит. Позавтракаем и выезжаем.»
Отправил. Встал. Ноги встретили голый пол — камень, настоящий, холод от него поднимался вверх по лодыжкам и будил лучше любого кофе.
Одеться.
Шкаф в углу. Яков повесил три новые рубашки по моему размеру, предусмотрительно, — белую, серую, тёмно-синюю. Джинсы — вчерашние, других пока нет. Нужно будет завести свои вещи из квартиры как можно скорее или заказать новые вещи, хотя если ничего делать не буду, то Яков наверняка увеличит мой гардероб на собственное усмотрение.
Белая рубашка.
Пуговицы поддавались лучше с каждой новой застегнутой, пальцы просыпались. В зеркале над комодом мелькнуло лицо — серое, с тенями под глазами, со щетиной, за ночь перешедшей из лёгкой в заметную. Лицо человека, спавшего шесть часов после суток, в которые вместились допрос, магический кристалл, пропавший наследник и дочь враждебного рода в гостевой. Красавец. Хоть на обложку.
Катя лежала с закрытыми глазами. Наклонился, убрал прядь с её лица. Губы дрогнули. Похоже уснула обратно.
Вышел в коридор. Аккуратно прикрыл дверь.
Лестница.
Ступеньки скрипели по-утреннему, как будто суше, чем ночью. На площадке первого этажа пахло кофе. Яков, бесшумный как привидение, уже накрывал стол в малой гостиной. Чашка, хлеб, масло, варенье в стеклянной вазочке, несколько свежих булок, запеченные тосты с колбасой, сыром и листом салата. Увидел меня — добавил вторую.
— Доброе утро, Роман Аристархович, вы уже проснулись. Ваш друг подъехал, я как раз хотел его накормить.
— Спасибо, Яков.
Телефон в кармане завибрировал. Сообщение от Максима — обещанный адрес.
«Подольск, ресторан „У Кариба“. К одиннадцати.»
Подольск. Территория графа Соколовского. Максим выбрал точку подальше от отцовской зоны влияния. Нейтральная полоса. Осторожничает. Дорогое место, значит не скрывается в обычной закусочной.
Пересылка Жене — три касания экрана. Адрес улетел.
На шее шевельнулся Чешир, я и не заметил, когда он забрался. Видимо, прошмыгнул в дверь и запрыгнул на лестнице, пока я спускался. По связи пришло настойчивое, утреннее, с нотой ультиматума.
«Старый опять поставил сухое. Я проверил. Миска на кухне, сухое, коричневое, воняет рыбой. Я не ем рыбу. Ты знаешь. Все знают. Мне нужен паштет. Сейчас. Я даже уснуть обратно не смог, а ты знаешь, как я люблю спать. Конечно не так как паштет, но очень сильно. Рома, мне плохо.»
На секунду мелькнула мысль, взять его с собой. В машине покормить по-человечески, в смысле по-кошачьи, и дальше по маршруту. Но «У Кариба» — ресторан. Не стоит привлекать к себе внимание пушистой шкуркой на шее, а там, я уверен, персонал особо внимательный, не стоит выбиваться из массы «обычных» обеспеченных людей.
Не сегодня. Пусть остается тут. Может привыкнет быстрее.
По связи пришло фоновое недовольство, давящее. Чешир понял раньше, чем я оформил отказ в слова.
«Значит, опять тут. С этим стариком. И его сухой дрянью. Нет, Рома, возьми меня с собой. Я буду как бабочка на рубашке, меня никто не заметит. Рома! Мне нужен паштет, я не шучу. Рома, не бросай меня! Ни старый, ни твоя самка меня не понимают!»
«Попрошу Якова дать паштет. Два раза за день.»
«Три.»
— Яков. Паштет для Чешира есть в доме?
Яков помолчал. Его лицо, обычно невозмутимое, выразило то специфическое страдание, которое испытывает человек, убеждённый в своей правоте, когда эту правоту игнорируют.
— Паштет вреден для кошек, господин. Он мягкий и не очищает зубы, из-за этого может формироваться налет. А еще он более жирный, и животное может набирать вес. Ветеринар рекомендовал сухой корм премиум-класса. И при необходимости витамины.
«Ааа, сам ты животное! Он обзывается! Еще и жирным меня называл! Рома, собирайся мы уходим, лапы моей больше тут не будет. Вези меня в квартиру!»
«Ну чего ты ругаешься, он же за тебя волнуется. Тем более это ветеринар сказал.»
«Ветеринар. Человек, ни разу в жизни не пробовавший мой паштет. Его рекомендации — мусор.»
Я вздохнул.
— Яков, давай наверно все же остановимся на паштете. Один пакетик можно дать утром. После этого — по расписанию, как ветеринар сказал.
«Два,» — пришло по связи. Когти впились в плечо конкретно, целенаправленно, в мышцу, не оставляя мне свободы выбора.
— Два пакетика, — поправился я.
«Три.»
— Два сейчас. Третий — вечером, когда вернусь.
«Три сейчас. Вечером — четвёртый.»
«Два, Чешир. Три — потолок. Третий вечером. Это финальное предложение.»
По связи пришла пауза. Долгая, расчётливая. Чешир взвешивал варианты.
«Принято. Временно.»
Когти убрались из плеча. На их месте пульсировали четыре точки — мелко, горячо, привычно. Издержки переговорного процесса.
Яков смотрел на меня с выражением человека, наблюдающего, как хозяин поместья торгуется с котом, и теряющего последние крохи самоуважения.
— Два пакетика, пожалуйста.
— Разумеется, — сказал он тоном, подразумевающим заботливое неодобрение, но понимание четкой инструкции.
Дверь гостевой наверху открылась. Послышались по лестнице — лёгкие, осторожные. Света спускалась, держась за перила. Переоделась — вчерашнее сменилось на свежее, видимо, из сумки, все же она готовилась к ночлегу в не своем месте. Тёмные брюки, серый свитер, волосы собраны в хвост. Лицо бледное, круги под глазами никуда не делись, но взгляд собранный. Она выспалась. Или убедительно притворилась.
— Доброе утро. — Посмотрела на меня, на Якова, на Чешира у меня на шее. — Роман, можно тебя на минуту? Приватно. Мне пришло сообщение, и я могу кое-что объяснить прямо сейчас.
Она сделала паузу. Взгляд скользнул по гостиной — оценивая пространство, стены, возможных слушателей.
— Можем пройти в кабинет.
Кабинет. Приватный разговор. Объяснения, которых я ждал с ночи. Ломова готова говорить — ценно, потому что люди, готовые говорить утром, к вечеру часто передумывают.
Максим ждал к одиннадцати. Окно узкое. Подольск — час езды, если повезёт с трафиком. Женя уже ждёт у дверей. Влипну в разговор со Светой, из него за десять минут не выберусь. Закрытые люди, решившие открыться, говорят долго, с оговорками, возвращаясь к началу. Полчаса минимум. Полчаса, которых у меня нет.
К тому же — Максим, я уверен знает про Свету, все-таки подруга его невесты, возможно, знает даже больше, чем Света догадывается. Драгомировы и Ломовы. Проверить её историю через Максима, из первых рук, до того, как выслушать её версию — грамотнее. Сначала факты. Потом интерпретации.
— Света, извини, чуть не забыл. Ну меня срочные дела, мне нужно выезжать через двадцать минут. Давай после обеда. Вернусь — поговорим столько, сколько нужно.
Подбородок дрогнул на секунду. Губы сжались. Кивок — спокойный. Контроль. Привычка к тому, что решения часто принимаются без её участия. Привычка ждать.
— После обеда, — повторила она. — Хорошо.
Повернулась, пошла к столу. Спина прямая. Шаг ровный. Ни обиды, ни раздражения — по крайней мере на поверхности.
— Господин, — Яков закончил сервировать стол. — Вы упоминали, что мы обсудим финансовые вопросы по вашему приезду. Когда вам будет удобнее это сделать?
Финансы. Поместье. Содержание, ремонт, зарплата Якова, работники, коммунальные счета — всё это лежало на дне списка «разобраться», рядом с налоговыми декларациями и визитом к стоматологу. Но дело нужное.
— Да, Яков. Как только закончу с тем, что навалилось — разберёмся. Составь смету. Всё, что нужно на ближайший месяц, все расходы. Передай Кате. Пусть посмотрит. Она сказала, что будет сегодня осматривать поместье, я думаю в каких то вопросах, она сможет что-то посоветовать или предложить.
Яков кивнул — ровно, как метроном.
Входная дверь хлопнула.
— Ром! Я тут, жду тебя, ты готов?
Женя протопал в гостиную. В руке — пакет из круглосуточного магазина.
— Я еще поесть привез, тут магазин маленький недалеко, — сообщил он, ставя пакет на стол рядом с вазочкой Якова. — Бутерброды, сок, орехи. На случай, если у тебя тут из еды только дух предков.
Яков посмотрел на пакет. Потом на Женю. Потом снова на пакет. Выражение лица осталось нейтральным, но температура в комнате как будто упала на полградуса.
— Завтрак готов. Яичница, салат, тосты, масло. Кофе. Могу предложить кашу. Порция на четырех человек.
— О, — сказал Женя. — Ну. Ладно. — Он посмотрел на свой пакет, потом опустил глаза на стол, накрытый скатертью, с серебряными приборами. — Это останется потом тогда. — Он отодвинул стул и сел.
Яков принёс яичницу. Четыре порции — моя, Женина, Светина и та, что предназначалась Кате. Кофе крепкий, горький, от первого глотка горло обожгло. Второй глоток включил мозг. Третий вернул способность выстраивать предложения длиннее трёх слов.
Чешир запрыгнул на стул рядом. Яков поставил перед ним блюдце с паштетом. Куриным. Чешир обнюхал, по связи мелькнуло удовлетворённое «приемлемо, не ягненок, но хоть не рыба», и морда погрузилась в блюдце целиком. Хвост стоял вертикально.
Яков смотрел на это с лицом человека, проигравшего сражение.
Я ел механически. Яичница, тосты. Кофе — две чашки. Организм принимал топливо и приходил в рабочее состояние, как двигатель на холостых оборотах. Женя закинул в себя яичницу за три минуты, допил кофе, вытер рот салфеткой.
Света ела медленно. Аккуратно. Ломала хлеб пальцами, макала в варенье. Ритуал, выбитый в подкорку с детства. Пила кофе маленькими глотками, смотрела в окно — утренний сад, деревья, туман — и молчала.
За столом было тихо. Три человека, кот и управляющий. Каждому нужно своё. Катя наверху спала и ждала разговора, перенесённого на вечер. Света — личной аудиенции, сдвинутой на после обеда. Чешир получил паштет, но вопрос о квартире висел в воздухе, по связи тянулось фоновое недовольство, глухое, как гул трансформатора. Яков ждал сметы. Женя ждал команды «поехали».
Все тянули в свою сторону. Поместье держало меня руками этих людей, лапами кота и цифрами управляющего.
Катя показалась на лестнице, она была уже одета, волосы собраны, лицо умытое. Спустилась, села за стол, взяла кофе. Посмотрела на меня — короткий взгляд, в нём было «вечером» и «не забудь».
— Катя, Яков составит смету на содержание поместья. Посмотришь?
— Посмотрю. — Отпила кофе. — Если что, могу пока закрыть из своих. Потом отдашь.
Горло сжалось. Чужие деньги на свои проблемы. Катин отец — Иосиф Кац, человек, считающий каждую копейку и помнящий каждый долг. Взять у Кати — значит взять у Каца. Занимать у Каца — всё равно что подписывать контракт, в мелком шрифте которого спрятана отдельная жизнь.
— Нет. Я сам. У меня есть деньги.
— В долг дам, если что. Или в кредит, под процент. — Уголок губ дрогнул. Шутка, но из тех, за которыми стоит реальное предложение. — Кац и Компания, выгодные условия.
— Не, Кать, спасибо за предложение. Я справлюсь.
Катя посмотрела, оценивая. Кивнула.
— Как хочешь, рыцарь.
— Яков, действуй по смете через Катю. Что она одобрит — выполняй.
Яков принял это с достоинством английского дворецкого, которому вручили командование флотом. Кивок. Лёгкий поклон. Исчез в направлении кухни.
Женя уже стоял у двери, натягивая куртку. Шарф обмотан, ключи позвякивают в кармане.
— Ром, давай. Десять ноль пять. Если выедем сейчас — к одиннадцати будем.
Чешир на стуле поднял голову от пустого блюдца. Морда в паштете. По связи пришло деловое, собранное.
«Ты едешь. Я еду?»
«Уже все решили. Ты остаёшься. Третий паштет — вечером.»
«Запомнил.»
Угроза или обещание — с Чеширом эти понятия совпадали.
Куртка. Вчерашняя, с запахом ночного парка. Ботинки. Телефон — в руке.
Остановился у двери. Обернулся.
Катя за столом с кофе — собранная, готовая перестраивать поместье. Света уже стояла у окна — прямая спина, взгляд в сад, терпеливое ожидание. Чешир на стуле — сытый, с паштетом на усах. Яков где-то в глубине дома — со сметой в одной руке и достоинством в другой.
Все ждали моего возвращения. У каждого были вопросы. У меня ответов пока не было.
Максим Драгомиров будет ждать в ресторане в Подольске и всё объяснит. Если его объяснение окажется тем, чем я думал, то половина вопросов закроется сама. Если нет — появятся новые.
— Поехали, — кивнул я Жене.
Утренний воздух ударил в лицо — мокрый, с запахом прелых листьев. Октябрь. Холод пробрал до рёбер. Туман стелился по траве, цеплялся за кусты вдоль подъездной дорожки. Мазда Жени стояла у крыльца — черная, с капельками росы на капоте. Рядом, в отдалении, паслась туша Тимошки — лохматая, размером с телёнка, с мордой, выражавшей глубокое презрение к любому транспорту, не являвшемуся лошадью.
Сел на пассажирское. Женя завёл мотор. Мазда тронулась, шины зашуршали по гравию.
— Ром, — сказал Женя, выруливая к воротам. — Эта же Ломова. Первый род? Я вчера не понял до конца.
— Первый.
— Ты впустил дочь Первого рода в баронское поместье?
— Впустил.
Женя помолчал. Ворота были открыты, Мазда выкатилась на дорогу. Деревья потянулись по обеим сторонам, тёмные в утреннем тумане. Влага блестела на коре.
— Ладно, — сказал Женя. — Посмотрим, чем это закончится. Выдвигаемся.
Маршрут — Подольск, «У Кариба». Минут двадцать езды. Достаточно, чтобы пересказать всё, что произошло вчера.
Интересно, что у Максима за скелеты в шкафу?

Глава 7

Под ногами лежали другие коврики.
Вчера ночью они были из заводской резины, серой, с логотипом в углу. Сейчас — ячеистые, с бортиками по краям, с красной каёмкой. Подстаканник справа тоже изменился. Вместо голого пластика — силиконовая вставка, и в ней стоял термостакан. Матовый, с надписью «Mazda», с крышкой-слайдером.
Левая рука сама потянулась к стакану. Тёплый. Кофе, судя по запаху, сладковатый, с молоком. Женя приготовил кофе в дорогу.
— Жень. Когда ты успел?
— Что именно? — Он смотрел вперёд.
— Коврики. Подстаканники. Стакан.
— А, это. — Как только колеса перешли с камня на асфальт. Мягче стало сразу, подрагивание ушло. — Вчера заехал к Лёхе на авторынок. Он в любое время работает, главное чтобы был клиент. Взял сразу — коврики, вставки, плёнку на экран.
— Ты спал вообще?
— Пару часов. Нормально.
Пару часов. Женя уехал из поместья ночью. Заехал на круглосуточный авторынок. Вернулся к себе, поставил коврики и все обновки, поспал два часа и уже к восьми утра стоял у моих ворот с пакетом бутербродов.
У каждого свои способы справляться с тревогой. Кто-то пьёт. Кто-то названивает. Женя обустраивает салон.
Дорога потянулась между полями. Утренний туман ещё цеплялся за низины, рваными клочьями, и деревья по обочинам стояли мокрые, тёмные, с тяжёлыми кронами. Октябрь давил сыростью. Даже через закрытые окна тянуло прелой землёй, и кожа на руках покрылась мурашками — то ли от холода, то ли от запаха, то ли от недосыпа.
В зеркале заднего вида мелькнул силуэт у обочины — массивный, приземистый. Тимошка. Стоял у поворота к поместью, провожал машину взглядом. Развернулся. Потрусил обратно. Медленно, с достоинством хозяина территории.
— Ром, — Женя заговорил через минуту. — А как там ночью? Ну, Катя, Света. Как они отреагировали друг на друга?
— Катя поискрила. Немного. Потом разобрались, легли спать. Утром собирался со Светой поговорить, но Максим позвонил, назначил встречу. Вечером, когда вернусь, закончу с ней, она с утра подходила, хотела поговорить.
— То есть ты ещё не знаешь, чего она хочет?
— Нет. Знаю, что боится кого-то конкретного, что она из Первого рода. Я думаю Максим может знать о ней кое-что, подруга его невесты всё-таки. Хочу поспрашивать о ней у него. Сначала послушаю его, потом её.
— Первый род это довольно серьезно, а мне показалось, что лицо знакомое, но никак не мог понять откуда я её знаю. Я давно в высших кругах не вращался.
— Катя о ней тоже почти ничего не знает, так что моя гостья — темная лошадка. Поэтому и хочу услышать мнение Максима, хотя бы он должен знать хоть что-то.
Женя кивнул. Принял логику и согласился. Одна из причин, почему я брал его с собой на встречи. Женя умел слушать чужой расклад и работать внутри него.
Мазда шла мягко. Мотор гудел на средних оборотах, и этот гул заполнял салон — плотный, обволакивающий. Кофе из стакана оказался хорошим, с карамельной горчинкой. Глоток, второй. Тепло прошло по горлу, опустилось в грудь.
Поля закончились. Потянулись дома — двухэтажные, кирпичные, с палисадниками за заборами. Подольск подступал постепенно. Сначала деревня, потом пригород, потом светофоры. Магазины поднимали жалюзи. На тротуарах появились пешеходы — женщина с коляской, мужчина с рюкзаком, пожилой в кепке. Город просыпался, и ему не было дела до графских наследников.
Навигатор показывал семь минут.
— Ром, а ты вообще бывал в этом месте? — спросил Женя, перестраиваясь.
— Нет. Слышал название. «У Кариба» — частный клуб-ресторан, вход по приглашениям. Место для людей, у которых пропуск в меню стоит дороже, чем моя квартира.
— Весело. — Женя хмыкнул. — Я тоже слышал. Отец упоминал. Я там сам ни разу не был. Там бывают первые лица округа, какие-то сделки проходят за ужинами, и стены якобы пуленепробиваемые. Не знаю, правда или нет.
— Максим выбрал точку на нейтральной территории. Подольск — зона графа Соколовского, далеко от отцовского влияния. Осторожничает.
Женя свернул с проспекта на двухполоску. Деревья сомкнулись над дорогой, свет стал пятнистым, солнце пробивалось через ветки, ложилось на асфальт рваными пятнами. По обе стороны — жилые дома, аптека на углу, автобусная остановка с треснувшим стеклом и рекламой зубной пасты, выгоревшей до белого.
За поворотом — стекло.
Здание выросло из-за деревьев целиком, сразу. Два этажа. Первый — сплошное стекло, от фундамента до перекрытия, метров пять высотой. Внутри угадывались силуэты. Столы, кресла, фигуры людей. Кто-то двигался, кто-то сидел с чашкой, кто-то стоял у стойки. Но лица разобрать не получалось. Тонировка? Плёнка? Стекло пропускало свет, пропускало движение, а детали глотало. Словно кто-то поставил фильтр на границе между «видеть» и «узнавать». Может, плёнка. Может, что-то дороже плёнки. Второй этаж — зеркальные панели. В них отражались облака, кроны, кусок тротуара. Здание ловило всё вокруг себя и возвращало в искажённом виде. Чище, дороже, холоднее.
Одно это стекло стоило как мой годовой доход. До вычета налогов. До вычета расходов на поместье. Мысль дурацкая, но она зацепилась и не отпускала. Сколько стоит построить ресторан посреди жилого квартала? Сколько стоит содержать его? И кто заплатил?
Женя сбросил скорость. Его щека слегка дёрнулась — мышца под глазом, мелкая, заметная только вблизи. Он тоже похоже считал.
Территория начиналась с ограждения — низкого, каменного, с коваными вставками поверху. Камень тёсаный, с фаской по верхнему краю, уложенный вплотную. Швы плотные, палец не просунешь. Кованые прутья — чёрные, лаконичные, прямые. Ни одного завитка, ни одной декоративной петли. Ограждение обозначало границу, а не защищало и не украшало. Здесь могли позволить себе открытость, настоящая охрана стояла внутри.
Подъездная зона шла от ворот к зданию плавной дугой. Плитка тёмная, уложенная ёлочкой. Ни одного сколотого края, ни одной просевшей плашки. Кто-то менял повреждённые элементы раньше, чем они успевали состариться. По обеим сторонам дорожки — стриженые кусты в каменных бордюрах, одинаковой высоты, одинаковой формы. Можжевельник, судя по текстуре. Между кустами — лампы на коротких столбиках, матовые, круглые, дневной свет не позволял понять, горят они или спят.
Дальше, за кустами, начинался газон. Скошенный так низко, что казался нарисованным. Три берёзы в глубине участка стояли треугольником, стволы белые, ухоженные — кору чистили. Рядом с ними валуны, серые, округлые, уложенные группой. Я присмотрелся. Декоративные камни. Кто-то заплатил за то, чтобы обычные камни лежали в правильном порядке. У меня в поместье такие валуны лежали сами — бесплатно, куда попали при ледниковом периоде. Здесь их привезли, уложили, вероятно, обсудили с ландшафтным дизайнером. Живот чуть свело от раздражения. Не зависть — мне хватало своих камней. Раздражение от аккуратности, от продуманности каждого сантиметра. Мир, в котором ничего не случается само по себе.
Обернулся. Улица за спиной — двухэтажки, аптека, остановка с треснувшим стеклом. Бабушка в тёмном пальто тащила сумку на колёсиках по тротуару. Ей до ресторана не было дела, а ресторану до неё. Стеклянная коробка стояла посреди обычной жизни и делала вид, что этой жизни не существует. Я повернулся обратно. Затылок зачесался — так бывало, когда тело фиксировало несоответствие раньше головы.
Под козырьком над входом — две камеры. Купольные, с логотипами охранной фирмы. Стандартные, на видном месте, чтобы гости знали — пишут. Угол обзора покрывал подъездную зону и часть парковки. Я запомнил модель, расположение, направление объективов. Привычка.
Парковка справа. Покрытие гладкое, свежее. Разметка белая, линии ещё не затёрты. Пустота — утро, закрыто для публики. Три машины, с промежутками между ними в несколько метров. Каждая стояла так, будто выбирала дистанцию от соседа.
Чёрный «Мерседес» S-класса. Номера московские, серия «А». Тонировка по кругу, диски литые, вымытый до блеска. Я видел эту машину раньше. Мерседес Максима. Рядом — серый внедорожник, тоже московские номера, тонировка глухая. Охрана, скорее всего. Третья — белый «Лексус». Мог принадлежать кому угодно.
Женя припарковался в стороне. Заглушил мотор. Мазда среди этих машин выглядела как стажёр на совете директоров.
Женя откинулся на спинку, посмотрел на здание через лобовое. Потом на «Мерседес». Потом на стриженые кусты.
— Тут завтрак стоит как наш месячный оборот.
— Максим платит.
— Тогда ладно.
Открыл дверь. Воздух снаружи оказался теплее, чем в поместье — город прогревался быстрее. Ноги коснулись плитки, и я встал, разгибая спину. Поясница затекла за дорогу, колено левое хрустнуло — привет от вчерашнего парка.
Влага оседала на стекле здания мельчайшими каплями. Солнце преломлялось в них, и панели вспыхивали тысячей крошечных линз. Я прищурился. Вблизи здание теряло монолитность. Проступали стыки, рамы, уплотнители. Панели крепились к алюминиевому каркасу, края закрыты декоративными накладками. Провёл пальцем по ближайшему стыку — холодный металл, гладкий, плотно подогнанный. Ни зазора. Внизу, у фундамента, стекло переходило в тёмный камень — цоколь, облицованный гранитом. Пальцы ощутили разницу температур. Стекло холоднее, камень чуть теплее — прогретый утренним солнцем снизу.
Дорожка от парковки к входу — камень, тёмный, плоский, с грубой фактурой. Шаги по нему звучали глуше, чем по асфальту. Я посчитал. Двадцать шагов до ступеней, ещё три ступени вверх, и площадка перед дверью. Можжевельник по бокам пах горьковатой хвоей, тёрпкой, с земляной нотой. Запах усилился, когда мы поднялись на ступени — кусты росли ближе к стене, и утренняя влага вытягивала из них аромат.
В стекле отражались две фигуры. Я — в куртке, вчерашней, мятой после ночной поездки. Женя — в куртке новой, с шарфом, руки в карманах. Мы с отражениями смотрели друг на друга секунду, прежде чем я перевёл взгляд на дверь.
Двойные двери, стекло с бронзовой фурнитурой, массивные ручки. Над ними козырёк из того же матового стекла, что и нижние панели. Справа от двери — табличка. Бронзовая, с гравировкой. «У Кариба. Частный клуб-ресторан. Вход по приглашениям». Ни часов работы. Ни меню. Ни единой уступки случайному прохожему.
У двери стоял человек.
Костюм чёрный. Первое, что зацепило — посадка ткани на плечах. Слишком хорошо для охранника, слишком точно для случайной покупки. Пошив, подгонка. Кто-то потратил деньги, чтобы этот человек у двери выглядел как продолжение интерьера.
Лицо гладкое, выбритое. Скулы средние. Подбородок мягкий, скруглённый. Глаза светлые, серые, с прищуром — наработанным, отточенным. Рот сложен в улыбку. Губы улыбались. Глаза — нет.
Руки — сложены перед собой, правая на левой, пальцы расслаблены. Поза человека, привыкшего стоять у дверей и решать, кто пройдёт. Вес на обеих ногах, корпус расслаблен. Он не ждал проблем. Он ждал развлечений.
Фейсер.
Профессия, про которую не пишут в трудовой. Формально администратор, хостес, встречающий. На деле — фильтр. Лицо заведения в буквальном смысле. Первое, что видит гость. Последнее, что видит нежелательный посетитель. Работа требует актёрского контроля лица, умения считывать клиента за три секунды и толстой кожи. Хороший фейсер отказывает так, что человек уходит и думает, сам виноват. Плохой провоцирует.
Этот выглядел из тех, кому нравится провоцировать.
— Добрый день, — сказал он. Голос поставленный, с контролируемой мягкостью. — Чем могу помочь?
— Встреча с Максимом Драгомировым. На одиннадцать.
Глаза скользнули по мне. По Жене. По Мазде на парковке. Оценка заняла секунду. Результат его не впечатлил. Куртка вчерашняя, машина бюджетная, лица — не из каталога. Для фейсера мы были шумом, случайными людьми, пришедшими не в ту дверь.
— К сожалению, у нас закрытое заведение. Никаких указаний о встрече мне не поступало. Прошу прощения.
— Проверьте. Мне назначено. Его машина на парковке. Чёрный «Мерседес».
— Молодой человек. — Мягкость из голоса ушла, осталась форма. Улыбка на месте. — Я уже ответил. Указаний не было. Прошу покинуть территорию.
Поднял правую руку. Кольцо главы рода на среднем пальце — белое, с орнаментом. Баронское.
Фейсер посмотрел на кольцо. Потом на меня. Улыбка не шевельнулась.
— И что? — сказал он. — Вы мне угрожаете?
Нет. Показываю, кто перед тобой. Но ты это знал до того, как я поднял руку. Не проверил бронь. Не позвонил внутрь. Не спросил фамилию. Решил не пускать до того, как я открыл рот. Женя справа переступил с ноги на ногу. Кожа ботинка скрипнула о плитку.
Взгляд ушёл правее. Сбоку от двери, на маленькой скобе, у колена — камера. Компактная, чёрная, с красным огоньком записи. Направлена на зону перед входом. Не ресторанная — те висели выше, под козырьком, купольные, с логотипами. Эта — личная. Экшн-камера, закреплённая вручную.
Знакомая схема. Я встречал таких ещё в прошлой жизни. Фейсеры, превращавшие работу в спорт. Создают конфликт, оставаясь формально вежливыми. Посетитель срывается, кричит, размахивает руками. Камера пишет. Запись уходит в сеть или руководству. Доказательство на записи — клиент агрессор, фейсер жертва. Схема работает до тех пор, пока клиент не замечает камеру.
— Я вас понял, — сказал я. Опустил руку.
Рядом Женя дышал короче. Вдох стал быстрее, плечи расправились, подбородок пошёл вверх. Через секунду он назовёт фамилию. Через две — повысит голос. Камера запишет наследника княжеского рода, устраивающего скандал у дверей частного ресторана. Красивая запись. Дорогая.
Коснулся его локтя. Быстро, коротко. Два пальца, едва ощутимо.
— Жень. Камера. Тихо.
Женя замер. Проследил мой взгляд. Нашёл. Огонёк красный, мигающий. Челюсть сжалась, мышца на скуле дёрнулась, но голос остался при нём. Кивнул. Руки скользнули в карманы куртки. Кулаки под тканью.
Фейсер наблюдал. На лице — лёгкое разочарование, спрятанное за профессиональной маской. Сорвавшийся клиент был бы лучше.
Достал телефон. Набрал Максима. Два гудка.
— Рома?
— Мы на месте. Нас не пускают.
— Что? — Пауза. Скрип, шорох ткани, стул отъехал от стола. — Подожди. Секунду.
Убрал телефон в карман. Посмотрел на фейсера.
Тот стоял в прежней позе — руки сложены, улыбка, огонёк камеры. Привычная ситуация, привычный результат. Мы уйдём, он останется.
Двадцать секунд. Над головой зашуршало — ветер качнул козырёк, капли скатились с матового стекла и разбились о плитку у ног. Холодные. Одна попала на запястье.
Тридцать секунд. Женя рядом молчал. Стоял, глядя мимо фейсера, на своё отражение в стекле двери. Скулы сжаты, дыхание ровное. Держался.
Сорок секунд.
Дверь открылась изнутри.
Человек заполнил проём целиком. Плечи шире рамы. Макушка почти у притолоки. Короткая стрижка, седина на висках — раньше её не было. Костюм тёмно-серый, пошитый так, чтобы скрывать объём под тканью. Лицо тяжёлое, квадратная челюсть. Глаза считывали обстановку быстрее, чем ноги переступили порог.
Владимир.
Мышцы живота напряглись сами, рефлекторно. Последний раз я видел этого человека, когда Драгомиров нанимал меня следить за своей невестой, и наша первая встреча оказалось не такой уж доброжелательной. Владимир стоял тогда за плечами Максима. Пустое лицо, руки по швам. Драгомиров считал его простым. Однако, таким он не был. В армии научился не думать вслух, и это все принимали за пустоту. Удобная маска для человека, способного догнать, ударить, вырубить — в том порядке, в каком вбили на службе либо в том, которое потребует ситуация.
Он посмотрел на меня. Склонил голову — коротко, точно. Потом повернулся к фейсеру.
Ничего не сказал. Просто посмотрел. Три секунды. Молча.
Фейсер побледнел. Улыбка сползла с лица, как воск с нагретой поверхности. Руки разомкнулись, повисли по бокам. Он отступил к стене, прижался лопатками к стеклу. Челюсть провисла, нижняя губа задрожала — мелко, заметно.
Ну и что, хлыщ? Куда твоя спесь делась? Минуту назад стоял тут с улыбочкой, снимал на камеру, решал, кого пускать, кого разворачивать. Хозяин двери. Фильтр. Ровно до того момента, пока из этой двери не вышел человек, рядом с которым твоя улыбочка, твой костюм и твоя камера стоят столько же, сколько пыль на его ботинках.
Мышцы лица расслабились. Я поймал себя на том, что улыбаюсь. Не наружу — внутри. Тёплое, тёмное удовлетворение расползлось по грудной клетке, и я позволил ему побыть секунду, прежде чем погасил.
Мысль пришла следом. Владимир. Личная охрана. Человек, не отходящий от Максима дальше двух этажей. Протокол графского рода, обязательный для наследника.
Вчера ночью, в пентхаусе Элизабет. Пустая квартира. Испуганная невеста, её подруга. И ни одного охранника. Ни Владимира. Ни второго. Ни третьего. Никого.
Охрана графского наследника не спит, не отлучается, не теряет объект. Этих людей нанимают, чтобы знать, где находится подопечный в каждую секунду. Если Максим ушёл из пентхауса — они знали. Если не подняли тревогу — получили приказ молчать. От самого Максима? Или от кого-то другого?
Если подумать, то Максим сам отослал охрану. Сам ушёл. Телефон оставил, ключи в прихожей, кошелёк в кармане пальто. Собирался вернуться через десять минут. Вышел — и пропал.
Вчера ночью, стоя с Элизабет, я должен был задать себе этот вопрос первым. Где люди, обязанные быть рядом с графским наследником? Ответ лежал на поверхности, а я прошёл мимо.
Заметил только сейчас. Когда Владимир заполнил дверной проём.
Горло сжалось. В виске толкнулся пульс — коротко, ощутимо. Пальцы на мгновение потеряли чувствительность.
Фейсер у стены смотрел в пол. Лопатки прижаты к стеклу, руки вдоль тела. Красный огонёк камеры у его колена продолжал мигать. Писала.
Мысль скользнула привычная, из тех, что появлялись всё чаще после арены. Горло мага под подошвой. Хруст — мягкий, как сминаемый картон. Пальцы на глазницах быка, скользкие от пота. Давил, пока тело подо мной не перестало дёргаться. Барьер, державший меня по эту сторону линии, треснул тогда. Сейчас на его месте тянулась рваная полоса — прохладная, подвижная. Тело помнило, как пересекать её. Руки помнили. Мышцы спины помнили разворот корпуса при ударе. Пульс оставался ровен при мысли о чужой шее.
Фейсер поднял глаза. Встретил мой взгляд. Опустил обратно.

Глава 8

Владимир продолжал стоять в дверном проёме. Плечи ловили свет, костюм казался тёмнее от контраста со стеклом. Пустое лицо, руки по швам.
— Доброе утро, господин Крайонов. Максим Викторович вас ожидает.
Голос Владимира совпадал с голосом из прошлого — низкий, монолитный. Слова произносил с армейской точностью. Кивок головы, скорее наклон затылка. Одна секунда.
Фейсер прижимался к стеклу спиной. Холод панелей просвечивал сквозь его костюм, мышцы дрожали микротолчками. Я повернулся к нему. Медленно. Давал время на испуг.
— Извинись.
Челюсть фейсера затвердела. Три секунды молчания. Владимир стоял в дверях, и этой позиции было достаточно. Мышцы фейсера размякли.
— Простите, — выдавил он.
Слово вышло сквозь стиснутые зубы, как смола из расколотого дерева. Звук был так же приятен.
— Ну вот, так бы сразу, — хмыкнул я.
Два шага к двери. Фейсер прижался ещё ближе к стеклу, стараясь не касаться моего плеча. Не получилось. Ткань куртки встала волной, когда я прошёл мимо, и плечо коснулось его груди.
Касание заняло долю секунды.
Вброс прошёл полностью. Толчок в груди, как если бы кто-то дёрнул за жилу внутри грудной клетки. Энергия ушла из меня в него, словно рука отпустила тетиву. Пальцы онемели, в грудине заныло пустотой. Секунда. Больше не потребовалось.
Фейсер хрипнул. Звук, как будто подавился воздухом. Белки глаз раздвинулись по максимуму, зрачки свернулись в булавочные головки. Лицо побледнело до цвета утреннего неба. Руки взлетели к горлу, хотя горло ничто не сдавливало. Паника поднялась в нём изнутри — лёгкие перехватило, мышцы лица задёргались, губы разъехались в немом крике.
Ноги его согнулись. Он скользнул спиной по стеклу, оставляя размытый след пота. Звук льющейся жидкости. Знакомый запах — аммиак, железо. Животный запах, ощущал я его десятки раз.
Слабость отступала из моих ног медленнее, чем прошёл вброс. В висках загудело, я прищурился, борясь с головокружением. Шаг вперёд. Ещё шаг. Спина выпрямилась, равновесие вернулось только когда ладонь легла на косяк двери.
Способность работает, зафиксировал я. Цена ощутимая. Слабость в мышцах, головокружение, ощущение, как если бы кровь на две секунды замерла в жилах, а потом рванула обратно.
Хотелось ударить. По-настоящему. Кулаком в переносицу, с хрустом хряща. Мысль проскочила так быстро, что я едва успел её поймать. За ней — другая, про ногу в живот. За ней третья, про горло. Давить, пока не перестанет дёргаться.
Я сглотнул. Привкус железа на языке, хотя крови во рту не было.
Мысли такого рода приходили всё чаще. Месяц назад — раз в неделю. Теперь каждое утро начиналось с них. Тело просило крови, как алкоголик просит водку. Руки сжимались в кулаки сами. Челюсть стискивалась до боли в висках, и разжимать её приходилось сознательным усилием — палец за пальцем, зуб за зубом.
В той жизни я проходил через это дважды. Три года в зоне боевых действий превратили гражданских в мишени. Работа на Контору довела привычку убивать до автоматизма. Оба раза я нашёл способ остановиться — дыхание по четыре счёта, фиксация на мелочах вокруг, счёт до ста при каждом приступе, долгие разговоры с единственным человеком, которому доверял.
Всё это работало ровно до того момента, когда переставало. Тогда приходилось искать заново.
Тело, в котором я жил теперь, было моложе, и злость в нём бродила гуще. Инстинкты поднимались с каждым днём, как грунтовые воды весной. Придётся вспомнить старые методы. Новых у меня пока нет. Иначе следующий фейсер закончит хуже, чем мокрыми штанами.
Женя замер рядом. Молча. Он не видел вброс — держался позади, за моей спиной. Но фейсера на полу увидел. Лужу видел. Запах учуял. Посмотрел на меня — быстро, вскользь, одним глазом, но промолчал. Ценю его за это качество.
Владимир придержал дверь, пропуская после меня Женю.
Дверь закрылась позади нас с тихим шелестом уплотнителей.
Ресторан ударил тишиной. Уши ещё помнили шум улицы, голоса у входа. Здесь всё исчезло. Разговоры за столами доносились приглушённо, на низких тонах. Звон фарфора возникал и тут же тонул в стенах. Я посмотрел на потолок — звукопоглощающие панели по всей площади, от стены до стены. Каждая поверхность спроектирована так, чтобы слово не летало дальше двух метров от губ. Шёпот здесь умирал на расстоянии вытянутой руки.
Свет падал сверху и сбоку. Тёплый, он расплывался по столам мягкими пятнами. Лампы спрятаны в потолок, под карнизы, внутрь ниш. Естественное освещение просачивалось через панорамные окна, отфильтрованное тонировкой до состояния, когда казалось — солнце сюда заходит строго по приглашению. Глаза привыкали к полумраку секунд пять. Потом проявились детали.
Потолок уходил вверх метров на пять. Толстые деревянные балки пересекали его крест-накрест. Спил грубый, видимый глазу — декорация под деревенский дом, стоящая дороже настоящего деревенского дома. Мой взгляд прошёлся по балкам — дуб, судя по текстуре. Чистый, пропитанный маслом. Год такой балке, может два. Свежая. Кто-то потратил состояние на то, чтобы она выглядела так, будто висит здесь полвека.
Пол каменный, тёмный. Матовая полировка гасила блики. Подошвы ботинок ложились на него уверенно, ноги не скользили. Стены облицованы деревом на две трети высоты — панели вертикальные, с узкими швами. Выше штукатурка, светлая, кремовая, с еле заметной фактурой. Две абстрактные картины с нейтральными тонами висели по бокам зала. Мягкие линии, размытые формы. Ничего, на чём бы взгляд задержался дольше секунды. Интерьер работал на то, чтобы человек чувствовал себя дорого и при этом понимал, за что именно платит.
Воздух пах кофе с молоком. К нему примешивалась сливочная выпечка, и живот напомнил, что я не завтракал. Слюна набежала на язык, я проглотил её. Потом хвоя — три живых берёзы стояли по углам зала в огромных кашпо размером с ванну. Стволы побелены, ветки обрезаны под потолок. Рядом с берёзами росли кусты с фиолетовыми листьями, мелкими, упругими. На каждом столе белела орхидея в низкой вазе. Ближние столы — белые цветы. Дальние — тёмные. Завтра их заменят. Увядший цветок в заведении такого уровня живёт максимум сутки.
Я посчитал столы — четырнадцать в основном зале, несколько из них были заняты. Расстояние между ними позволяло разговаривать, не боясь, что сосед услышит. Минимум полтора метра. Скатерти льняные, белые. Приборы серебряные, салфетки сложены конвертом. На каждом столе графин с водой, узкий, из тёмного стекла. Вода фильтрованная, наверняка из какого-нибудь альпийского источника с именем, которое стоит дороже самой воды.
Завтрак был в полном разгаре Пара у окна — молодая, она в белом льне, он в рубашке поверх футболки. Пальцы переплетены через кофейную чашку. Мужчина лет пятидесяти сгорбился над «Коммерсантом», чашку игнорировал. Женщина в строгом сером пиджаке работала на ноутбуке, вилку брала раз в минуту, как по таймеру. Группа из троих за круглым столом ела медленно, с достоинством, которое давалось им заметным усилием. Мне было любопытно, как они попали сюда — заработали на этот завтрак месячной зарплатой менеджера среднего звена или поставили его на кредитную карту, которую будут отдавать до лета.
Официант проскользнул мимо нас — молодой парень в чёрном фартуке поверх белой рубашки. Поднос в руке держал на уровне плеча, и ни одна чашка на подносе не дрожала. Профессионал. Или хорошо натасканный дилетант. В таких заведениях разница стирается за первые три месяца работы. Я проводил его глазами — чашки опустились на стол, к паре у окна, без единого лишнего движения. Девушка в белом льне улыбнулась ему, парень в рубашке не заметил.
Владимир вёл нас через зал. Я считал шаги — двадцать два до поворота. Каждый второй взгляд — краем глаза на соседних гостей. Они на нас не смотрели. В заведениях такого уровня пялиться на входящих считается дурным тоном. Женя шёл рядом, на полшага позади. Плечи расслаблены, руки свободны. Он бывал в таких местах, знал, как в них дышать. Он задержался на секунду у стола с парой. Посмотрел на чашки, на руки девушки, на фартук официанта. Оценивал заведение по-своему — по деталям сервировки, по тому, как персонал двигается, по расстоянию между столами. Потом догнал меня в два шага, кивнул. Ему здесь нравилось. Или он делал вид, что нравилось. С Женей всегда было трудно отличить одно от другого.
Мои ботинки звучали громче, чем хотелось бы. Подошвы стучали по камню, и я сознательно смягчил шаг. Мышцы ног послушались. Головокружение от вброса ушло, но лёгкая пустота в голове ещё держалась — виски гудели тонким звуком, как натянутая струна.
Коридор свернул влево. Дверь с пластиной из тёмного дерева, медная табличка. Владимир приложил карточку к сенсору. Замок щёлкнул. Дверь открылась бесшумно, на гидравлике.
Кабинет открылся за дверью, как пещера за водопадом. Меньше основного зала, тише, темнее. Комната для разговоров, которые не предназначены для чужих ушей. Стол на четверых, из массива дерева, сверху стекло толщиной в палец. Кресла чёрные, кожаные, низкие. Панорамное окно во всю стену выходило на парк за зданием — деревья, кусты, узкая дорожка с гравием. За окном шла маленькая жизнь, которой до ресторана дела не было.
Воздух в кабинете был другой. Прохладнее, суше. Кондиционер работал едва слышно, где-то за панелью стены. Здесь пахло деревом — свежим, маслянистым, как будто стол натёрли воском сегодня утром. Кожа кресел впитала запах табака, давний, застарелый. Кто-то курил здесь регулярно. Может, Драгомиров-старший. Может, сам Максим. Может, кто-то другой. Окно было глухим — открыть нельзя, проветрить некуда. Табак копился в обивке годами.
Максим сидел спиной к окну, лицом к двери. Я увидел его футболку — дорогую, хотя марку не знал. Крой выдавал уровень. Шов по рукаву лежал безупречно, ткань от плеча спускалась волной, облегающей корпус ровно настолько, чтобы показать форму тела. На груди принт — существо с множеством ног, стилизованное, чёрное по светлому фону. Джинсы тёмно-синие, рваные на коленях. Швы ровные, новые. Рваные с завода.
Волосы уложены, но укладка не держала форму. Завитки неровные, как у того, кто не спал ночь. Лицо бледное, с тёмными полукругами под глазами. Щетина полусуток. Губы белые, сухие, потрескавшиеся по краям.
Главное я прочитал в движениях.
Пальцы Максима барабанили по столешнице — коротко, нервно. Пауза в два удара. Один удар. Пауза в три удара. Рука напряжена. Глаза его прыгали к двери каждый раз, когда я двигался. Зрачки следили. Микродвижение челюсти — жевательный рефлекс, но жвачки нет. Каждый мускул под наблюдением. Контроль, съедающий энергию быстрее, чем кофе успевает её вернуть.
Я видел это состояние сотни раз. В допросных комнатах человек маскирует спокойствие. Знает, что маска расползается. Тратит последние силы на то, чтобы клей держал. Максим был именно в такой точке — на грани, где ещё хватает воли молчать, но уже не хватает воли делать вид, что всё хорошо.
На столе стояла чашка кофе. Дымилась. Максим не пил. Пальцы трогали ручку, поднимали к губам, ставили обратно. Голос мог задрожать, если откроет рот слишком широко. На запястье левой руки — швейцарские часы, дорогие, но старые. Лет на пять старше, чем должны быть на руке такого человека. Носит с суеверием, решил я. Или забрал у отца. На среднем пальце правой — печать. Графская, красивая. Восьмилучевая звезда на тёмном металле.
Пот проступал на лбу матовым налётом, липким. Мышца челюсти под кожей прыгала.
Он не спал. Сутки точно. Кожа на скулах натянулась, как у того, кто забыл поесть. Ждал того момента, когда придётся признаться в чём-то тяжёлом. Ожидание съедало его изнутри, я видел это по сухим губам, по рукам, по частоте моргания. Девять раз в минуту, считал я машинально. Нормально шесть. Три лишних моргания — нервная система работает на износ.
— Привет, — поздоровался он, и взгляд упал на Женю.
Голос сухой, с попыткой лёгкости, которая не прошла. Я слышал сотни таких попыток на допросах. Фальшь в голосе работает как расстроенный инструмент в оркестре — слышно только его.
Женя сделал шаг вперёд. Уверенный, расслабленный. Руки в карманах, плечи свободные. Он видел комнаты дороже этой — графские пентхаусы строятся по одному чертежу. Эта была скромнее. Место, куда приходят прятать слабость.
Кивок головы.
— Евгений Александрович Решетников.
Максим услышал фамилию. Я видел, как она ударила его по слуху, задержалась, застряла. Зрачки резко сузились, руки на столе замерли. Решетников. Княжеский род. Один из немногих, кто стоит в одной лиге с Драгомировыми. Может, и повыше.
Максим быстро встал, протянул Жене руку с легким кивком, потом пожал ладонь мне.
— Давай я извинюсь за вчера, — начал Максим. — Элизабет не всё поняла. Не стоило тебя беспокоить ночью. У меня было все в порядке. Девушки обычно переживают больше, чем нужно. Как я могу тебя отблагодарить за неудобную ночь?
Монолог был подготовлен. Произнесён как текст, выученный перед зеркалом. Максим пытался взять инициативу, установить правила разговора. Старая схема — извинение плюс деньги, проблема закрыта. Работает для большинства. До тех пор, пока мишень не знает, как это делается.
Рука потянулась к пиджаку, висящему на спинке соседнего стула. Я узнал движение. Сейчас будут деньги. Сумма достаточно серьёзная, чтобы компенсировать неудобства. Слишком серьёзная, чтобы я забыл вопросы. Как раз такая, которая выдаёт попытку откупиться.
— Подожди, Максим, давай присядем, не будем торопиться, — сказал я.
Максим сел. Рука опустилась. Печать на пальце поймала свет, отразила его в потолок.
Я сел напротив. Кресло приняло тело мягко, кожа скрипнула под весом. Женя занял место справа от меня, двигался плавно, привычно. Локоть лёг на подлокотник, корпус откинулся назад. Со стороны казалось — два старых знакомых зашли на завтрак. Только Максим знал, что это допрос. И я знал. Женя, скорее всего, тоже, он чувствовал такие вещи кожей.
Владимир закрыл дверь позади нас. Защёлка, чуть слышная. Щелчок электронного замка. Зелёный огонёк на сенсоре.
Мы были в одной комнате с человеком, готовившимся к признанию. Почти. Максим всё ещё примеривал варианты. Моя задача — не дать ему примерить ни один из них. Владимир стал у двери, руки по швам. Молча, как всегда.
На столе холодела чашка кофе. Максим к ней так и не прикоснулся. Дыхание у него выровнялось на вид, но ритм оставался быстрым, поверхностным. Ноздри раздувались мелко, с частотой загнанного зверя. Человек готовился к слову, которое изменит всё. Слово застряло у него в горле, и я видел, как кадык дёргается вверх-вниз, пытаясь его протолкнуть.
Я ждал. Время работало на меня.

Глава 9

Максим выдохнул глубоко, через нос, тем особенным выдохом, который бывает у человека, перешагивающего через собственный порог, — когда тело уже понимает, что обратной дороги нет, и пытается вытолкнуть из лёгких последний тёплый воздух прежней жизни, чтобы вдохнуть холодный воздух новой.
Я смотрел на него через стол, и от меня его отделял стеклянный квадрат столешницы и нетронутая чашка кофе, над которой ещё поднимался прозрачный пар, и эта чашка между нами вдруг показалась границей, проведённой не моей и не его рукой, а чьим-то чужим решением, по одну сторону которой оставалось всё привычное и обозримое, а по другую начиналось то, ради чего он не спал сутки, выбрал нейтральную территорию, отослал охрану и сидел сейчас передо мной с лицом человека, у которого внутри идёт обратный отсчёт.
— Слушай, — сказал он, и пальцы его сжали край столешницы так, что костяшки побелели до синевы, и эта побелевшая кожа выдала больше, чем выдал бы любой жест. — Это не для отца. И не для Лизы. Никому. Я расскажу тебе один раз, потому что больше у меня сил на это не будет.
Голос держался на честном слове. Каждое слово выходило медленно, обдуманно, но между словами проваливались паузы, в которых я слышал, как у него дрогает дыхание на вдохе, как кадык поднимается и опускается лишний раз, проглатывая то, что хотело прорваться вперёд приготовленных фраз. Так говорят люди, у которых текст уже давно подготовлен внутри, но эмоция ему не подчиняется и пробивается между строк помимо их воли.
Он смотрел в столешницу, и я видел, как зрачки его двигаются по поверхности стекла, словно он пытался прочитать там подсказку, которой не было. На запястье левой руки старые швейцарские часы тикали так громко, что я слышал их через всю комнату, через гул кондиционера, через далёкий шум зала за дверью кабинета, — и от этого тиканья в висках у меня тоже начинал отстукивать собственный пульс, синхронно, удар в удар.
— Я думал, — сказал он, и голос его поплыл ниже, в ту сухую частоту, на которой человек говорит, когда уже не контролирует тембр, а только слова, — я думал, что справлюсь сам. Я долго думал, что справлюсь. Но если бы справлялся, не сидел бы сейчас здесь, и не звонил бы тебе утром, и не отсылал бы охрану на ночь, и Лиза не звонила бы тебе в полночь в слезах. Значит, я уже не справляюсь. Это надо признать.
Он поднялся.
Поднялся внезапно, без предупреждения, не закончив фразу, как будто кресло вдруг стало ему мало, как будто стеклянная столешница встала между нами не границей, а препятствием, которое нужно было убрать из поля зрения, чтобы выговорить дальнейшее. Поднялся тяжело, опираясь обеими руками о стол так, словно ему предстояло не разогнуть колени, а вынести из ямы собственное тело, и я увидел, как в этом движении проступила разом вся его бессонная ночь — натянутая на скулах кожа, сухие губы, мелкая дрожь в предплечье, которая прошла волной от запястья до локтя, когда он перенёс на руки вес.
Я остался сидеть.
Привычка. Профессиональная привычка не дёргаться, когда дёргается тот, кого слушаешь, не повторять чужого движения, не разрушать своим телом ту хрупкую конструкцию, в которой человек собирается сказать главное. Когда человек встаёт, садиться или вставать вслед за ним нельзя, иначе он почувствует давление, оглянется, потеряет нить и закроется. Сидишь и слушаешь. Тело твоё — его опора, твоё движение — его сбой.
Максим обошёл стол по широкой дуге, не глядя на меня, и пошёл вглубь кабинета — в сторону дальней стены, к деревянным панелям, обшивавшим её на две трети высоты. Шаги его были глухими по тёмному камню пола, и в шагах этих не было целенаправленности, было только желание двигаться, давать выход тому, что внутри него уже не помещалось в сидячую неподвижность.
Дойдя до стены, он остановился, постоял секунду, прижавшись плечом к деревянной панели, потом развернулся и пошёл обратно. Дошёл до окна, остановился, посмотрел в парк через тонированное стекло. Развернулся снова, пошёл вглубь. Кабинет был не маленьким, но и не таким большим, чтобы его хождение из конца в конец занимало больше пяти-шести шагов в каждую сторону, и от этого замкнутого маятникового ритма в комнате установилась особая густота, в которой воздух как будто сгустился по углам и стал плотнее у потолка.
Я не торопил его.
В таких случаях не торопят. Человек, ходящий по комнате, разматывает внутри себя то, что не разматывается сидя, и каждый его шаг — это шаг ближе к слову, и слово это рано или поздно прозвучит, если не разрушать ритм лишним вопросом. Я следил за ним глазами, не поворачивая головы, давая периферии работать вместо центра, и читал его движения отдельно от слов: левая рука дёргалась к карману и возвращалась, правая теребила печать на среднем пальце, плечи поднимались на каждом развороте чуть выше, чем на предыдущем, дыхание учащалось, шаг укорачивался.
— Это началось не вчера, — заговорил он на ходу, и голос пошёл из глубины кабинета, отражённый деревянными панелями, тёплый, слегка глухой. — Это началось гораздо раньше. До Лизы. Я долго думал, как тебе это сказать, и не нашёл способа сказать так, чтобы ты понял с первого раза, поэтому скажу как есть, без подготовки, и пусть каждое слово будет таким, каким ты его услышишь сейчас.
Он подошёл к окну и снова остановился.
Спина его теперь была обращена ко мне, и я видел его силуэт против серого света — высокий, узкий в талии, с чуть приподнятыми плечами, на которых тонкая ткань футболки натянулась по лопаткам. За окном был парк, голые ветки, узкая дорожка с гравием, и где-то в глубине этого парка, среди мутных размытых тонировкой силуэтов, гулял мужчина с собакой, и шла своими делами обычная утренняя жизнь подольской окраины.
Максим стоял у окна, и я видел, как он набирает воздух, как поднимаются и опускаются под футболкой лопатки, как принт у него на груди — чёрная стилизованная фигура с множеством ног — вздымается вместе с грудной клеткой. Он готовился к фразе, и фраза эта должна была прозвучать в следующую секунду, я чувствовал это всем телом, всем профессиональным опытом распознавания того особого момента, когда человек перестаёт ходить вокруг главного и наконец собирается его произнести.
Он начал поворачиваться ко мне.
И в это самое мгновение, в ту тонкую долю секунды, когда корпус его уже пошёл в разворот, а лицо ещё не успело появиться из тени, за его спиной коротко и высоко свистнул воздух — звук был такой, какой бывает, когда хлёсткий длинный кнут разрезает атмосферу в полусантиметре от уха, — и сразу следом панорамное стекло во всю стену взорвалось.
Взорвалось не рассыпалось, не лопнуло — именно взорвалось, изнутри наружу и одновременно снаружи внутрь, разом и по всей плоскости, с низким басовым ударом, который пришёл не в уши, а в грудную клетку, как если бы кто-то ударил мне ладонью между рёбер. Стекло толщиной в два пальца, бронированное под класс премиум, способное держать автоматную очередь, — это стекло ушло белой паутиной за полсекунды, потом разорвалось градом мелких триплексных квадратов, посыпавшихся дождём по каменному полу, по столу, по плечам, по волосам, и в комнату ворвался холодный октябрьский воздух с запахом влажной листвы и далёкого дыма.
Максим стоял ещё мгновение.
Лицо его, повернувшееся ко мне на четверть, было удивлённым, брови приподняты, рот приоткрыт, как у человека, которому сказали что-то совершенно неожиданное и он ещё не понял, обижаться или смеяться. На белой футболке его, ровно посередине груди, чуть выше левого соска, проступило тёмное пятно — маленькое, размером с монету, идеально круглое, и я смотрел на это пятно через всю комнату и видел, как оно растёт на глазах, как монета превращается в кулак, кулак в ладонь, ладонь во что-то размером с открытую книгу, и чёрная фигура с принта тонет в красном.
Колени его подломились назад, не вперёд.
Не как у падающего в обморок, у которого тело подгибается вниз и вперёд, а назад, как у выключенной марионетки, у которой обрезали верёвки разом и сверху, — колени ушли под него, и он начал оседать вниз вдоль линии разбитого стекла, и в эту секунду время для меня сломалось, разделилось на отдельные кадры, и каждый кадр стоял перед глазами со своей собственной вечностью.
Кадр первый: триплекс ещё сыплется, и стеклянная пыль висит в воздухе мелкой искрящейся завесой, ловящей серый свет.
Кадр второй: Максим оседает, голова его запрокинулась назад, открыв горло, кадык выставился острым углом.
Кадр третий: пятно на футболке размером уже в две ладони, кровь идёт волной, тяжёлой плотной массой, и нижний край пятна стекает по ткани вниз, к ремню джинсов.
Кадр четвёртый: я уже не сижу.
Я не помнил, как поднялся. Тело подняло себя само, без участия головы, в обход всех решений и команд, как поднимается тело человека, прошедшего через ту жизнь, в которой реакция на выстрел была вписана в мышцы глубже, чем имя матери. Кресло отлетело назад, ударилось о стену, я перепрыгнул через угол стола, и стеклянная пыль захрустела под моими ботинками, и я был уже в трёх шагах от Максима, когда движение справа от меня ударило по периферии зрения и опередило моё собственное.
Владимир.
Он сорвался с двери в тот же самый миг, в который начал оседать Максим, и, может быть, даже на долю секунды раньше, потому что профессионалы такого уровня реагируют не на сам выстрел, а на предвыстрел — на ту тончайшую перемену давления в воздухе, которую обычное ухо не ловит. Он шёл через кабинет огромными плавными шагами, низко, корпусом вперёд, и в этой его пробежке не было ни паники, ни страха, было только одно — расчёт. Я видел, как глаза его за долю секунды отметили окно, угол падения, мою фигуру у стола, фигуру Жени справа, и распределили приоритеты с математической холодностью.
Первым приоритетом был не Максим.
Первым приоритетом был я.
Он добрался до меня раньше, чем я успел сделать второй шаг к Максиму, и я почувствовал на своём плече чугунную тяжесть его руки, и эта рука с такой силой развернула меня на сорок пять градусов и швырнула вниз, к стене под подоконником, что я успел только подставить ладонь под падение, и стеклянная крошка впилась в кожу у запястья тонкими острыми точками. Я ударился боком о камень, перевернулся на спину, и над собой увидел спину Владимира — широкую, обтянутую серым пиджаком, заслонившую от меня полкомнаты, — и услышал его голос, низкий, рубленый, идущий не из горла, а из диафрагмы:
— Княжич! На пол! Быстро! Сейчас. — И через секунду, не оборачиваясь: — Крайонов, лежать. Не вставать!
Женя бросился вниз без споров, без вопросов, на животе, и я услышал, как его локти проехались по каменной плите с глухим стуком, как опустилось тело за креслом, в которое он только что нырнул.
Я лежал у стены под подоконником, в той самой мёртвой зоне, куда меня бросил Владимир, и между мной и Максимом было метра три кабинета, и в эти три метра вместилась вся моя профессиональная жизнь, потому что я успел отметить и зафиксировать всё, что должна была отметить и зафиксировать моя голова, прежде чем тело снова смогло двигаться.
Стекло.
Бронированное, толстое, тонированное, такое чисто не пробить ни обычной пулей, ни даже бронебойной из винтовки крупного калибра, потому что бронебойная оставляет аккуратное круглое отверстие, а не разваливает всю плоскость целиком. Стекло вынесло так, как его выносит только одна вещь — направленный магический удар достаточной плотности, при котором на стену накладывается импульс, превышающий её сопротивление по всей площади одновременно. Это был не выстрел в обычном смысле. Это была работа человека, у которого в активе либо очень дорогой амулет одноразового использования, либо собственный высокий магический ранг, либо и то и другое сразу. Деньги. Или профессионал. Или, что вероятнее всего, оба.
Угол.
Удар прошёл слегка сверху, под небольшим уклоном, что означало позицию стрелка не на уровне земли, а с возвышения — крыша противоположного здания через парк, или второй этаж дома, или специально подготовленная точка на дереве, что было менее вероятно, но не исключено. Дистанция — не меньше восьмидесяти метров, скорее сто. На такой дистанции, через бронированное стекло, попасть в круглую цель размером с кулак — это работа, которую делают не вчера наняв человека с улицы.
И последнее, главное.
Я отметил это не сразу, потому что тело боролось с инерцией падения, потому что плечо ныло от удара, потому что в висках толкалась кровь рваными ударами, но отметил, и эта отметка осталась во мне холодной и твёрдой, как камешек в ботинке. Максим за секунду до выстрела поворачивался ко мне. Он стоял у окна спиной, потом начал разворачиваться, и в момент попадания корпус его был в полу-обороте — то есть выстрел пришёлся не в спину, а в грудь, и это означало, что стрелок не просто ждал момента, а считал кадры, и попал в ту самую сотую долю секунды, в которую Максим открылся. Это работа, которая требует от стрелка либо магического усиления зрения, либо дара предвидения короткого горизонта, либо просто такого уровня хладнокровия и точности, какой бывает у одного человека из тысячи в его профессии.
Кто-то очень дорогой работал по Максиму.
И я лежал у стены под подоконником, и стеклянная крошка хрустела подо мной, и эту мысль я отложил в дальний ящик головы, потому что для неё сейчас было не место, потому что Максим лежал на полу у окна и истекал кровью, и Владимир уже был рядом с ним.
Я перевернулся на четвереньки, потом поднялся, прижимаясь к стене, и пошёл к Максиму вдоль стены, не выходя на середину комнаты, потому что окно было разбито, и стрелок, теоретически, мог ещё работать, хотя по логике уже не работал — одиночный удар такого качества не повторяется, это не его стиль.
Владимир стоял на одном колене над Максимом и работал руками с той быстротой и точностью, которая бывает у людей, делавших это на чужой земле под чужим огнём не один десяток раз. В руках у него уже был раскрытый плоский пакет — индивидуальный перевязочный, армейский, носимый под пиджаком в специальном нагрудном кармашке, о существовании которого знал только человек, такие пакеты носивший. Он разорвал упаковку зубами, не глядя, выкинул её в сторону, и его широкая ладонь с прижатой к ней белой стерильной подушечкой опустилась на грудь Максима ровно над раной, и налегла всем весом, и Владимир замер в этом положении, перенеся на руку половину собственной массы.
Я опустился на колени напротив него, по другую сторону от Максима, и стекло хрустнуло у меня под коленями, острые точки вошли в кожу через джинсы, но я не обратил на это внимания. Сорвал с себя куртку, бросил рядом, разорвал левый рукав рубашки от плеча — белая ткань треснула с сухим звуком — и протянул Владимиру плотный сложенный лоскут.
— Сверху. Дополнительно.
Он принял. Не благодарил, не отвечал. Подложил лоскут поверх своей подушечки, удвоил давление. Кровь шла из-под его ладони, тёмная, медленная, плотная. Шла меньше, чем шла бы без давления, но шла. Я положил свою руку поверх его руки, и он чуть сдвинул свою, дав место, и теперь мы давили вдвоём — его широкая ладонь снизу, моя узкая поверх, — и кровь поднималась между моих пальцев, тёплая, живая, температура тела, и заливала мне запястья, текла под манжет уцелевшей правой рубашки, скапливалась в складках кожи на сгибе локтя.
Женя возник рядом за две секунды. Лицо у него было белое до синевы, губы серые, на щеке — мазок крови, появившийся непонятно откуда, с моих ли рук, с собственного ли пореза от стеклянной крошки. Он сорвал с себя куртку, сложил наизнанку, шёлковая подкладка скользила в его пальцах, и эту куртку мягким валиком подложил Максиму под голову, аккуратно, поддерживая шею, как будто всю жизнь занимался травматологией.
Я посмотрел Максиму в лицо.
Он был в сознании. Зрачки бегали по потолку, не находя точки опоры, и я наклонился над ним, ловя его взгляд, и взгляд этот зацепился за моё лицо с тем отчаянным усилием, с каким тонущий хватается за брошенный канат. Зрачки сузились до точек, потом вернулись к нормальной ширине, потом сузились снова. Узнал.
— Максим, я здесь. Слышишь меня? Я здесь, держу.
Губы его шевельнулись.
Я наклонился ниже, ухом ближе к его рту, и услышал хрип — низкий, булькающий, идущий не из горла, а из лёгкого, которое начинало заполняться. Воздух вышел из него с долгим усилием, и в этом воздухе формировалось слово, я слышал артикуляцию, видел работу губ, но звука, разборчивого звука не было, и я ловил движение губ глазами и пытался прочитать его, как читают по губам глухие.
Гласный звук. Согласный. Ещё гласный.
Три слога. Может быть, два.
Он повторил, медленнее, с большим усилием, и я снова не разобрал, и это незнание оседало во мне холодной тяжестью, потому что я понимал, что это слово — то самое, ради которого он не спал сутки, и то самое, которое я обязан был услышать первым в этом кабинете, и его-то я и не услышал, а услышал я ровно ту секунду, в которую его уже невозможно было ни произнести, ни понять.
Сейчас он произносил то, что являлось его секретом.

Глава 10

— Тихо. Тихо. Не говори. Береги воздух. Я понял.
Я не понял.
Я лгал ему, потому что в такие минуты лгут, потому что человеку, уходящему в полусознание, нельзя оставлять ощущение, что главное им сказанное не было услышано, потому что эта несказанность уведёт его за собой быстрее, чем уведёт кровопотеря. Я смотрел ему в глаза и кивал, как будто понял, и видел, как зрачки его расфокусировались, как веки опустились наполовину, и под веками остались видны мутные белки без точки фиксации.
Я услышал, как из коридора донеслись звуки — бегущие шаги, голоса, хлопки дверей. Охрана ресторана работала по сценарию: один уже стоял в коридоре у нашей двери, ещё двое блокировали выходы, остальные скрытно провожали гостей в безопасные зоны или удерживали их в зале. «У Кариба» знал, как себя вести, когда внутри стреляют.
Снаружи, за разбитым окном, далеко-далеко, на грани слышимости, родился звук.
Тонкий, ввинчивающийся в воздух, поднимающийся по тону. Сирена скорой. Шла со стороны центра, по пустой улице, на полном ходу, и через несколько секунд к ней присоединилась вторая, ниже тоном, басом, перебивающая. Жандармерия. «У Кариба» — заведение из тех, к которым жандармский патруль привязан непрерывно, потому что в таких местах бывают такие гости, ради которых государство держит наряд в радиусе минут езды, и одного сигнала достаточно, чтобы машины уже катились в твою сторону.
Я смотрел на Максима.
Грудь его поднималась мельче и реже, чем поднималась минуту назад. Я переложил пальцы на сонную артерию, считая удары — двадцать четыре в минуту, плохо, очень плохо, нормально шестьдесят, при шоке тридцать, ниже тридцати — край. Двадцать три. Двадцать два. Падал.
— Максим. Слышишь меня? Сирена. Уже близко. Минута. Держись минуту.
Глаза его дрогнули. Веки приподнялись на четверть, зрачки вернулись, нашли меня сквозь муть. Губы снова шевельнулись, без звука, но я уже не пытался прочитать, я только держал его глазами и говорил, говорил всё, что приходило в голову, говорил то, что говорят в таких случаях, потому что молчать было нельзя, потому что голос в этой ситуации работает лучше любой капельницы — пока человек слышит, он держится за слышимое, и пока он держится, у него есть шанс.
Сирена приблизилась, выросла в звуке, ударила по ушам с улицы и резко оборвалась под самыми окнами здания. Колёса прошуршали по плитке, дверь скорой грохнула, и через несколько секунд в коридоре раздался топот — короткий, деловой, медицинский. В кабинет быстро вошли двое мужчин в тёмно-синей форме с белыми нашивками на рукавах, с тяжёлыми чемоданами в руках, и за ними, чуть приотстав, третий с раскрытыми носилками.
— Отойдите.
Владимир убрал руку с груди Максима не сразу. Сначала он посмотрел на старшего из медиков, поймал его взгляд, кивнул коротко, передавая давление, и только когда другая ладонь — уже в синей перчатке — легла поверх его ладони, он отнял свою, поднялся с колена и отступил на полшага, не больше. Я отнял свои руки секундой позже, и ладони мои слиплись с тканью футболки Максима, оторвались с тихим чавкающим звуком, и я смотрел на свои пальцы — красные до запястий, под ногтями черно — и не узнавал их.
Медики работали в три пары рук, синхронно, без слов, как работают только бригады, отъездившие вместе сотни выездов. Маска, кислород, шипящий ровный звук подачи. Капельница в локтевую вену левой руки, игла длинная и толстая, кожа дёрнулась, Максим не отреагировал. Распарывание остатков футболки до пояса, белая стерильная накладка плотным валиком, тугая фиксация, бинт по корпусу — три оборота, четыре, пять, шесть, последний — в крест поверх первых.
— Давление?
— Сорок на двадцать. Падает.
— Носилки. Подъём на счёт три. Раз, два, три.
Подняли. Втроём, синхронно, без рывка, и Максим лёг на носилки и качнулся под фиксирующими ремнями, и маска на его лице запотела от слабого выдоха и прояснилась снова. Один медик взял переднюю ручку, второй — заднюю, третий шёл сбоку, держа капельницу над его головой.
Понесли.
Владимир пошёл следом, сразу, без раздумий, и в дверях его остановила ладонь старшего медика — не грубо, но твёрдо, на уровне груди.
— Сопровождение в машине только один. Член семьи или официальная охрана с подтверждающими документами.
— Я личная охрана.
— Документы.
Владимир показал пластиковую карту из внутреннего кармана пиджака. Медик глянул, кивнул, отступил.
— Идите.
Он пошёл за носилками, и я смотрел ему в спину, и в этой спине было что-то такое, чего я не видел раньше, — какая-то особая напряжённая прямота, напряжённая не армейской выправкой, а внутренней болью, которую он не показывал ни лицом, ни голосом, но которая сейчас выдавалась сведёнными лопатками и тем, как он на ходу сжимал и разжимал правый кулак.
Носилки прошли по коридору, через зал, через двери ресторана. Я слышал, как тяжёлая входная дверь открылась и закрылась, как Максима задвинули в скорую, как лязгнули фиксаторы, как захлопнулись задние дверцы. Сирена ушла на ноту выше, машина тронулась, звук покатился по улице и стал удаляться, и через минуту его не стало.
Я остался стоять посреди кабинета.
Стекло хрустело под ногами. Кровь подсыхала на моих ладонях, корка трескалась на сгибах пальцев. На полу темнел широкий неровный овал — там, где лежал Максим, — и в этот овал натекли мелкие лужицы из-под куртки Жени, которую медики в спешке выдернули и оставили, и куртка эта, хорошая итальянская куртка, лежала смятым тёмным комом у стены.
Женя стоял у двери. Лицо белое, серые губы, на щеке — мазок. Молчал.
— Жив, — сказал я ему. Не уверенный сам.
Он кивнул.
И в этот момент в коридоре раздались шаги — другие, тяжёлые, ровные, в ногу. Жандармерия.
Их было четверо. Старший впереди, трое за ним. Все в тёмно-синих мундирах с серебряными значками двуглавого орла на груди — имперская жандармерия, не муниципальная полиция, ведомство, занимающееся преступлениями против высшей знати, и ничем другим. Старший — невысокий, плотный, лет сорока, с седеющими висками, гладко выбритым квадратным лицом, спокойным взглядом профессионала, сделавшего этот вход в десятый раз за месяц.
Он переступил порог, остановился, обвёл кабинет глазами за две секунды — пол, кровь, разбитое окно, я с красными ладонями, Женя у двери, стеклянная крошка повсюду — и зафиксировал всё.
— Господа. Имперская жандармерия. Ротмистр Левашов. Прошу всех остаться на местах.
Голос ровный, без эмоций, без угрозы. Профессиональная сухость.
— Стрелявший?
— Через окно, — сказал я, и собственный голос показался мне чужим, низким, хриплым. — Из парка. Магический выстрел, бронированное стекло вынесено целиком, дистанция от ста метров и больше, угол сверху.
Он чуть приподнял брови — единственное движение лица — и кивнул. Глянул на разбитое окно, прикинул траекторию по линии моего объяснения, отметил для себя.
— Вы — Крайонов. Свидетель — княжич Решетников. Третий — личная охрана пострадавшего, в составе скорой. Раненый — наследник графа Драгомирова. Покушение на представителя высшего сословия. Процессуальная необходимость — изоляция всех находившихся в помещении на момент происшествия и оформление свидетельских показаний с экспертизой одежды и предметов. Это не арест, господа. Это процедура.
— Я понял.
— Прошу проследовать с моими людьми. Отдельно.
Слово «отдельно» он произнёс ровно, без нажима, но я услышал в нём то, что должен был услышать. Стандартная техника разделения свидетелей до перекрёстного допроса, чтобы версии не успели согласоваться. Ту самую технику, которую я сам использовал десятки раз в той жизни, и от использования которой по отношению ко мне у меня дёрнулось что-то под рёбрами — не страх, не возмущение, а скорее профессиональное узнавание.
Один из жандармов подошёл ко мне. Молодой, голубоглазый, лицо ещё мягкое, не успевшее загрубеть от профессии.
— Господин Крайонов. Прошу.
— Можно вымыть руки?
— В участке. На коже улики, сейчас нельзя.
Я кивнул. Поднял глаза, поймал взгляд Жени через комнату. Он смотрел на меня поверх плеча второго жандарма, который уже стоял рядом с ним, и кивнул мне коротко и твёрдо, передавая собой, что держится, что в порядке, что встретимся.
Нас вывели.
Через коридор, через зал. Зал был пустой. Гости ушли — или их вывели, или развели по дальним помещениям ресторана, чтобы они не пересекались с нами и не видели лишнего. Скатерти на местах, орхидеи в низких вазах на местах, недопитые чашки кофе на местах, остывающие тосты на тарелках. Сцена, остановленная на середине кадра. Только людей не было, и от этого зал казался декорацией, которую забыли разобрать после съёмок.
У выхода — стеклянная дверь, та самая, через которую меня сегодня утром не пускал фейсер с экшн-камерой. Сейчас фейсера не было. У двери стояли два жандарма, по одному с каждой стороны, и пропускали нас наружу, не глядя.
У подъездной зоны стояли три машины с синими мигалками. Мигалки крутились бесшумно, отражались в стеклянных панелях здания тысячей мелких бликов, дробились по плитке, ложились на капоты припаркованных рядом «Мерседеса» Максима и серого внедорожника охраны. Утро уже не было ранним — солнце поднялось выше, туман сошёл с газона, и стриженые можжевеловые кусты стояли мокрые, тёмно-зелёные, с каплями на иголках.
Меня подвели к первой машине. Жандарм открыл заднюю дверь — серый пластиковый салон, металлическая сетка между передними и задними сиденьями, ручки внутренние отсутствуют.
— Садитесь, пожалуйста.
Я сел. Дверь захлопнулась за мной — глухо, плотно, с тем характерным фиксирующим звуком, который ни с чем не спутаешь, потому что у этого звука есть особенное, подвальное эхо, идущее по позвоночнику снизу вверх. Сетка прямо перед лицом. Запах — перегар утренней смены, дезинфекция, чужая кожа, синтетический ароматизатор «океан» из освежителя у зеркала.
Через стекло я видел, как Женю усаживают в третью машину, ту, что стояла дальше. Раздельно. Меня — в первую, Женю — во вторую. Между нашими машинами оставили достаточно свободного пространства, чтобы из одной машины не было видно лица человека в другой.
Я отметил это.
Машина тронулась. Подольск за окном пошёл назад — двухэтажки, аптека на углу, остановка с треснувшим стеклом и выцветшей рекламой зубной пасты, та же бабушка с сумкой на колёсиках, что и утром, или другая, очень похожая. Жизнь снаружи продолжалась в своём обычном ритме, и ей по-прежнему не было никакого дела ни до ресторана, ни до меня, ни до графского наследника, лежащего сейчас в скорой с круглой раной в груди и моими отпечатками крови на разорванной белой футболке.
Я смотрел на свои руки.
Кровь на ладонях. Кровь под ногтями. Манжеты белой рубашки тёмно-красные от запястья до локтя, насквозь. Брюки на коленях — в чёрных подсохших пятнах. На бедре — мелкие порезы от стеклянной крошки, ткань влажная, прилипла к коже. На правом запястье — узкая царапина с натёкшим валиком крови по краю.
И только сейчас, когда машина шла по тихой подольской улице с синей мигалкой на крыше, и ничего от меня не требовалось, и руки мои лежали на коленях красными ладонями вверх, и сетка перед лицом отделяла меня от мира тонкой металлической решёткой, — только сейчас мысль, которую я отложил в дальний ящик головы пять минут назад, поднялась оттуда сама собой и встала передо мной во весь рост.
Максим за секунду до выстрела поворачивался ко мне.
Он стоял у окна, повернулся, и в эту секунду в него попали. Если бы он повернулся на полсекунды раньше — стрелок ждал бы ещё. Если бы повернулся на секунду позже — стрелок ждал бы ещё. Он попал ровно в ту секунду, в которую Максим открылся. И до этой секунды Максим стоял спиной к окну, и стрелок видел его спину, и не стрелял. Стрелок видел спину Максима и ждал, пока Максим не повернётся.
Зачем ждал?
Стрелок такого уровня не ждёт ради красивой мизансцены. Стрелок такого уровня не ждёт ради того, чтобы попасть в грудь, а не в спину. Стрелок такого уровня ждёт по одной причине — он смотрит в прицел и хочет увидеть лицо. Хочет убедиться, что бьёт по тому, по кому должен. То есть он не был уверен, что Максим — его цель.
Я сидел за столом напротив Максима. Через стекло, со ста метров, через тонировку, две человеческих фигуры в полутёмном кабинете. Один сидит, другой стоит. Один в белой футболке, другой в белой рубашке и серой куртке. Со ста метров, через тонировку, силуэты.
Стрелок ждал, пока цель повернётся, чтобы видеть лицо.
И повернулся не я.
Повернулся Максим.
Машина свернула на улицу, ведущую к зданию жандармерии, и я опустил голову, и закрыл глаза, и эта мысль осела во мне глубоко, и легла рядом со всем остальным, что я уже носил в себе после арены, и ещё не нашёл, куда складывать, и от чего тяжелее становилось каждое утро. Мысль легла, и я почувствовал, как у меня дрогнул угол рта — не от страха и не от облегчения, а от того особого холодного понимания, которое бывает у человека, узнавшего, что он только что должен был умереть, и не умер, и ещё не успел решить, что с этим знанием делать.
Машина остановилась. Раздался лязг ворот.
Подольский отдел жандармерии — двухэтажное здание серого камня, имперский герб над входом, литая решётка на окнах первого этажа, внутренний двор за высокими металлическими воротами. Машина въехала во двор, ворота закрылись за нами тяжёлым лязгом, отдавшимся в груди.
Меня вывели.
Двор асфальтовый, мокрый, с лужами, по которым прошли свежие следы шин — здесь только что въехала ещё одна машина, может быть, та, в которой везли Женю. Дверь в торце здания — служебный вход, без вывески. Ступени вниз — три, четыре, пять. Лампа над дверью жёлтая, тусклая, в оплётке проволочной сетки.
Внутри — коридор. Свет ламп дневной, белый, равнодушный к тому, кого по этому коридору ведут. Стены крашены до пояса в тёмно-зелёный, выше — кремовый, с лёгкой шероховатостью штукатурки.
Дежурный за стеклом — пожилой жандарм в очках, сухой, с пергаментной кожей. Принял у моего конвоира бумаги, расписался, не поднимая на меня глаз. Меня провели дальше, по коридору, мимо нумерованных дверей.
Я обернулся на ходу.
Метрах в десяти позади, между двумя жандармами, шёл Женя. Лицо собранное, спина прямая, руки сложены спереди, мазок крови на щеке он, кажется, успел стереть рукавом — остался едва заметный коричневый след, тянущийся к скуле. Поймал мой взгляд. Кивнул.
Нас разводили по коридору в разные стороны. Меня свернули в первую дверь справа. Женю провели мимо, дальше, в глубину здания.
Жандарм открыл мне дверь.
Камера. Свидетельская, не следственная — отличается размером и отсутствием решётки на окне. Окна в этой не было вовсе. Бетонный куб метра три на два. Скамья у дальней стены — крашеная синим, потёртая до металла на углах. Столик — маленький, привинчен к полу. Лампа дневного света на потолке за решёткой, мигающая на одну долю секунды чаще, чем должна, отчего по комнате бегали едва заметные пульсирующие тени. В углу под потолком — камера наблюдения, чёрная, с красным огоньком записи.
— Прошу.
Я вошёл.
— Телефон, ремень, шнурки, часы.
Снял всё. Телефон, кожаный ремень, шнурки из ботинок, часы. Сложил на стол. Жандарм собрал в прозрачный пакет с зип-замком, написал маркером моё имя по верхнему углу, не глядя на меня.
— Воду через десять минут. Туалет по требованию. Ожидайте, к вам подойдут.
— Сколько?
— Не могу сказать.
Вышел.
Дверь закрылась за ним глухо, тяжело, с тем характерным двойным щелчком замка, который ни с чем не спутаешь, потому что после первого щелчка замок ещё можно было бы провернуть обратно, а после второго — уже нет.
Я остался один.
Подошёл к скамье. Сел. Спина к холодной шершавой стене. Через рубашку — две прохладные точки, в которых стена касалась лопаток. Поднял ладони и снова посмотрел на них — кровь Максима подсохла, превратилась в коричневые корки, трескалась на сгибах пальцев, скапливалась чёрными дугами под ногтями.
Лампа над головой моргнула. Загудела на полтона ниже. Выровнялась.
Я закрыл глаза, и в темноте под веками передо мной встал кадр, который я отложил в дальний ящик и который теперь возвращался ко мне свободным временем, — Максим у окна, развёрнутый на четверть, удивлённое лицо, чёрный принт на белой ткани, тёмное пятно размером с монету, растущее на глазах, и за его спиной — серая улица, голые ветки, далёкий мужчина с собакой, и ничего, что бы выдало присутствие того, кто сейчас, в эту минуту, уходил по этой же улице с амулетом в кармане или винтовкой в чехле, унося с собой ответ на вопрос, в кого именно он собирался стрелять.
Кто был настоящей жертвой? Я или Максим?

Глава 11

Камера была устроена по тому самому принципу, по которому строятся все свидетельские помещения во всех учреждениях такого рода во всех странах и во все времена, — принципу мягкого давления, при котором ни одна деталь не нарушает закона, не оставляет следов, не даёт повода для жалобы, но в сумме всё помещение работает так, чтобы человек, в нём оставленный, через час начал сходить с ума, а через три — был готов рассказать всё, что знает, и кое-что из того, чего не знает, лишь бы оказаться по другую сторону этой бетонной коробки.
Я знал этот принцип изнутри, потому что в той жизни сам находился в таких допросных комнатах только с другой стороны, и сейчас, сидя на синей скамье спиной к шершавой холодной стене, я ловил себя на профессиональном узнавании каждой детали обстановки и на той тонкой иронии, которая бывает у фокусника, попавшего на представление другого фокусника и видящего все швы изнанкой. Лампа дневного света на потолке за решёткой — мигала на одну долю секунды чаще, чем должна была, и эта микроскопическая ошибка ритма раздражала зрительный нерв на уровне ниже сознательного, заставляя глаза непроизвольно искать источник дискомфорта. Стены были выкрашены в светло-серый цвет, ровно тот его оттенок, который воспринимается мозгом как «никакой» и выматывает быстрее яркого цвета, потому что глазу не за что зацепиться. Камера наблюдения в углу под потолком — чёрная, с красным огоньком записи, расположенная так, что человек сидящий не мог её игнорировать и одновременно не мог посмотреть в неё прямо, потому что ракурс заставлял либо задирать голову неудобно, либо сидеть всё время с ощущением, что тебя снимают сбоку. Стол был привинчен к полу четырьмя толстыми болтами, стул отсутствовал, потому что свидетелю стул не положен — положена скамья, которая через сорок минут начинает напоминать о себе ноющей болью в копчике. И воздух в комнате был сухой, чуть тёплый, без движения, такой, в котором собственное дыхание через час начинает казаться чужим.
Я смотрел на свои ладони и считал минуты по тому, как подсыхала на них кровь.
Сначала она была липкой, тянулась за ногтями, когда я сжимал и разжимал пальцы, и под этой плёнкой кожа моя оставалась тёплой и живой, и от запаха крови — медного, плотного, с тонкой ноткой чего-то кисловатого, что бывает у венозной крови, попавшей под открытый воздух, — у меня в носу стоял лёгкий зуд, который я гнал. Потом плёнка начала схватываться по краям, превращаться в коричневую полупрозрачную корку на сгибах пальцев, и я слышал собственным телом, как этот процесс шёл, как на разных участках кожи он шёл с разной скоростью, как на ладонях, где крови было больше всего, корка ещё оставалась мягкой и прогибалась под нажимом большого пальца, а на тыльной стороне кисти, где кровь только мазнула, она уже трескалась мелкими сухими чешуйками и осыпалась серо-коричневой пылью на тёмные джинсы. По этой динамике я понимал, что прошло около часа, плюс-минус минут десять, потому что для крови такой плотности и температуры это нормальное время на обращение в корку.
Час.
За час в этой стране, в этом веке, в этой жандармерии можно было сделать многое — вызвать прокурора, оформить начальный протокол, передать дело по принадлежности, согласовать юрисдикцию, известить род Драгомировых. Но за час ко мне никто не зашёл, не предложил воды, не открыл дверь, не сказал, сколько ещё ждать, и эта пустая планомерная тишина сама по себе была формой допроса, которой меня кормили вместо вопросов.
Я закрыл глаза.
В темноте под веками сразу же возник кадр, который я весь этот час пытался разложить на детали и который теперь возвращался ко мне сам, без приглашения, — Максим у разбитого окна, развёрнутый на четверть, удивлённое лицо, чёрный принт на белой ткани, тёмное пятно размером с монету, и за его спиной пустой парк, голые ветки, серый октябрьский воздух. Я крутил этот кадр в голове, как крутят медальон в пальцах, рассматривая его то с одной стороны, то с другой, и каждый раз цеплялся за одну и ту же деталь — за то, что Максим поворачивался ко мне в момент удара. И каждый раз эта деталь складывалась в одну и ту же мысль, которую я уже принял как факт там, в машине, и от которой теперь не мог уйти, потому что факты, однажды принятые мозгом, не выходят оттуда обратной дорогой.
Стрелок ждал поворота головы.
Стрелок такого уровня не тратит магический заряд впустую, не делает пробный выстрел, не работает по силуэту в полутёмной комнате через тонированное бронированное стекло, если у него нет уверенности в цели. Он ждёт, пока цель повернётся лицом, чтобы видеть то, что он должен увидеть. И в моём случае это означало одно — он не был уверен, кто именно из двух фигур в кабинете нужная, и подбирал момент, в который тот, кого он видит в прицел, развернётся к нему лицом и подтвердит сам себя. Максим в эту секунду повернулся первым. Если бы он не повернулся — стрелок продолжал бы ждать.
Я открыл глаза и посмотрел на свои ладони ещё раз.
Кровь на них была не моей. Кровь Максима, который сейчас, в эту самую минуту, лежал в реанимации какой-нибудь московской клиники с трубкой кислорода во рту, и держался, или не держался, и я узнаю это позже, когда меня выпустят отсюда, если меня вообще выпустят сегодня. И от этой мысли у меня под рёбрами поднялось то особое холодное чувство, которое в той жизни я научился переводить в работу, потому что оставлять его внутри необработанным означало позволить ему сожрать меня изнутри за несколько дней.
И отдельной строкой, в дальнем углу головы, лежала ещё одна мысль — про пулю.
Не пуля в обычном смысле, конечно, — то, что вылетело из неизвестного устройства и прошло через бронированное стекло, не было свинцовым цилиндром в гильзе, это было что-то другое, магическое, имевшее форму пули только функционально. Но след оно оставило бы в груди Максима в виде материального объекта — фрагмента, осколка, конденсированной структуры, которая после удара затвердевает в плотном теле и становится извлекаемой при операции. Этот фрагмент сейчас находился либо в груди Максима, либо уже в металлическом лотке хирурга, который только что вынул его пинцетом, и отсюда фрагмент должен был уйти в одно из двух мест — в жандармерию, на экспертизу, или в Канцелярию, скорее всего именно туда, все же это не обычное покушение. Хотя, в моем случае было бы лучше, если бы дело вела жандармерия. Охранный и документальный процесс тут намного проще. Я должен был до нее добраться, когда я выйду отсюда живой и свободный. Потому что если приложить к этому фрагменту ладонь и активировать дар, я увижу след. Увижу руки, которые держали оружие. Увижу лицо за прицелом. Увижу, может быть, даже заказчика, если фрагмент впитал в себя достаточный отпечаток магии того, кто его направлял. Услышу мысли или разговор.
Эту мысль я носил в себе тихо и максимально глубоко, потому что она была моим собственным козырем, единственным реальным козырем в той игре, в которую меня втянули, и сообщать о существовании этого козыря следователю было бы той же ошибкой, что показывать карты сопернику в покере на вторую сдачу. Соня знала про мой дар, потому что Соня видела меня в работе. Канцелярия в общих чертах знала, потому что Канцелярия меня сертифицировала. Но они не знали, что я могу читать след с физического носителя такой плотности и такой конкретики — этого я никому не показывал. И сейчас, сидя в свидетельской камере, я твёрдо положил себе одно: ни жандармерии, ни Канцелярии не говорить об этом ничего, ни намёком, ни просьбой о доступе к материалам. Это моё. Это я выну сам, тогда, когда смогу, и тогда, когда буду уверен, что вынимаю это для себя, а не для тех, кто сейчас держит меня в этой коробке.
Лампа над головой моргнула. Загудела на полтона ниже, потом на полтона выше, потом выровнялась и пошла своим обычным сбойным ритмом.
Я выдохнул.
Сейчас задача была одна — выбраться отсюда. Всё остальное — пуля, стрелок, заказчик, Максим, Женя, Соня, Ксюша, Света, Катя, ждущие меня в поместье, — всё это решалось после того, как я перешагну порог этого здания и вдохну воздух с улицы. До тех пор я обязан был сидеть, держать лицо, отвечать правильно и выводить себя по одной нитке — со скамьи в коридор, из коридора в холл, из холла на улицу.
В двери, наконец, щёлкнул замок.
Я не повернул головы. Сидел, как сидел, ладони полусогнуты, спина к стене, лицо нейтральное. Так встречают входящего, не дёргаясь, не вскакивая, не показывая, что час ожидания тебя вымотал, потому что любое движение в эту секунду читается следователем как фон для будущего разговора, и человек, дёрнувшийся при щелчке замка, уже проиграл первые три минуты допроса до того, как прозвучал первый вопрос.
Дверь открылась.
Вошёл ротмистр Левашов. За ним, шаг в шаг, младший — молодой жандарм в синем мундире, с тёмной кожаной папкой под мышкой и стопкой бланков в руке. Левашов кивнул мне коротко и сухо, как жандарм детективу, без пренебрежения, но и без уступки, и прошёл к столу. Сел. Младший устроился сбоку, отдельным маленьким стулом, который притащил с собой из коридора, разложил перед собой бланки, отвинтил колпачок с авторучки. Левашов положил папку перед собой. Открыл. Глянул в неё, скорее ритуально, чем для дела, потому что я видел, что внутри папки было всего несколько листов, и Левашов наверняка знал их содержание наизусть.
— Господин Крайонов, — сказал он, и голос его был тем же, что и в кабинете, — без эмоций, профессионально сухим, голосом человека, проводившего этот первый блок допросов десятки раз в месяц и научившегося произносить вступительные формулы так, чтобы они звучали одновременно официально и нейтрально. — Имперская жандармерия, Подольский отдел. Я ротмистр Левашов, веду первичный сбор показаний по факту покушения на наследника графа Драгомирова. Допрос будет записан, в письменном виде и аудио. Ваше согласие обязательно — подпишите протокол согласия после ответов. От участия в допросе вы вправе отказаться, в этом случае будете задержаны до прибытия адвоката. Вы будете отвечать на вопросы?
— Буду, — сказал я, и услышал собственный голос — низкий, без посадки, тот самый голос, которым в той жизни я говорил «буду» десятки раз, входя в роль, и который выработался у меня за годы как автоматическая профессиональная маска. — Адвоката не нужно.
Левашов кивнул. Младший записал что-то в верхнем углу первого бланка. Ручка скрипнула едва слышно.
— Ваше полное имя, отчество, фамилия. Титул. Год рождения.
— Крайонов Роман Аристархович. Барон. Тысяча девятьсот девяносто четвёртого года.
— Место постоянного проживания.
— До сегодняшнего дня — съёмная квартира. С этой недели — родовое поместье, Подольский район, имение Крайоновых. Если нужен точный адрес для записи, я продиктую.
— Пока не нужно. Род занятий.
— Частный детектив, лицензия Имперской канцелярии, регистрационный номер у вас в системе.
Левашов повёл бровью на «у вас в системе», но не возразил, потому что возражать было нечего — они действительно могли поднять мой регистрационный номер за тридцать секунд, и оба мы это знали. Младший писал. Авторучка шла по бумаге ровно, мелким почерком, без помарок.
— Назначение вашего присутствия в ресторане «У Кариба» сегодня в одиннадцать ноль-ноль утра.
— Завтрак с Максимом Викторовичем Драгомировым.
— Цель завтрака.
— Личный разговор. Друг семьи. Мы давно знакомы, и Максим попросил встретиться вне дома, чтобы поговорить о семейных делах.
— Поясните формулировку «друг семьи». Через какое родство, через какой канал знакомства.
— Через знакомство наших отцов. Граф Виктор Михайлович и мой отец, барон Аристарх Крайонов, сотрудничали при жизни моего отца. После его гибели контакт с домом Драгомировых поддерживался семьёй на бытовом уровне. С Максимом я общался лично, периодически встречались, обсуждали разные вопросы.
Я не лгал ни в одной фразе, возможно, слегка приукрашивал. Я только обходил то, что не следовало проговаривать вслух, — что Максим был моим клиентом по предыдущему делу, что меня вытащили к нему не дружеские, а профессиональные отношения, что между нами лежал контракт о расследовании. Эти подробности я опускал не из страха перед протоколом, а потому, что вытаскивание их в протокол моментально превратило бы личную встречу в служебную и сменило бы юрисдикцию допроса с уголовной в гражданскую с полной экспертизой моих архивов агентства. И этого мне было не нужно совсем, особенно сейчас, когда в архивах лежали файлы, которые я ещё не успел вычистить от лишних следов.
— Княжич Решетников Евгений присутствовал на завтраке. Поясните его роль.
— Друг. Он подвозил меня в то утро, узнал про встречу, спросил, не помешает ли его присутствие, я сказал, что не помешает, согласовал с Максимом по телефону. Максим не возражал.
— Зачем княжич Решетников был согласован с пострадавшим?
— Потому что Максим знает Женю. Они тоже знакомы через семейный круг. Я не приводил постороннего на чужой завтрак.
Левашов кивнул. Посмотрел в папку — недолго, ритуально, опустил глаза и поднял.
— Личная охрана пострадавшего, господин Морозов Владимир. Вам он знаком?
— До сегодняшнего утра я с ним не пересекался именно напрямую. Знал, что у Максима есть охранник по фамилии Морозов, видел его несколько раз на расстоянии. Близкого знакомства нет. Обменивались приветствиями и классическими фразами, ничего более.
— Опишите ход вашей встречи с момента прибытия в ресторан до момента происшествия. Детально.
И вот здесь начался блок, в котором я работал уже не на автомате и не в режиме общих ответов, а в режиме точного контроля каждой фразы, потому что любая мелочь могла сложиться в общую картину протокола так, как мне было невыгодно. Я рассказал про подъезд к ресторану, про парковку, про охранника на входе, опустив при этом фейсера с экшн-камерой, потому что фейсера я хотел оставить в собственном расследовании, если придется встретиться с таким снова, а не сдать в жандармерию первой строкой. Рассказал про холл, про метрдотеля, про то, как нас провели в кабинет, про расположение мебели. Описал Максима — что он ждал нас уже за столом, что был один, без личной полной охраны в самой комнате, что Владимир стоял у двери. Описал начало разговора — общие фразы, кофе, сахар, ничего, что выходило бы за рамки обычного завтрака между знакомыми.
Дойдя до самого выстрела, я начал говорить медленнее, потому что на этом блоке Левашов вытащил из папки отдельный лист с заранее подготовленными вопросами, и я слышал, как младший за маленьким столом перевернул бланк, готовясь записывать дословно.
— Что говорил пострадавший непосредственно перед моментом удара?
— Он начал говорить и не закончил. Тема — личная. Я не успел понять, о чём именно он собирался рассказать.
— Поясните «начал и не закончил». В каком слове, в какой фразе оборвалось.
— На вступительных оборотах. Что-то вроде «слушай, я должен тебе сказать», за этим должна была идти основная фраза, но её он не произнёс. Между вступлением и основной фразой он встал из кресла и начал ходить по кабинету.
— Зачем ходил.
— Не пояснял. Так делают люди, которые собираются с духом перед серьезным разговором. Я не торопил.
— Подойдя к окну, он находился спиной к стеклу или лицом к стеклу?
— В момент удара он стоял спиной к стеклу, лицом ко мне. Я сидел напротив за столом, лицом к окну.
— Опишите момент удара.
— Стекло разлетелось целиком, вся плоскость, без локального пробоя. Звук — низкий басовый удар, не похожий на огнестрельный выстрел в обычном смысле. Магическое усиление. Скорее всего направленный импульс высокой плотности, прошедший сквозь бронированное стекло как сквозь обычное. Дистанция, по моей оценке, не менее ста метров, угол сверху, позиция стрелка — возвышение по другую сторону парка.
Левашов поднял глаза и задержал на мне взгляд на секунду дольше, чем требовалось для записи ответа. Я видел, как в его серых глазах что-то едва заметно сдвинулось. Гражданский свидетель не описывает выстрел через бронированное стекло такими формулировками. Гражданский свидетель говорит «было громко, я испугался, не помню, что было дальше». Я говорил иначе, и Левашов это услышал. Все таки детектив, лучший ученик полицейской академии. Ему повезло с таким свидетелем. Но прокомментировал он это не вслух, а только тем, что его авторучка остановилась на полсекунды над листом, прежде чем продолжить запись.
— Кому, по вашему мнению, могла быть выгодна гибель Максима Драгомирова?

Глава 12

— Не знаю. Я не в делах семьи. У рода Драгомировых, как у любого крупного дома, наверняка есть конкуренты, недоброжелатели, не закрытые конфликты. Конкретных имён я не назову, потому что у меня их нет.
Я отвечал, и каждое моё слово было правдой в узком техническом смысле и ложью в широком, потому что я, конечно же, имел свои предположения по поводу того, кому невыгоден живой Максим, и эти предположения вертелись у меня в голове, пока Максим ещё ходил по кабинету. Но эти предположения я держал при себе и собирался держать при себе до конца, потому что отдавать их жандармерии означало отдавать собственное расследование, а собственное расследование я не отдавал никому.
— Вы видели стрелявшего.
— Нет.
— Вы видели движение в парке, какой-либо силуэт, отблеск, любую визуальную деталь.
— Нет. Стекло было тонированным, парк виден размыто. До удара я не смотрел в парк целенаправленно.
— Кому, по вашему мнению, могла быть выгодна ваша гибель.
Вопрос прозвучал в том же тоне, без выделения, в той же монотонной интонации, что и предыдущие вопросы, как будто Левашов перечислял формальные пункты по списку. Но я услышал его так, как услышал бы любой человек, проведший в той жизни сотни допросов, — услышал двойное дно. Левашов не спросил, мог ли стрелок целиться в меня. Он спросил, кому выгодна моя гибель. То есть он либо сам пришёл к той же мысли, к которой пришёл я в машине, либо получил эту мысль откуда-то сверху, до начала допроса. И теперь он проверял — что я скажу.
Я не показал ни одной лишней эмоции.
— Я частный детектив. У меня по профессии есть круг недоброжелателей, как у любого человека этой профессии. Конкретных угроз в свой адрес последние недели я не получал.
— Спасибо. — Левашов кивнул, и младший за маленьким столом записал последнюю фразу. — На сегодня по этому блоку всё. Сейчас будет короткий перерыв, и затем мы продолжим с уточняющими вопросами и оформлением экспертизы одежды. Вода вам положена, я распоряжусь.
Он закрыл папку. Поднялся. Младший собрал бланки, аккуратно отстучал стопку по столу выравнивая края, заколпачил ручку. Они вышли вдвоём, дверь закрылась с тем же глухим двойным щелчком, с которым закрывалась в первый раз, и я снова остался один, и снова была лампа над головой, снова была тишина, и я понимал, что блок, который Левашов назвал коротким перерывом, в этих стенах может растянуться на любое количество минут, потому что задавать темп здесь имели право только хозяева этого помещения, а я был только гостем, у которого не было ни часов, ни телефона, ни ремня, ни шнурков.
Принесли воду через минут двадцать, может быть тридцать.
Молодой жандарм с пластиковой бутылкой пятисотграммовой и гранёным стаканом, поставленным на подоконник без слов. Дверь снова закрылась. Я открыл бутылку — пластик хрустнул, защитное кольцо отлетело и упало на пол. Налил полстакана. Выпил мелкими глотками, потому что после долгого молчания в сухом воздухе горло работало плохо и вода шла тяжело, отзываясь холодным комком в груди. Поставил стакан обратно. Опустил голову на руки и сидел так минут десять, и мысль моя катилась по знакомым кругам — Максим, операция, стрелок, фрагмент, поместье, Чешир. Сообщили ли Якову, о том где я? Формально он считался дворецким, а я его хозяином. В права наследства я вступил. Все было официально. Он считался моим доверенным лицом, которого могли ввести в курс моего местоположения. Расскажет ли Яков Кате об этом? Или просто сообщит, что я задерживаюсь, по своей дворецкой выдержке, скажет только то, что нужно, и не больше, и Катя будет ждать меня к ужину, не зная, что я в это время сижу в подольской свидетельской камере и считаю минуты по кровяным коркам на ладонях.
Левашов вернулся через час с лишним.
С ним был тот же младший, и кроме них — третий, в гражданском, сухой человек лет пятидесяти с папкой потолще, который представился судебным экспертом и без предисловий начал процедуру экспертизы одежды. Я снял куртку, отдал. Снял рубашку — белую, разорванную мной самим в кабинете на лоскут для перевязки, — отдал. Эксперт упаковал каждую вещь в отдельный прозрачный пакет, подписал маркером, сложил в большой полиэтиленовый мешок. Дальше — джинсы. Я остался в нижней футболке, без штанов, в тонкой свидетельской камере, где было холодно, и от этого холода кожа моя пошла мурашками, и я отметил, что эта частичная физическая разоблачённость в чужом помещении была ещё одним приёмом из того же набора, по которому строилась вся обстановка, — лишить человека привычной защиты, посмотреть, как он держит себя без неё. Я держал себя так же, как с одеждой. Сидел, отвечал на уточняющие вопросы Левашова — теперь уже мелкие, технические, по конкретным деталям, — позволил эксперту снять отпечатки с моих ладоней, дал согласие на смыв с кожи, на образец крови с обоих манжет, на фотофиксацию порезов от стеклянной крошки на бедре. Всё это длилось ещё около часа.
Когда эксперт вышел, мне выдали комплект казённой одежды на время экспертизы — серую футболку без логотипа, тонкие хлопковые штаны без ремня, носки. Я переоделся. Чужая одежда сидела грубо, штаны были слегка велики, но это было лучше, чем сидеть в одной нижней футболке. Левашов кивнул мне и снова ушёл.
Снова ожидание.
Лампа гудела. Камера мигала красным огоньком. За дверью изредка проходили шаги, голоса доносились приглушённо, без слов, и я по их интонации понимал только одно — что в коридоре идёт обычная рабочая жизнь учреждения, где меня держат не как приоритет, а как один из пунктов длинного списка, который разбирается в порядке очереди. И эта очередь, судя по темпу, двигалась небыстро.
Я попытался посчитать время по гулу лампы, но лампа сбивалась так часто, что счёт получался неточным, и я бросил. Попытался посчитать по тому, как медленно в камере менялась температура — становилось то чуть холоднее, когда в коридоре открывали дальние двери и тянуло сквозняком, то чуть теплее, когда сквозняк прекращался, — но и эта метрика была неточной. В итоге я просто сидел, прислонив голову к холодной стене, прикрыв глаза, и пускал мысль течь свободно, не пытаясь её организовать, потому что в условиях принудительного простоя организованная мысль изматывает быстрее свободной, и опытный подследственный этого простоя избегает.
Прошёл, наверное, ещё час. Может быть, два.
Принесли еду. Картонная коробка с разогретыми в микроволновке макаронами, кусок куриной грудки, стакан воды, пластиковая вилка. Я съел половину, потому что аппетита не было, но ел, потому что в долгом ожидании еда — это ресурс, и отказ от ресурса в стенах учреждения работает против тебя самого, тело нуждается в калориях для поддержания нервной системы, а мне предстояло сохранить ясность ума на сколько-то ещё часов. Поставил коробку на стол. Сел обратно.
И в этот момент, наконец, в двери щёлкнул замок, и я понял, что случилось то, чего я подспудно ждал весь этот долгий день, — изменилась интонация щелчка. Раньше дверь открывалась и закрывалась в обычном рабочем ритме жандармерии, с тем характерным двойным щелчком, который слышен внутри. Сейчас замок щёлкнул один раз, мягко, по-другому, и я понял, что её открывает человек, у которого есть ключ от всех дверей этого здания, и он не нуждается во внешнем доступе через дежурного.
Дверь открылась.
Вошёл Ворожцов. Ну наконец-то, канцелярия.
Весь воздух в камере поменял состав.
Он вошёл в том же сером костюме, в котором я видел его в наш первый с ним раз в офисе, в той же рубашке без галстука, с тем же спокойствием человека, которому не нужно подтверждать свой статус никакими внешними знаками. За ним, в полушаге сзади и сбоку, вошёл Гриша — тот же подавитель в тактической форме без знаков, в чёрном забрале, с тем характерным непроницаемым лицевым щитом, за которым нельзя было прочесть ни одной мимики. И в ту самую секунду, когда Гриша переступил порог, во мне выключился Дар.
Я почувствовал это всем телом, разом, как если бы кто-то выкрутил громкость мира с ста процентов до десяти. Кольцо на пальце моментально похолодело — не остыло постепенно, а провалилось в холод за полсекунды, и эта температурная яма прошла по кости запястья вверх, отдала под мышку и осела где-то в груди тихим металлическим узлом. Магический источник внутри меня, к которому я привык как к собственному дыханию, перекрыло, как перекрывают воду на кране, и в этом перекрытии было одно особое ощущение — ощущение глухоты, как будто все вибрации мира, которые я научился слышать дополнительным каналом, в одну секунду заглушили ватой. Зубы свело на верхней челюсти мелко и противно, как от фольги. Я узнал это ощущение мгновенно и понял, что с прошлой нашей встречи Гриша работал так же, как работал тогда, и что Канцелярия не меняет своих инструментов от случая к случаю.
Ворожцов прошёл к столу. Сел напротив меня, на тот же стул, где час назад сидел Левашов. Положил перед собой папку — тонкую, с серебряным тиснением щита и весов, узнаваемую с первой секунды. Гриша остался стоять у двери, неподвижный, как мебель. Между мной и Ворожцовым повисла та особая тишина, которая бывает только между людьми, узнавшими друг друга в новой обстановке после прошлой встречи, и обоим понадобилось две секунды, чтобы разместить в голове новый контекст и продолжить с того места, на котором мы остановились шесть дней назад.
— Барон Крайонов, — сказал он, и голос его был ровно тем же, что и в тот раз, — сухим, рабочим, бумажным, без эмоциональной нагрузки. — Прошло совсем немного времени.
— Прошло, — сказал я, и голос мой прозвучал чуть глуше, чем я хотел, потому что под подавителем горло ощущалось иначе, как будто стенки его потеряли часть упругости.
— У вас не лучшая неделя.
— Бывали хуже, — сказал я. — Но не сильно.
Уголок его рта дрогнул на миллиметр. Не улыбка, а признание шутки одним профессионалом другому, тот самый микрожест, который я уже видел в его исполнении и который у Ворожцова заменял весь спектр эмоциональных реакций обычного человека. Он открыл папку. Не доставал листы — просто открыл и держал перед собой, как опору для рук.
В этот момент в коридоре раздались шаги — твёрдые, быстрые, узнаваемые. Левашов возвращался, не зная, что в его свидетельскую камеру уже зашёл другой человек. Дверь открылась.
Левашов остановился на пороге.
Я видел его лицо в анфас и сбоку одновременно, потому что он стоял в проёме, и свет из коридора падал на него с одной стороны, а свет из камеры — с другой, и в этом двойном освещении я успел зафиксировать всё, что хотел зафиксировать. Сначала на его лице мелькнуло короткое удивление, длившееся одну десятую секунды, — то самое, которое следователь не успевает спрятать, когда заходит в собственное помещение и видит там того, кого не ждал. Потом — за следующую десятую — это удивление сменилось узнаванием. Потом — за третью десятую — узнавание сменилось холодным досадным пониманием человека, у которого только что отняли работу, и который понял, что отняли, ещё до того, как ему об этом сказали. Это понимание он спрятал почти мгновенно, заменив его профессиональной нейтральностью, но я видел, что под этой нейтральностью в нём поднимается тяжёлая досада того сорта, которая бывает у служебного человека, упёршегося в потолок чужой юрисдикции.
Ворожцов даже не повернул головы.
Он смотрел на меня, через стол, прямо, и заговорил, не глядя на Левашова, тем самым ровным голосом, который у него был для приказов.
— Ротмистр, — сказал он, и его «ротмистр» прозвучало без интонации, без обращения, как простое называние должности, после которого следовала команда. — Ваше присутствие в этом помещении больше не требуется. Канцелярия принимает производство по делу о покушении на наследника графа Драгомирова, а также по сопутствующему производству в отношении свидетеля. Документы у меня. Ознакомьтесь и освободите помещение.
Он не повысил голоса. Не сделал ни одного жеста. Просто протянул левую руку, не глядя, в сторону двери, и в раскрытой ладони его лежал лист, который он вытащил из папки одним движением, без предварительного перебора. Левашов сделал два шага вперёд. Взял лист. Прочёл. Я видел, как его глаза побежали по строкам — быстро, профессионально, выхватывая ключевые слова, печать, подпись, дату. Челюсть его сжалась, мышца на скуле дёрнулась один раз, и он положил лист обратно на стол.
— Ротмистр Левашов принял к сведению, — сказал он сухо, и в этой сухости было всё, что он хотел сказать, и всё, что не сказал. — Протокол, который мы составляли с господином Крайоновым, я передам в течение часа.
— Передайте сейчас.
— Он не дооформлен, господин Ворожцов. Подпись свидетеля не получена.
— Тогда оставьте в том виде, в каком есть. Подпись свидетеля будет получена позже, по моей процедуре.
Левашов кивнул один раз — коротко, почти незаметно, тем самым кивком, которым подчинённые в служебной иерархии отвечают на приказы старших, не имея права на возражение, но имея право на профессиональное достоинство. Он положил папку с моим частично оформленным протоколом на стол, поверх ворожцовской папки, повернулся и вышел. Молодой жандарм, который всё это время стоял в коридоре за его спиной и которого я через дверной проём видел только наполовину, отступил, давая Левашову пройти, и закрыл дверь снаружи.
Мы остались втроём — я, Ворожцов и неподвижный Гриша у двери.
Ворожцов придвинул папку Левашова к себе, открыл, бегло пролистал содержимое, не задерживаясь ни на одной странице, — точно тем же движением, каким я в той жизни просматривал чужие материалы перед тем, как принять дело к производству. Закрыл. Отодвинул в сторону. Снова посмотрел на меня. На лице его не было ни торжества, ни раздражения, ни усталости — только то скучное профессиональное внимание, которое было у него встроено в качестве рабочего режима.
— Барон, — сказал он. — Я не буду повторять вам вопросы, которые вам уже задал ротмистр Левашов. Его протокол я прочёл, ваши ответы меня устраивают на уровне фактологии. Я задам только то, что мне нужно дополнительно.
— Слушаю.
— Что вы видели в момент удара? Опишите своими словами, без рамок процедуры.
И я описал. Описал то же самое, что описывал Левашову, но с другой плотностью и в другой последовательности, потому что Ворожцову было нужно не оформление протокола, а картина, и эту картину я выстраивал перед ним так, как один профессионал выстраивает её перед другим, с указанием тех деталей, которые гражданский свидетель не заметил бы и которые я не стал бы показывать жандармерии. Угол удара. Характер разрушения стекла — целиком, без локального пробоя, что указывало на направленный импульс, а не на физический снаряд в обычном смысле. Звук — низкий, басовый, прошедший в грудную клетку раньше, чем в уши, что характерно для магических ударных воздействий определённого типа. Время реакции стрелка — фактически нулевое после поворота цели, что говорило о высоком уровне обзора и подготовки. Дистанция — не менее ста метров, исходя из угла, из звуковой задержки, из плотности импульса. Возможные позиции стрелка с учётом топографии парка и противоположной застройки.
Ворожцов слушал, не записывая.
Папка перед ним лежала закрытой. Руки его лежали поверх папки, расслабленные, без напряжения. Серые глаза были неподвижны и направлены на меня, не отрываясь, и в этой неподвижности было то особое считывание, при котором собеседник одновременно слышит твои слова, оценивает мимику, ловит интонационные паузы и сопоставляет всё это с тем, что у него уже есть в голове по делу. Я говорил четко, без украшений, и каждый раз, когда я подходил к границе того, что хотел и не хотел сказать, я останавливался ровно на этой границе, не переходя её ни на полшага.
Догадку про настоящую цель удара я не озвучивал.
Когда я закончил, Ворожцов помолчал секунд десять. Потом наклонился чуть вперёд, переплёл пальцы поверх папки и заговорил тем голосом, которого я у него ещё не слышал, — таким, в котором не было уже ни рабочей сухости, ни допросной ровности, был только разговор человека с человеком, разделённых столом и должностями, но связанных пониманием одной и той же реальности.
— Барон. Я скажу вам сейчас то, что вы уже сами понимаете, и моя задача — не сообщить вам новое, а просто проговорить вслух то, что мы оба видим. Несколько дней назад вас вытащили с арены, на которую вас доставили против вашей воли. До этого, я не буду перечислять весь список, было нападение на бизнес Карловых, в которое вас втянули, и которое стоило вам нескольких неприятных контактов с людьми, после которых обычные люди в отпуск уходят. Сегодня в кабинете ресторана «У Кариба» в наследника графа Драгомирова, сидевшего напротив вас, попало то, что попало, через бронированное стекло, по углу, который, как вы сами только что детально расписали, требовал работы профессионала самого высокого уровня. Это еще одно крупное событие за неполный месяц. Канцелярия видит здесь не цепочку случайностей. Канцелярия видит закономерность.
Он сделал паузу. Я молчал, потому что в эти секунды любое слово было бы лишним — Ворожцов говорил то, что должен был сказать, и моё дело было слушать, а не подсказывать ему его собственные формулировки.
— Я не буду спрашивать вас, кого именно вы подозреваете. Я знаю, что вы предпочитаете работать по своим линиям, и я уважаю это профессионально. Я также знаю, что попросить вас передать ваши предположения мне сейчас означало бы получить от вас то, что вы готовы передать, но не то, что вы реально знаете, и мы оба потеряли бы время. Поэтому я предлагаю другое.
Он расцепил пальцы. Положил ладони на стол. Посмотрел мне в глаза.

Глава 13

— Закройте агентство на время. На полгода, на год — дальше посмотрим. Уезжайте в поместье. Займитесь тем, чем барон обычно занимается между делами. Поменяйте шторы в доме. Разберите библиотеку отца. Найдите хобби. Засадите цветами клумбу. Переберите винный погреб. Сделайте то, что делают аристократы, у которых есть время и нет внешних обязательств. Это не наказание и не ссылка. Это рекомендация, при которой Канцелярия получает возможность работать без вас в качестве приманки, а вы получаете возможность дожить до следующего года. Дайте нам время во всем разобраться. Мы можем приставить к вам охрану, но так как вы позаботитесь о себе сами, никакая служба безопасности не справиться. Посидите дома не меняете локации. Или поезжайте в отпуск достаточно надолго.
Я смотрел на него, и в груди у меня поднималось то, чего я не показывал ни лицом, ни одной мышцей, — поднималось медленное, холодное несогласие, основанное не на героизме и не на упрямстве, а на простом расчёте человека, который знает, как охота работает изнутри. Бегство для людей такого уровня означает охоту. Охота на бегущего короче охоты на сидящего на собственной территории, потому что бегущий вынужден показываться там, где его не ждут, и в местах, не подконтрольных ему, и в ситуациях, в которых он не выбирает условия. Сидящий на собственной территории контролирует периметр, видит всех приходящих, определяет правила приёма и, что важнее всего, может работать против охотника симметрично. Логика была понятно, но было одно «но». Я не собирался уезжать в поместье и менять шторы. Я собирался работать. Просто Ворожцову не нужно было знать об этом до тех пор, пока он сам не убедится в моём решении по моим действиям.
— Я подумаю, — сказал я.
Ворожцов смотрел на меня молча несколько секунд. Я выдержал его взгляд, держа лицо, без прозрачных сигналов в любую сторону. Я знал, что он знает, что значит «я подумаю». И он знал, что я знаю, то чего он знает. Ни один из нас этого не комментировал, потому что комментировать было нечего — наши позиции были обозначены, и каждый теперь работал из своей.
— Подумайте серьёзно, барон, — сказал он, и в этом «серьёзно» не было давления, было только ещё одно напоминание.
Я кивнул. Ворожцов кивнул в ответ. Между нами на секунду повисла та особая тишина, которая бывает в конце сложного разговора, когда основное уже сказано и обоим остаётся только закрыть встречу формально.
И в этой тишине я задал свой вопрос.
— Можно один пункт, — сказал я. — По другому делу, не по сегодняшнему.
— Слушаю.
— Соня Игоревна. Представительница Канцелярии, прикреплённая ко мне. Я не видел её с момента моего возвращения с арены. Что с ней? Она вернётся к моему делу, когда я возобновлю работу — если возобновлю?
Ворожцов помолчал две секунды. Я видел, как его серые глаза за это время оценили вопрос, оценили причину, по которой я задаю его именно сейчас, оценили мою интонацию и оценили то, что стояло за вопросом — не рабочий интерес, а человеческий, потому что Соня была единственным официальным контактом, который у меня имелся в Канцелярии, и она была живым человеком, к которому я успел привыкнуть как к фигуре в моём периметре.
— Соня Игоревна возвращена в центральный офис, — сказал он. — Окончательно. С вами она пересекаться больше не будет.
— Почему?
— Потому что девушке рядом с Крайоновым в текущем периоде будет опасно. Это рядовое следствие того, о чём я только что говорил. Когда вы вернётесь к работе — если вернётесь в формате, при котором вам полагается куратор от Канцелярии, — к вам будет прикреплён другой сотрудник. Возможно, никто. Это будет зависеть от того, в каком формате вы вернётесь и в какой степени мы будем уверены, что прикрепление не равняется отправке человека под удар. Соня Игоревна оценила обстановку и согласилась с переводом без возражений. Это решение в её интересах в первую очередь.
Я кивнул.
Внешне — спокойно. Внутри — отметил, и эта отметка легла рядом с другими, которые сегодня уже легли в мою голову и которым ещё предстояло сложиться в общую картину. Соня была частью моего периметра. Сегодня периметр сократился ещё на одного человека — без моего согласия, без моего участия, по решению Канцелярии. Это не было нападением, это была защита, я понимал, и понимал, что Ворожцов прав в своей логике, потому что Соня действительно оказывалась под ударом просто из-за того, что находилась рядом со мной. Но защита эта работала и как изоляция. У меня становилось меньше точек контакта с миром, в котором я работал, и каждая такая точка, исчезавшая без моего ведома, делала меня чуть более одиноким на собственной территории. И это было ровно то, что нужно тем, кто хотел меня убить — изолированный человек умирает легче, чем человек, окружённый системой.
Я остался без Ксюши, благодаря Демиду, я остался без Сони, благодаря Канцелярии. Кто следующий?
— Понял, — сказал я. — Спасибо за прямой ответ.
Ворожцов кивнул. Поднялся. Закрыл папку, забрал. Тонкая папка ушла во внутренний карман его пиджака. Гриша у двери чуть двинулся, готовясь выходить. Ворожцов подошёл к двери, обернулся.
— Барон. Ещё одно. У вас сейчас в процессе оформление наследства Крайоновых — основной массив, не баронство. Этот процесс регистрируется в Канцелярии, и я знаю его текущую стадию. У вас осталось несколько недель тишины до того, как документы пройдут все инстанции. После этого вы станете значительно крупнее, видимее и нагляднее. Ставка на ваше устранение поднимется пропорционально. Используйте эти недели правильно. Хотя, — он слегка обернулся в мою сторону, — я думаю, все, кто должен был знать, уже знают о вас. Но убирать только что восстановленного барона, и барона в полных правах — две разные вещи.
— Я понял.
— Хорошо.
Он кивнул. Гриша открыл дверь. Они вышли вдвоём. Дверь закрылась за ними тем же мягким щелчком, с которым открывалась.
И через секунду, как только Гриша переступил порог в обратную сторону, во мне снова включился Дар.
Это случилось разом, как первый вдох после нырка, мир хлынул обратно, тёплый, вибрирующий, живой. Кольцо на пальце нагрелось — не сразу, а волной, поднявшейся от костяшки к запястью, и эта волна тепла прошла дальше по руке вверх, отдала в плечо, разлилась под ключицей и осела где-то в груди мягким светящимся узлом. Магический источник внутри меня раскрылся, как раскрывается зрачок после темноты, и я почувствовал, как воздух в камере, бывший до этого плотным и ватным, вдруг стал прозрачным и подвижным, и я вдохнул полной грудью, глубоко, до самого дна лёгких.
Я остался один.
Лампа над головой моргнула и стала гудеть ровнее. Камера наблюдения с красным огоньком в углу продолжала писать. Я сидел на синей скамье, в чужой казённой одежде, без рубашки, без ремня, без часов, и в голове у меня было тихо.
Тихо — потому что главное было сказано и услышано. С обеих сторон. Ворожцов произнёс свой текст, и я выслушал его внимательно. Я ответил «я подумаю», и мы оба знали, что это значит. Ворожцов передал мне информацию о Соне, и я принял её. Ворожцов напомнил про наследство, и я учёл это. Все формальности были закрыты, все позиции обозначены, и теперь мне оставалось одно — выйти отсюда и начать работать. Не уехать в поместье и не сажать нарциссы, а работать — тихо, методично, по своим линиям, как я умел работать в той жизни, и как я был намерен работать в этой.
Прошло, наверное, ещё с полчаса. Может быть, час.
Принесли мою одежду, прошедшую экспертизу, очищенную, в прозрачном пакете, с биркой и подписью эксперта. Рубашку не вернули — она ушла в материалы дела как улика. Я переоделся, вернул казённый комплект жандарму, не выходя из камеры.Дверь снова открылась.
На пороге стоял ротмистр Левашов.
Я посмотрел на его лицо, и на нём в этот раз не было ничего, кроме нейтральности — ровно той самой, с которой работают люди, проигравшие битву за юрисдикцию час назад и за это время уже принявшие проигрыш как факт служебной жизни. Под этой нейтральностью я видел только тонкий, почти незаметный след досады — не личной, а служебной, — который он не показывал ни словом, ни жестом, но который выдавал себя в том, как чуть напряжённее обычного держались его плечи.
— Господин Крайонов, — сказал он, и голос его был ровным и сухим, как в начале нашего знакомства. — Вы свободны. Документы оформят на выходе. Княжич Решетников также освобожден, ожидает вас в холле первого этажа.
— Спасибо, ротмистр.
— Это была наша работа.
Он кивнул мне, отступил в сторону. Я поднялся со скамьи — впервые за весь долгий день, — и тело моё встретило это движение тяжёлой ноющей благодарностью каждой мышцы, потому что просидеть много часов на жёсткой скамье в одной позе тяжелее, чем кажется со стороны. Поясница застонала, шея дала прострел в правое плечо, который я отметил и проигнорировал. Прошёл к двери, переступил порог.
Коридор за дверью был тот же, по которому меня провели сюда утром, и в то же время не тот же, потому что освещение в нём изменилось. Утром, когда меня вели, дневной свет ламп был белым и равнодушным. Сейчас за окнами в дальнем конце коридора стояла густая темнота, прорезанная только желтоватым уличным фонарём во дворе, и эта темнота сообщала мне без часов, что время, проведённое мной в свидетельской камере, было гораздо длиннее, чем мне казалось, и что день, начавшийся завтраком в одиннадцать утра, дотянулся уже до позднего ноябрьского вечера.
У дежурного за стеклом я расписался в журнале выдачи. Получил свой пакет — телефон, кожаный ремень, шнурки, наручные часы. Достал часы, посмотрел циферблат.
Двадцать два сорок семь.
Почти одиннадцать вечера.
Двенадцать часов в свидетельской камере. Двенадцать часов на одной скамье, в одной казённой одежде, со ста миллилитрами воды в желудке и половиной коробки макарон. И в эти двенадцать часов уместилось всё — допрос Левашова, экспертиза одежды, разговор с Ворожцовым, ожидание, ещё одно ожидание, ещё одно. Они держали меня весь день и весь вечер, и держали ровно столько, сколько считали нужным держать, и не одной минутой меньше, потому что Максим Драгомиров — наследник графа, и потому что покушение на него — дело, в котором Канцелярия и жандармерия выясняют между собой юрисдикцию неторопливо, а свидетели в это время сидят и ждут, и от длительности их ожидания зависит, в каком состоянии они выйдут на улицу и сколько ещё дней потом будут приходить в себя.
Я надел часы. Продел ремень в шлёвки джинсов. Натянул шнурки в ботинки, завязал. Проверил телефон — экран мёртвый, аккумулятор сел в течение дня.
Прошёл по коридору к холлу. Пол под ногами поскрипывал. Стены, выкрашенные до пояса в тёмно-зелёный, были той же расцветки, что и утром, но в вечернем свете казались темнее, как будто за день краска успела загустеть.
В холле, на длинной скамье у стены, сидел Женя.
Женя поднял голову. На лице — усталость, очень глубокая, та, которая прорастает изнутри после долгого служебного простоя, и под этой усталостью — облегчение, которое он не успел спрятать. Он встал. Шагнул мне навстречу.
— Ром.
— Жень.
Мы обнялись коротко, по-мужски, без слов, и в этом коротком объятии было больше, чем в любом разговоре, который мы могли бы сейчас провести. Я почувствовал, как у него под рукой подрагивает плечо, тонко, на пределе самоконтроля, и понял, что эти двенадцать часов он провёл не легче моего, а возможно и тяжелее, потому что он был княжич и привык к другому отношению, и сидеть весь день в свидетельской камере ему было ново и непривычно.
Мы вышли.
Подольский воздух за дверями жандармерии ударил в лёгкие холодом и темнотой. Над двором висела мокрая ноябрьская ночь, фонари в углах двора светили жёлтым в сырой воздух, и от этого свет ложился на асфальт пятнами с размытыми краями. Где-то за оградой шумел редкий вечерний транспорт, тонкая полоса, далёкая, не имеющая ко мне отношения. Я постоял секунду на верхней ступени, глубоко вдохнул этот холодный воздух, и в груди у меня что-то медленно расправилось, как расправляется ткань после долгого сжатия.
— Машину придётся вызывать, — сказал Женя рядом, и в голосе его уже было больше живого, чем минуту назад. — Моя стоит «У Кариба».
— Вызовем. У тебя телефон держит? Мой разрядился.
Женя кивнул.
Мы спустились по ступеням во двор. Ворота открылись, выпустили нас на улицу. За воротами Подольск стоял пустой, ноябрьский, влажный, с тонкой плёнкой воды на асфальте, в которой отражались редкие фонари.
Женя достал телефон, проверил экран. Лицо его в синеватой подсветке стало ещё бледнее, и в этом синем свете я увидел, как сильно он вымотан, гораздо сильнее, чем показывал минутой раньше в холле. Он провёл большим пальцем по экрану, открыл приложение такси, поднял на меня глаза.
— Какой план?
— Сначала заберём твою машину у «Кариба». — Я помолчал секунду. — Потом… Поедем в больницу. Я хочу посмотреть на Максима.
Он поднял голову от экрана. Брови сдвинулись.
— Зачем? Он в реанимации, скорее всего. И тебя туда не пустят.
— Меня — нет. А меня с тобой — пустят. Ты княжич. С тобой и через реанимационные двери проведут, и кофе в ординаторской предложат.
Он спрятал телефон в карман. Прислонился плечом к холодной решётчатой ограде двора, скрестил руки на груди, и в этом жесте было больше настороженности, чем дружеской. Женя не возражал, он формулировал вопросы.
— А зачем тебе туда?
— Преступник часто приходит на место преступления. — Я говорил негромко, потому что во дворе жандармерии было пусто, но привычка не выносить такие разговоры в воздух работала во мне на уровне рефлекса. — Один из двух вариантов. Либо он захочет посмотреть на то, что сделал и не довёл до конца. Я думаю, он хотел убить, а не ранить. Промах для стрелка такого уровня — это незакрытая работа, и есть шанс, что он придёт убедиться в результате собственными глазами или хотя бы попытается узнать через кого-то на месте. Либо он вернётся в парк. Туда, откуда работал. И тогда нам нужно уловить это.
— И ты хочешь разорваться между парком и больницей, пока Максим не придёт в себя?
— Нет. Торчать постоянно мы не будем. Сейчас я хочу поехать туда один раз, оценить ситуацию. Кто приходит, как ведут себя врачи, как ведёт себя охрана Драгомировых, кто из родственников приехал, кто не приехал, кто звонит, кто не звонит. В больнице сейчас сильное эмоциональное потрясение, суета, всё происходит вне протокола. В такие минуты люди сильно прокалываются, гораздо сильнее, чем потом, когда успокоятся, и все будет идти по привычному плану. Я хочу быть тем, кто заметит этот прокол.
Женя постоял секунду, глядя в землю. Потом кивнул.
— Хорошо. Такси до «Кариба», потом в больницу.
Он снова достал телефон, начал вбивать адрес. Я смотрел на его профиль в свете экрана и видел, как в нём уже идёт перенастройка — от усталого княжича, отсидевшего двенадцать часов в свидетельской камере, к рабочему партнёру, у которого впереди ещё полночи живой работы. Эта перенастройка происходила в нём естественно, без надрыва, и я в очередной раз отметил, что Женя хорош в этом не потому, что новичок, а потому, что в нём, как и во мне, в какой-то прошлой биографии было заложено гораздо больше, чем он показывал в обычной жизни.
— А что с тобой было? — спросил он, не отрываясь от экрана. — У меня — стандарт. Допросили, проверили одежду, отпечатки, всё прочее. Звонил отец, я не сразу понял, что звонит он, потому что в свидетельской камере у меня телефон забрали на входе. Жандарм потом принёс, держал передо мной на громкой. Я сказал, что пусть не приезжает, что со мной всё в порядке, что разберусь сам. А ты? Что у тебя.
— Сначала ротмистр Левашов. Стандартная процедура, протокол, экспертиза одежды. Потом меня держали на ожидании. Потом приходил Ворожцов.
Женя замер. Палец остановился над экраном.
— Канцелярия?
— Канцелярия.
— И что?
— Сказал, чтобы я сидел дома и протирал пыль с полок.
Женя смотрел на меня несколько секунд. Уголок его рта дёрнулся — не улыбкой, а тем коротким движением, которое бывает у людей, когда им сообщают что-то одновременно страшное и абсурдное, и они не знают, как реагировать.
— И мы вместо этого едем в больницу?
— Да.
Он коротко кивнул. Опустил взгляд обратно на экран. Закончил вбивать адрес и нажал заказ.
— Машина через шесть минут.
Мы стояли у решётчатой ограды двора, и над нами висела ночь, где-то за оградой шумел редкий вечерний транспорт, и я знал, что завтра начнётся работа, и что ни в каком поместье с цветами и шторами я не схоронюсь, потому что человек, на которого ведут охоту, выживает только тогда, когда сам становится охотником.

Глава 14

Такси приехало через четыре минуты вместо обещанных шести, и водитель оказался из тех ночных подольских таксистов, которые работают в двенадцать часов как часовой механизм, без слов, без музыки, без вопросов о маршруте, и от этого молчания за рулём в машине установилась та особая ночная тишина, в которой можно было услышать, как тонко тикает поворотник на пустой дороге, как шуршат шины по асфальту, как Женя рядом со мной выдохнул через нос длинно и медленно, разжимая то, что держал в плечах последние двенадцать часов.
Город за окном проходил мимо в редких желтоватых пятнах фонарей. Подольск в одиннадцать вечера спит почти весь — окна гаснут одно за другим, остаются только дежурные, в киосках, в круглосуточных аптеках, в ремонтных автосервисах, и в этих редких светящихся точках мне виделось ощущение чужого мира, в котором кто-то ещё работает, продаёт сигареты, чинит чужие машины, пока я еду через эту ночь к тому единственному месту, куда мне сейчас нужно попасть.
«У Кариба» возникло за поворотом таким, каким я его помнил с утра, — вытянутое здание с подсветкой по контуру и шестью идеально подстриженными можжевеловыми кустами вдоль стены, — но утром оно было живой витриной, а сейчас стало обесточенной декорацией, в которой выключили основное освещение и оставили только дежурные лампы у входа. Поперёк двери — плотная жёлтая лента жандармерии в два ряда, перекрещённая, с печатью на узле. На асфальте у крыльца — следы от тяжёлого ботинка с глубоким протектором, каких в городе не носят, носят на работе. С этой стороны здания разбитого окна не было видно, потому что кабинет выходил на парк, а парк был с противоположной стороны. И от того, что снаружи всё выглядело почти обычно, мне на секунду показалось странным, что внутри, в кабинете до сих пор должен лежать тёмно-бордовый овал засохшей крови на каменном полу и стеклянная крошка по всей плоскости от стола до подоконника.
Женина машина стояла на парковке там, где он её утром оставил, никем не тронутая, с включённой охранной системой — мигающий красный диод на торпеде показывал, что машина ждала всё это время, готовая. Женя расплатился с таксистом по приложению, я вышел в холодный воздух парковки, и сырость моментально пробралась под куртку.
Я сел на пассажирское место. Кожаный салон был почти ледяным, и мышцы спины сжались от первого контакта со спинкой, потом отпустили. Женя завёл двигатель, дождался, пока заработает печка, набрал на навигаторе адрес клиники и вывел машину со стоянки.
До частной клиники номер один было ехать минут сорок по ночному городу. Почему-то я не сомневался, что Максима отвезли именно сюда. Она была ближе всех и занимала первое место среди всех частных клиник. Почти центр Москвы.
Дорога прошла почти незаметно. Мы молчали, и каждый был в собственных мыслях. Я поставил телефон на зарядку.
Машина свернула с трассы к воротам клиники, и через лобовое стекло я увидел картину, которой не ожидал.
Свет.
Свет горел везде. Не дежурный, не точечный, а полное освещение всех окон, всех этажей, всех корпусов. Пятиэтажный главный корпус сиял от фундамента до крыши, как будто внутри готовились к крупной операции одновременно во всех отделениях. Пристройка по правому крылу — освещение по всей длине, окна второго этажа с белыми вертикальными жалюзи, через которые тёплый медицинский свет ложился полосами на газон под ними. Подъездная зона — залита ярким рабочим прожекторным светом сверху, от мачт по периметру парковки. Темный асфальт парковки отражал каждый источник, и от этого вся территория клиники казалась плавающей в собственном свечении на фоне чёрного неба.
И людей было много.
Ворота — тяжёлые, кованые, с автоматическим приводом — стояли открытыми, но сразу за ними дорога перекрывалась мобильным шлагбаумом, у которого дежурили три человека: один в форме охраны клиники, второй в гражданском, явно из людей рода Драгомировых, третий — жандарм в синем мундире, с заметной кобурой на бедре. На стоянке за шлагбаумом я насчитал ещё четырёх жандармов в патрульной форме, двоих сотрудников клинической охраны с рацией, и в тенях между корпусами мелькнули ещё две тёмные фигуры — те, кто дежурит, не привлекая внимания. На крыше главного корпуса заметил движение — тоже человек, и тоже работающий не для красоты.
— Пиздец, — сказал Женя коротко, не отрывая взгляда от происходящего за стеклом. — Тут гарнизон.
— Значит, Максим жив. Тут ждут второго захода. — Я смотрел на крышу, где темнела фигура наблюдателя. — Предполагают, что могут попробовать ещё раз. Поэтому весь этот свет, и поэтому все эти люди.
— Кто решится на такое?
— Ну, психов и самоубиц пока не перевелось. Думаю, они решили не рисковать.
Машина подкатилась к шлагбауму, остановилась. Женя опустил стекло. Холодный воздух сразу пошёл в салон. Жандарм наклонился к окну.
— Цель посещения.
— Княжич Решетников Евгений и барон Крайонов Роман, — сказал Женя. — Мы сегодня были на месте происшествия с Максимом Драгомировым, я свидетель, барон Крайонов также свидетель. Только что освобождены из Подольского отдела жандармерии после допроса. Хотим увидеть Максима.
Жандарм переглянулся с гражданским из людей Драгомировых. Тот достал телефон, позвонил, что-то коротко сказал, выслушал ответ, кивнул. Жандарм вернулся к окну.
— Документы.
Мы оба показали. Жандарм сверил с какой-то распечаткой на своём планшете, кивнул второй раз. Шлагбаум поднялся. Мы заехали на парковку.
Машину Женя поставил у самого ближнего к корпусу места, потому что свободных хватало — посетители давно разъехались, оставались только машины служб и узкого круга. Мы вышли. Холод ударил снова, я поежился.
Через двойные стеклянные двери главного входа — в холл.
Холл был большой, с высоким потолком, с натуральным светлым камнем на полу и с крупной стойкой регистрации в центре, освещённой потолочным светом галерей. И здесь людей было больше, чем я ожидал увидеть в ночной клинике. У стойки — двое сотрудников клиники в светло-синих халатах. Слева, у лифтовой группы, — пост из трёх жандармов и двух охранников в гражданском. Справа, у диванов зоны ожидания, — небольшая группа из четырёх человек, переговаривавшихся шёпотом, по виду — администрация клиники, заведующая, кто-то из старшего персонала, кто-то из адвокатов дома Драгомировых. Голоса гудели, переплетались, поднимались под высокий потолок и оседали под ним приглушённо.
Проходя мимо группы к стойке, я уловил короткий обрывок — мужской голос, низкий, сухой, профессиональный: «…по протоколу шесть, семья получает копию заключения, оригинал — служебный канал, без посредников…» Ему ответил женский, тонкий, скорее всего юрист: «…это если квалифицируют как покушение, а если канцелярия переквалифицирует на свою статью, оригинала мы не получаем вообще, надо готовить запрос заранее…» Дальше я уже не слышал, потому что прошёл мимо. Род Драгомировых не дожидался утра — внутренняя комиссия по инциденту работала здесь и сейчас, в холле клиники, с юристами, с протоколами, с заранее составленными запросами. Это была машина, которая знала свои движения наизусть.
Где-то в дальнем коридоре пиликнула рация.
Женя подошёл к стойке первым. Я держался на полшага сзади.
— Княжич Решетников, барон Крайонов, — повторил он. — К Максиму Драгомирову.
Сотрудница клиники поднялась со стула, проверила что-то в своём терминале, кивнула.
— Реанимационное отделение. Третий этаж, лифт направо. Вас встретит охрана семьи на этаже. Палаты — прямого доступа нет, только согласованное посещение через старшего охраны.
— Спасибо.
Мы прошли к лифту. Жандарм у лифтовой группы посмотрел на нас коротко, прислонил пропуск к датчику и нажал кнопку вызова сам — так в клиниках высокого уровня делают, чтобы посетители не вызывали лифт левыми кодами. Двери открылись. Мы вошли. Кабина была отделана тёмным деревом и зеркалом по задней стенке, и в этом зеркале я увидел нас двоих — Женю с серым лицом и тёмными кругами под глазами, в смятой одежде, и себя, который выглядел не лучше.
Я скользнул взглядом по панели этажей. Цифры с первого по пятый — обычная клиника. Ниже — ещё две кнопки, без цифр, маркированные буквами: «П» и «С». «П» — подвал, скорее всего морг и патологоанатомическое. «С» — служебный уровень, и эту букву я отметил отдельно, потому что в обычных клиниках служебных уровней не бывает, в обычных клиниках есть техэтаж, котельная, склад. «С» в частной клинике высокого класса — это либо защищённое хранилище медицинских записей, либо помещение для процедур, которые официально не проводятся. Возможно, и то и другое.
Лифт пошёл вверх медленно, тяжело, с тихим дорогим гудением.
— Скажу честно, — сказал Женя, не отрывая взгляда от собственного отражения, — я думал, в клинике в ночь будет тихо. Охрана Драгомировых, они сами, жандармы, но не столько.
— Я тоже не ожидал такого периметра.
— Это даже не периметр. Это блокада.
Лифт остановился. Двери разъехались. И мы вышли на третий этаж.
Третий этаж клиники работал так, как работают этажи во время крупного происшествия — на повышенной частоте, с жёстким распределением ролей, с чётко обозначенными рабочими зонами и с непрерывным движением людей по коридорам. Свет — полный, дневной, без щадящего ночного режима, который обычно включают на других этажах в это время. Длинный коридор уходил вправо и влево от лифтовой площадки, и в каждом из направлений я насчитал по три-четыре фигуры персонала, не считая охраны.
В дальнем конце левого коридора, у двойных стеклянных дверей реанимационного блока, стояли двое охранников Драгомировых в гражданском и один жандарм в форме. Между ними и нами — пост дежурной медсестры с двумя стульями, столом, мониторами. Дальше по коридору — двери палат, двери технических помещений, двери ординаторской с табличкой. На одной из стен напротив поста — небольшая зона ожидания с двумя кожаными диванами и низким журнальным столиком, лампой на стене, графином воды на столике.
И между всем этим двигались люди. Медицинская сестра прошла мимо нас с пустым штативом для капельниц. Двое в халатах с маркерами «реанимация» — врач и санитар, скорее всего, — прошли в другую сторону, обмениваясь короткой репликой про показатели. Жандарм в патрульной форме со стороны дальнего коридора шёл вдоль окон, проверяя что-то по рации. Где-то далеко, в технической зоне, тихо гудел кондиционер.
Владимир заметил нас сразу.
Он стоял у поста медсестры, спиной ко мне, разговаривал со старшей по этажу — пожилой женщиной в халате цвета морской волны и с короткими седыми волосами, с тем выражением лица, которое бывает у медсестёр со стажем больше тридцати лет, — выражением «я видела всё, и ваше всё тоже видела». Владимир наклонил голову к ней, выслушивая что-то, кивнул, и в этот момент почувствовал нас за спиной. Он повернулся. Увидел. Я увидел, как его правая рука сделала короткое плавное движение в сторону охранников у реанимационного блока — поднятая ладонь, два пальца вниз, потом свободное движение. Жест читался без объяснений: «свои, пропустить». Один из охранников у дверей кивнул в ответ и опустил рацию, которую уже подносил ко рту.
Владимир пошёл к нам. Шаг был тяжёлый, не от усталости, а от того, что за прошедшие часы он подобрал тело в режим долгого дежурства, и теперь движения у него были экономные, без лишних амплитуд. Подошёл. Кивнул Жене коротко, мне — отдельно.
— Княжич. Барон. Я не ждал, что вы доедете.
— Как он?
— Прооперирован. Состояние тяжёлое стабильное. Реанимация, искусственная вентиляция лёгких в щадящем режиме, седация лёгкая. Хирург сказал — прошли по краю. Если бы привезли на пятнадцать минут позже, шансов не было бы. Сейчас прогноз сдержанно положительный, но первые сутки покажут.
— Сосуд?
— Задет был серьёзный. Не аорта, ниже, но крупный. Хирург сказал, что повезло с углом, повезло с положением тела, повезло с тем, что быстро среагировали. Кровопотеря — на критической черте. Сейчас стабильно.
Владимир говорил кратко, по-докторски сухо, без эмоций — так, как говорит человек, который за последние часы выслушал отчёт от хирурга и теперь пересказывает его. Я слушал и считывал то, что он не проговаривал словами: за этой сжатой докладной фразой стояло долгое сидение в коридоре, ожидание выхода врача из операционной, первые слова хирурга, проговаривание про себя того, что было сделано правильно и что было сделано вовремя. Владимир пережил эту операцию рядом, и сейчас держал лицо так, как держит человек, у которого есть работа и работу нужно делать.
— Виктор Михайлович здесь? — спросил я.
— Нет.
— Элизабет?
— Тоже нет.
Я молчал, давая ему время договорить.
— Род принял такое решение, — сказал он. — Если работали по сыну, могут работать по отцу или по невесте. Собирать всех в одной точке, в одном здании, в одной зоне доступа — это давать тем, кто работает, возможность закрыть род одним вечером. Поэтому Виктор Михайлович в имении, под усиленной охраной. Элизабет — у себя, тоже под охраной. С Максимом они связаны через защищённый онлайн-канал, видеотрансляция из реанимации, в реальном времени. Виктор Михайлович сидит у экрана. Элизабет тоже. Это их способ быть рядом, не нарушая безопасность.
— Мы с княжичем побудем на этаже, — сказал я. — Если можно. Не идем к Максиму, не подходим к реанимации, просто посидим в зоне ожидания. Подождём, пока вы сможете сказать, что критическая ночь прошла.
Владимир посмотрел на меня. В его глазах за прошедшие часы появилась какая-то новая мера, которой не было утром — мера человека, которому сегодня дважды повезло, и который теперь иначе оценивает людей, оказавшихся рядом во время этого везения. Он не задал ни одного вопроса. Не спросил, зачем нам сидеть. Не спросил, почему мы не уехали по домам. Кивнул один раз.
— Сидите. Зона ожидания — у окна, между постом и реанимацией. Кофе — в служебной комнате за углом, скажите медсестре, она проводит. Если что-то изменится — я подойду. Если станет спокойнее — я подойду тоже.
— Спасибо, Владимир.
Он кивнул ещё раз и пошёл обратно к реанимационному блоку. Мы с Женей отошли в сторону, ближе к зоне ожидания, но садиться сразу не стали. Женя постоял секунду, потом сказал тихо:
— Пойду умоюсь. Тут где-то должен быть туалет для посетителей.
— Иди.
Он ушёл по коридору налево, к указателю, и я остался один на мягком ковровом покрытии у диванов, в дневном свете третьего этажа, в полусотне шагов от двери, за которой лежал Максим Драгомиров с трубкой в трахее и системой жизнеобеспечения, отдаляющей от него ту секунду, в которую он мог бы умереть в кабинете «У Кариба», если бы мы не успели зажать рану.
Я начал смотреть.
Это была первая операция, которую я выполнил с того момента, как вошёл в холл клиники, — операция профессионального наблюдения, в которой я перевёл мозг в тот режим, который у меня в той жизни включался автоматически, как только я переступал порог любого нового пространства. Считывание обстановки. Считывание людей. Считывание того, что в этой обстановке норма, и того, что выпадает из нормы.

Глава 15

Я сел на дальний диван, спиной к стене, лицом к посту медсестры и к коридору. Расположение позволяло видеть три направления одновременно — лифтовую площадку справа, коридор с реанимацией слева, перекрёсток с дальним коридором за постом. На столике передо мной стоял графин с водой и три чистых стакана, и я налил себе воды — не потому, что хотел пить, а потому, что человек со стаканом в руке, сидящий на диване в зоне ожидания, выглядит обычным посетителем, а не наблюдателем.
И начал смотреть.
Старшая медсестра у поста — спокойная, опытная, движения экономные. Перебирала бумаги, сверяла с экраном монитора, делала короткие пометки красным маркером. На её лицо периодически набегало то характерное для медиков выражение «думаю о пациенте номер три» — маленькая складка между бровями, отсутствующий взгляд на полсекунды, потом возвращение в работу. Поведение нормальное.
Жандарм у дальнего конца коридора — стоял у окна, держа рацию у бедра. Корпус повёрнут к окну на три четверти, голова медленно сканирует коридор слева направо, как сканирует охрана любой ответственный объект. Зрачки не дёргаются, дыхание спокойное. Поведение нормальное.
Двое охранников Драгомировых у дверей реанимации — один смотрит в коридор, второй в пол, оба в полной готовности, но без напряжения паники. Стандартная посменная вахта людей, у которых работа — стоять и быть готовыми. Поведение нормальное.
Из дверей одной из палат вышла медсестра с ампулой в стерильной упаковке, прошла в сторону ординаторской, скрылась за дверью. Через две минуты вышла обратно с пустыми руками, направилась к посту, что-то сказала старшей, та кивнула. Поведение нормальное.
Из лифта вышел человек в белом халате с папкой документов — судя по бейджу и солидной возрастной мимике, кто-то из заведующих или из административной группы клиники. Прошёл по коридору, остановился у поста медсестры, перекинулся короткой репликой со старшей, что-то посмотрел в её мониторе, кивнул, ушёл обратно к лифту. Поведение нормальное.
Из-за угла, со стороны технического коридора, на секунду донеслись два голоса — мужской и женский, тихие, с интонацией не служебной. Что-то про сменщицу, которая опять подкинула чужие смены, и про кофе, который кончился ещё вечером, и про то, что «сегодня же вообще не до этого». Молодой медбрат и медсестра, отступившие за поворот на тридцать секунд тихого человеческого разговора в перерыве между обходами. На большом этаже в долгую ночь так бывает — даже когда у двери реанимации лежит сын графа, у людей есть свои сменщицы, свой кофе и своя обычная жизнь, которая не отменяется чужой бедой. Через полминуты они вернулись в коридор каждый со своей стороны, разошлись в работу, и я отметил эту секундную человеческую щель как часть нормальной картины. Если бы её не было, картина бы как раз стала странной.
Прошло двадцать минут. Двадцать пять. Тридцать.
Я смотрел, и постепенно во мне поднималось то особое ощущение, которое бывает у любого следователя в режиме засады, когда время идёт, наблюдение работает, а зацепиться не за что. Все, кто проходил по моему этажу, занимали свои места по работе и вели себя так, как должны были вести себя. Никто не задерживался у дверей реанимации без причины. Никто не оглядывался на охрану. Никто не делал лишних движений в сторону палат. Никто не шептался с подозрительной интенсивностью. Все были собранные, сосредоточенные, занятые делом, и та степень напряжения, которая стояла на этаже, точно соответствовала ситуации — сын графа в реанимации, периметр на повышенной готовности, ночь в работе.
И это была плохая новость.
Плохая в смысле моих собственных ожиданий. Я приехал в клинику с тонкой надеждой на то, что среди этой суматохи кто-то прокажет себя — слишком напряжённым взглядом в сторону палаты Максима, слишком долгим разговором со старшей, слишком случайным появлением там, где появляться не нужно. Профессионалы такого уровня, как сегодняшний стрелок, знают, что место преступления и место пребывания цели — это первые два места, где их будут ждать. Они не приходят. Если кто-то и собирался приходить — он не пришёл.
Семью я тоже просканировать не мог. Их движения, их поведение, их мысли — все это оставалось за границей моей видимости. Они заранее просчитали возможность выхода из отработанного эмоционального состояния, поэтому ни одного из представителей Драгомировых и будущих Драгомировых тут не было.
Женя вернулся минут через пять — умытый, с мокрыми волосами на висках, выглядевший чуть свежее, но всё же измотанным до основания. Сел рядом со мной. Долго ничего не говорил, молча пил воду из стакана, который я ему налил. Потом тихо сказал:
— Тут даже лучше, чем дома сейчас.
— В каком смысле.
— В том, что дома я был бы один, и ничего бы не делал, а здесь — я просто сижу, и мне нормально.
Я кивнул. Понимал. Тоже знал это состояние, когда после долгого напряжения нужно не действие и не отдых, а присутствие — рядом с тем, что важно.
Он откинул голову на спинку дивана, прикрыл глаза. Минут через десять задышал глубже, медленнее. Заснул не до конца, но провалился в ту полудрёму, в которую человек проваливается, если двенадцать часов ничего не ел и не спал, и наконец дошёл до места, где можно разрешить себе перестать держать.
Я встал, стараясь не разбудить, и медленно прошёлся вдоль коридора в сторону окон.
Клиника была большая, и третий этаж был длинный — длиннее, чем я думал из лифтовой зоны. Если идти вправо, мимо поста, мимо дверей палат, после поворота открывался ещё один коридор, упиравшийся в окно во двор. У этого окна стоял третий диванчик с торшером, низкий журнальный столик, стопка журналов на нём. Здесь свет был приглушённее, движение людей реже, и атмосфера тише, потому что эта часть этажа не примыкала к реанимации напрямую — здесь располагались плановые палаты для долечивания, сейчас, видимо, частично пустовавшие.
Я постоял у окна. Двор внизу был залит прожекторным светом до блеска, и в этом свете виднелись фигуры жандармов, медленно обходящих периметр. Дальше — ограда, ворота, дорога.
Я провёл по виску ладонью. В этот момент за моей спиной раздались шаги — лёгкие, торопливые, не врачебные. Я обернулся.
По коридору шла молодая девушка в халате. Светлые волосы, собранные в свободный низкий хвост, не успевший растрепаться за смену, что говорило о том, что смена у неё началась недавно. Бейдж на халате — чёрный шнурок, белая карточка с чёткими, не выцветшими буквами, не помявшаяся, не загнутая по углам, как было бы у медсестры со стажем. Сам халат — со складкой по сгибу на левом плече, которую невозможно убрать после первой стирки и которая бывает только на халатах, недавно вынутых из заводской упаковки. В руках — пачка направлений, скреплённых металлическим зажимом, и она перебирала их на ходу, заглядывая в верхний лист, как человек, ещё не запомнивший планировку этажа и ищущий нужный кабинет по бумаге, а не по памяти.
Новенькая.
Видимо, перевелась с другого отделения, или вообще в первый месяц после оформления — что для меня сейчас было важнее всего, потому что новенькая ещё не обросла рефлексом «не разговаривать с посторонними», которым обрастают опытные медсёстры годам к трём своей работы.
Я подождал, пока она приблизится. Шагнул ей навстречу, чуть в сторону, чтобы не перекрывать дорогу, но оказаться в её поле зрения.
— Извините, можно вас на минуту?
Она подняла голову. Глаза светло-серые, с лёгким оттенком утомлённости, но без той заученной отстранённости, которая бывает у медсестёр со стажем. Скорее настороженность вежливого человека, к которому в коридоре подошёл незнакомый посетитель.
— Я слушаю.
— Меня зовут Роман Крайонов. Я барон, и я был сегодня утром на месте происшествия с Максимом Драгомировым. У меня пара мелких вопросов по режиму, не хотел беспокоить старшую медсестру, она с документами работает. Можно я вас немного потревожу?
Она моргнула, посмотрела в сторону поста, как бы проверяя, не нарушает ли разговор протокола. Видимо, решила, что не нарушает.
— Можно, конечно. Только я тут на этаже всего вторую смену, я могу не всё знать.
— Это даже к лучшему. Я не про специфику Максима, я про общие вопросы, по этажу. Например, режим посещений в реанимации — есть ли вообще возможность подойти, или категорический запрет?
— В обычных случаях — категорический запрет, посещения только через старшего врача и только в установленные окна. В таких случаях, как сейчас, — она чуть понизила голос, инстинктивно, — посещений нет вообще. Связь с родственниками только через защищённую трансляцию из реанимационной палаты.
— Понятно. А если возникнет необходимость передать вещи? Скажем, документы, или личные вещи, которые могут понадобиться.
— Тоже только через старшего врача. Его смена сейчас до семи утра, потом сменяется. Можно оставить пакет на посту с подписью, его передадут.
— А вообще на этаже — много пациентов сейчас?
— Мало. Сегодня многие палаты освободили, перевели на другие этажи — из-за усиленного режима. Сейчас работают только реанимация и две палаты долечивания в дальнем крыле. Поэтому я тут, подменяю — обычно я работаю на четвёртом, но сегодня перебросили нас сюда из-за нехватки рук.
— А заведующий, он сегодня тоже на этаже?
— Михаил Андреевич? — Она кивнула. — Он не уходит. Когда такие пациенты, он остаётся ночевать в комнате отдыха при ординаторской. Это рядом с его кабинетом, через одну дверь. Если что — он там.
Я кивнул, не показав интереса больше, чем мог проявить вежливый посетитель к скучным административным деталям. Слушал я её охотно, в той тонкой готовности быть полезной, которую новенькая ещё не разучилась проявлять, и которой опытные сотрудники со стажем уже не дают вне служебной необходимости.
И в этот момент я задал главный вопрос.
— Скажите, — спросил я, и голос мой остался в той же интонации, с той же лёгкой ноткой беспокойного знакомого, — а с пулей что? Я слышал, её извлекли при операции. Куда её обычно девают в таких случаях? Просто я сегодня был на допросе, у жандармерии много вопросов, мне интересно понять процедуру.
Она ничего не заподозрила. Я видел это по её лицу — на нём не мелькнуло ни одной микрореакции, которая выдала бы внутреннее «стоп, странный вопрос». Для неё это был очередной общий вопрос про процедуру, такой же, как предыдущие. Она ответила без задержки.
— Пуля сейчас у нас, в малом сейфе у заведующего отделением. Это рядом с ординаторской, по этому же коридору. Так положено по протоколу — всё, что извлекают при операции при огнестрельных и подобных ранениях, до передачи следствию хранится в опечатанном виде в сейфе ответственного по отделению. Утром её заберёт Канцелярия. Сегодня уже не успели, вечером звонил дежурный из отделения дознания, сказал, что пришлют утром, к девяти, с нарочным.
— Понятно, — сказал я, и улыбнулся ей сдержанной благодарной улыбкой человека, узнавшего то, что хотел узнать. — Спасибо. Это всё, что я хотел спросить.
— Обращайтесь.
Она кивнула, переложила направления в правую руку, поправила бейдж и пошла дальше по коридору, к одной из дальних палат. Я постоял у окна ещё пару секунд, делая вид, что снова смотрю во двор. Потом развернулся и пошёл обратно в зону ожидания.
Внутри у меня шла работа.
Пуля здесь. На этаже. В малом сейфе у заведующего. Рядом с ординаторской. До девяти утра.
Я медленно прошёл мимо двери ординаторской — не останавливаясь, не задерживая взгляд, скользнув по ней той же равнодушной траекторией, какой скользнул бы любой посетитель, идущий по коридору к зоне ожидания. Дверь массивная, деревянная, с табличкой «Ординаторская», под ней — табличка «Заведующий отделением. Часы приёма: 09:00–13:00». Слева от ординаторской — отдельная дверь, без таблички, белая, с электронным замком. Скорее всего, и есть кабинет заведующего. Если сейф у него, то именно за этой дверью.
Электронный замок.
Я не разглядел его в подробностях — нельзя было задерживаться, — но карточный ридер у двери был, я видел зелёный диод и прорезь для пропуска. Это значит, что просто так дверь не открывается. Нужна карта. Карты есть у заведующего, у старшей медсестры, возможно у дежурного врача. Камеры в коридоре — две, я их теперь видел, под потолком на разных концах, обзор пересекается у середины коридора. Под камерами — вся зона ординаторской.
Сейчас этаж работает на полной освещённости и на полном контроле. Жандармы внизу, охранники Драгомировых у реанимации, медсёстры на посту, новенькая ходит между палатами, заведующий. Любая попытка пройти в зону кабинета заведующего без законного повода сейчас будет замечена в ту же секунду либо камерами, либо людьми, либо тем и другим вместе.
Я сел на диван рядом с спящим Женей.
И в голове у меня сложилось то, что я уже понимал на середине разговора с медсестрой, но не хотел проговаривать до конца, пока не получу все детали. Я проговорил это сейчас.
В эту ночь я к пуле не подойду.
Не подойду, потому что весь этот этаж сейчас — одна большая натянутая мембрана, и любое моё движение вне зоны ожидания будет замечено. Не подойду, потому что у меня нет ни карты, ни легенды, ни инструмента для электронного замка, ни возможности обойти камеры. Не подойду, потому что Владимир рядом, и Владимир, при всей нашей сегодняшней дружбе, мне не союзник в задаче проникнуть в кабинет заведующего ночью с целью прикоснуться к улике из материалов дела.
Окно сужено до утра.
Утром приедет нарочный из Канцелярии. Заберёт пулю. Положит в опечатанный пакет. Увезёт. Дальше — материалы дела, режим Канцелярии, режим Ворожцова. Получить доступ к этой пуле после девяти утра я смогу только через рычаги, которых у меня сейчас нет — через прямую договорённость с Ворожцовым (исключено, потому что это раскрывает мой дар), через служебный канал Канцелярии (нет канала), через кражу из материалов дела (исключено, потому что это уголовное преступление в адрес государственной службы и никакое баронство меня от него не отмоет).
Значит, единственное окно — эта ночь.
Я поднял голову, посмотрел в коридор. У поста медсестры старшая записывала что-то в журнал. Дальше по коридору жандарм у окна вышел из поля зрения, переместился к дальнему углу — стандартный обход. Охранники у реанимации — на местах. Владимир — вернулся в свою точку, стоял у стеклянных дверей реанимационного блока, разговаривал по телефону.
Способ должен быть такой, чтобы ни клиника, ни Канцелярия, ни Драгомировы не узнали, что я к ней прикасался. Мне не нужно её брать. Мне нужно её коснуться. На несколько секунд. Положить ладонь на пакет, в котором она лежит, активировать дар, считать след, убрать руку. Пуля останется в пакете, пакет в сейфе, сейф закрыт, печать целая. Никто никогда не узнает, что я там был.
Но для этого нужно: попасть в кабинет заведующего. Открыть сейф. Найти нужный пакет. Положить руку. Считать. Закрыть всё в обратном порядке. Уйти.
Я смотрел в потолок и считал шаги, и каждый шаг этого плана упирался в препятствие, которое в текущей конфигурации было непробиваемым. Карта. Замок. Камеры. Сейф. Время. Люди.
Минут двадцать я сидел и крутил это в голове, перебирая возможные ходы, и каждый раз приходил в один и тот же тупик — текущая ночь не давала окна. Слишком много контроля. Слишком плотный периметр. Слишком близко Владимир. Слишком близко жандармерия. Это не было тем местом и временем, в котором профессионал такого уровня, каким был я в той жизни, начинал бы операцию подобного риска. Профессионал высокого класса в такой обстановке отступал — не уходил, а откладывал. Дожидался следующего окна, когда параметры задачи изменятся в его пользу.
Только следующего окна не было.
Утром пуля уезжала.
Я закрыл глаза и сидел так минут пять, чувствуя, как у меня медленно поднимается из глубины то особое тяжёлое ощущение профессиональной задачи, которую невозможно решить в имеющихся условиях, и которую при этом нельзя оставить нерешённой. В той жизни я знал это ощущение. Оно всегда означало одно — нужно искать нестандартный ход. Не штурм, не взлом, не подкуп. Что-то третье, что я ещё не увидел, потому что смотрел на задачу прямо.
Я открыл глаза.
В коридоре в этот самый момент произошло то, что я не сразу опознал как материал для размышлений. Из белой двери без таблички — той самой, которую медсестра указала как кабинет заведующего, — вышел невысокий полный мужчина в светлом халате, лет шестидесяти, с очками на лбу и со стетоскопом, висящим вокруг шеи. Михаил Андреевич, заведующий отделением. Он вышел быстро, торопясь, но не паникуя — так выходят, когда из реанимации позвали по делу, не ждущему минуты. В правой руке у него был только телефон. Дверь за собой он притворил, но не закрыл — не приложил карту обратно к ридеру для запирания, потому что собирался, видимо, через минуту вернуться. Зелёный диод на ридере остался зелёным. Не красным. Дверь стояла на тончайшей щели, без щелчка замка, удерживаемая только собственным весом и пружиной доводчика.
Заведующий быстрым шагом пересёк коридор и скрылся за стеклянными дверями реанимации. Один из охранников Драгомировых пропустил его движением головы. Дверь реанимационного блока за ним сомкнулась.
В коридоре снова стало тихо.
Дверь кабинета заведующего стояла с тончайшей светлой щелью.
Я смотрел на неё через всю длину коридора, и в голове у меня запустился тот самый расчёт, которого я ждал последние полчаса, — расчёт реальной возможности, появившейся в окне, которого минуту назад не было. Сколько у меня времени, пока он не вернётся? Минута, две, может быть пять, в зависимости от того, что его позвало. Пройдёт ли это под камерами? Камеры писали, и обойти их я не мог. Что увидит старшая медсестра, если посмотрит на пост в ту секунду, когда я подойду к двери? Увидит, и не пропустит.
Я не двинулся с места.
Слишком много условий не сошлось. Камера. Старшая на посту. Жандарм, делавший очередной обход. Неизвестная длительность отлучки заведующего. Если он вернётся в момент, когда я буду внутри, — я провален с такой плотностью, какой не смогу замолчать ни в каком следственном кабинете.
Но сам факт того, что эта дверь только что открылась без меня и закрылась не до конца, отложился во мне как факт. Заведующий выходит из кабинета по вызову из реанимации. Заведующий, торопясь, не всегда защёлкивает замок. Если такой эпизод повторится при других, более подходящих условиях, — окно появится снова. Не сейчас. Возможно, не в случае с Максимом. Возможно, в будущем мне понадобится эта информация.
А сейчас нужно уходить.
Именно в этот момент ко мне направился Владимир.

Глава 16

— Барон.
— Что-то изменилось?
— Ничего. Состояние стабильно тяжёлое, как было после операции. Параметры держатся, медики дают сдержанно положительный прогноз на следующие сутки. — Он перевёл взгляд на спящего рядом со мной Женю. — Я бы рекомендовал вам ехать домой. Здесь до утра ничего не произойдёт. Утром начнётся другой ритм. Если будет что-то срочное, я наберу. У меня ваш номер есть.
Я кивнул. Логика была простая и медицинская — тяжёлый стабильный пациент в реанимации не требует свидетелей в коридоре, а свидетелям, проведшим сутки на ногах, спать полезнее, чем сидеть.
— Спасибо, Владимир.
Он кивнул, развернулся и пошёл обратно к стеклянным дверям реанимационного блока — той же тяжёлой экономной походкой, какой ходил весь вечер. Я посмотрел на Женю.
Спал он скрючившись на боку, коленями к моей ноге, голова провалилась в спинку дивана так, что подбородок ушёл к ключице. Из этого положения через несколько часов он встал бы с шеей, не разгибающейся в одну сторону, и я мысленно сделал ему услугу — надо будить.
— Жень.
Не отреагировал.
— Жень, вставай, можем ехать.
Он дёрнулся, открыл глаза, секунду непонимающе смотрел в потолок, потом медленно сообразил, где находится. Сел. Провёл рукой по лицу.
— Который час.
— Третий ночи.
— Господи. — Он провёл ладонями по лицу ещё раз, потёр глаза кулаками, как ребёнок. — Я что, спал?
— Спал. Часа полтора.
— А ты?
— Я не спал.
Он посмотрел на меня и ничего не ответил. Поднялся, потянулся, постоял секунду. На его лицо легла та печать долгой ночи, которая у молодых княжичей появляется в первый раз и потом запоминается на всю жизнь.
— Поехали, — сказал он.
Мы пошли к лифту. Старшая медсестра у поста не подняла головы, занятая ночным журналом. Жандарм у дальнего окна посмотрел на нас, но без интереса, тем дежурным взглядом, каким провожают любого посетителя на любом этаже. Я обернулся у самой лифтовой площадки. Стеклянные двери реанимационного блока в дальнем конце были такими же, какими я их оставил — закрытыми, под мягким ночным светом. За ними лежал Максим, под трубкой, под капельницей, в медикаментозном сне, и в эту минуту я особенно отчётливо понял, что между нами осталось то слово, которое он не успел сказать перед выстрелом, и что вытащить это слово я смогу только тогда, когда он сам очнётся и сможет говорить. Я отвернулся, нажал кнопку лифта.
Мы спустились. В холле теперь было тише — внутренняя комиссия рода Драгомировых, видимо, разъехалась по домам, юристы со своими протоколами разошлись, и оставались только дежурные сотрудники клиники у стойки, жандармы у лифтовой группы и охранная группа Максима. Нас выпустили без вопросов. Стеклянные двери разъехались, и в лицо снова ударил холод, от которого глаза слезятся в первую же секунду.
До машины дошли молча. Сели. Женя завёл двигатель, включил печку на полную, посидел тридцать секунд, прижав ладони к решётке обдува. Потом тронулся.
Дорога из клиники до поместья была почти час. Машин на трассе почти не было, только редкие фуры, идущие на Москву, да изредка обгоняла нас одна-другая легковая машина, тоже едущая через ночь к своему дому.
Минут пять мы ехали в полной тишине, и в этой тишине Женя поплыл — я видел, как его веки начали тяжелеть, как он на секунду уронил голову вправо и моментально дёрнулся обратно. Тогда он протянул руку к панели, нашёл кнопку радио, нажал. Сначала пошёл какой-то ночной бубнёж разговорной станции, он прокрутил дальше, наткнулся на тихую инструментальную композицию, оставил. Звук поставил на нижний предел — фоном, чтобы было хоть что-то, удерживающее голову в режиме бодрствования.
Минут через двадцать Женя зевнул в третий раз подряд, и зевок пошёл с теми влажными глазами, после которых вести машину уже опасно.
— Ром, я не доеду. Мне нужен кофе, иначе мы сейчас улетим в кювет.
— Сворачивай в первое же круглосуточное.
— Через километр будет кафе у трассы, я знаю это место. Заправка плюс закусочная. Там бургеры неплохие, и кофе у них настоящий, не из автомата.
Он сбросил скорость, перестроился в правую полосу, и через минуту мы съехали к низкому одноэтажному зданию у обочины — типичному придорожному кафе, с подсветкой названия неоновой синей лентой по фасаду, с шестью столиками внутри и тремя пластиковыми снаружи под навесом. Рядом — заправка, две колонки, под фонарём стоял дальнобойщик и курил, задрав голову к небу.
Машину Женя поставил у самого крыльца. Мы вышли, и холод снова прошёлся по плечам, но в этот раз он шёл уже изнутри тела, потому что желудок был пуст, и от пустоты тело перестало греть само себя.
Внутри кафе пахло горячим маслом, кофе и чем-то жареным.
За одним из дальних столиков сидел второй дальнобойщик, и ел что-то с тарелки, неторопливо, как ест человек, у которого впереди ещё триста километров и торопиться некуда. Большой усталый мужчина в клетчатой рубашке поверх термобелья, лет пятидесяти, с пухлым лицом. Поднял глаза на нас, скользнул взглядом без интереса, вернулся к тарелке. Привычное равнодушие к чужим в придорожном кафе — единственный способ сохранить покой за двенадцать часов пути.
За кассой стояла женщина лет пятидесяти, в фартуке и с заколкой на седеющих волосах, с тем выражением лица, которое бывает у людей, отстоявших ночную смену в одиночку и научившихся не замечать ни лиц посетителей, ни их эмоций. Она подняла глаза от чека, который пробивала, посмотрела на нас, кивнула.
— Что будете.
— Два больших кофе, — сказал Женя, посмотрев в меню над её головой. — Два бургера. Картошку большую, на двоих. И два стакана воды.
— Бургеры с курицей или с говядиной.
— А можно и с тем, и с тем?
— Тут будете или с собой.
— Тут.
Она кивнула, отбила заказ, и за её спиной молодой парень в белой кепке, видимо, сын или племянник, начал жарить котлеты на гриле. Запах усилился. Я понял, что не ел нормально уже больше суток, и от этого понимания у меня в животе что-то скрутилось в нетерпеливый узел.
Мы взяли поднос у стойки через десять минут. На нём было всё — два пластиковых стакана с кофе, два бургера в коричневой бумаге, картонная коробка с горячей картошкой фри, два стаканчика воды, бумажные салфетки. Женя посмотрел на пластиковые столики снаружи под навесом, потом на меня.
— Внутри жарко после холода. Меня тут разморит. На улицу пойдём?
— Пойдём.
Я заплатил. Женя попытался что-то вставить, но я даже не обратил на это внимание. Он итак оплатил такси.
Мы вышли. Сели за крайний стол под навесом, тот, что стоял спиной к дороге. Над нами горел тёплый жёлтый плафон, и в его свете пар от кофе поднимался плотным столбиком. Я взял свой стакан, обхватил ладонями. Тепло прошло через пластик в кожу мгновенно, и впервые за весь день в руках у меня перестало быть холодно. Сделал глоток. Кофе был крепкий, горький, без молока — то, что нужно было сейчас.
Женя сделал то же самое. Закрыл глаза, сделал три глотка подряд, поставил стакан, выдохнул.
— Я думал, не доеду. В первый раз у меня такое, до этого не было ни разу, чтобы прям так вырубало.
— До этого при тебе ни раду не стреляли в человека и не держали в камере почти десять часов.
— Тоже верно, надеюсь больше такого не будет.
Он развернул свой бургер, откусил большой кусок. Жевал секунд тридцать, потом проглотил, кивнул сам себе, как будто подтвердил что-то важное, и откусил снова. Я тоже взял свой бургер. Первый укус прошёл во мне почти физически — тело приняло еду как ресурс, и я почувствовал, как через минуту голова перестала плыть, и появилась та особая ясность, которая бывает у уставшего человека после первой нормальной еды за долгое время.
Минут пять мы ели молча.
Потом Женя пододвинул ко мне коробку с картошкой, сам взял несколько ломтиков, обмакнул в маленькую упаковку соуса, отправил в рот.
— Ром.
— М-м.
— Ты завтра что собираешься делать.
— Сначала отоспаться. Потом — думать. Я так и не разобрался с поместьем. Там действительно много работы. Слишком много всего навалилось в последнее время. Мне нужно навести во всем порядок, а то дальше будет идти все комом, и чем дольше я буду игнорировать это, тем больше ком будет собираться. Возможно, мне действительно понадобится время.
— Я нужен буду?
— Если понадобишься — позвоню. Сейчас тебе лучше отоспаться нормально, потому что ты отсидел в свидетельской камере, а потом ещё ночь в клинике, и у тебя на лице это написано так, что не нужны запросы из Канцелярии, чтобы понять, чем ты занимался.
— У тебя на лице то же самое.
— У меня лицо привычное к таким сменам.
Он усмехнулся, не убирая бургера от рта, и эта короткая усмешка была первой человеческой эмоцией, которую он показал за последние часов восемь. Мы ели дальше. Картошка была горячая, пересолённая в той мере, чтобы хорошо шла под кофе, и я съел свою половину быстро, не пытаясь растянуть.
И в эту минуту, когда я положил последний ломтик в рот и потянулся за салфеткой, у меня в голове щёлкнуло.
Телефон.
Я полез во внутренний карман куртки, достал его. Посмотрел на эту чёрную поверхность и почувствовал, как у меня в груди медленно, по сантиметру, опускается холодная капля.
Беззвучный режим.
Я поставил телефон на беззвучный утром. Ровно в тот момент, когда подъезжал к «У Кариба», потому что не хотел, чтобы звонок зазвенел во время разговора с Максимом. Это была обычная рабочая привычка, и я переключил тумблер сбоку корпуса, не задумываясь, как делал это сотни раз перед сложными встречами.
И за весь день — за выстрел, за кровь, за зажимание раны, за машину жандармерии, за камеру, за допрос Левашова, за экспертизу, за Ворожцова, за Соню, за дорогу в клинику, за разговор с медсестрой, за наблюдение в коридоре — я ни разу не вспомнил снять беззвучный режим. Потом я о нём забыл вообще.
И Катя.
Я сидел над пустым стаканчиком кофе и смотрел в чёрный экран телефона, и понимал, что Катя в поместье — Катя, которую я оставил в постели вчера утром, обещав «вечером поговорим», — Катя, которая, видимо, узнала о случившемся в «У Кариба» из новостей или от Якова, который мог получить информацию через свои каналы, или которая ничего не знала, потому что Яков решил не волновать её, и просто переживала за меня — Катя, которая, скорее всего, пыталась мне дозвониться в течение всего дня и натыкалась на гудки беззвучного телефона, потом на «абонент недоступен», когда телефон сел, потом снова на беззвучный — Катя выпала из моей головы полностью.
Не отложилась. Не отодвинулась в дальний ящик. Не была сознательно отключена ради задачи. Просто исчезла из списка, как будто её там никогда и не было.
И это меня задело.
Не как чувство вины — для чувства вины я был слишком уставший и слишком профессиональный. Задело меня другое. Я, человек, который в той жизни держал в голове по двадцать ниточек одновременно — клиентов, дела, имена, номера, расписания, графики смен, схемы зданий, имена жён начальников, дни рождения коллег, — я в этой жизни упустил живого человека, ждавшего меня дома. Это был профессиональный сбой. Это был сигнал, что нагрузка пошла превышать ту планку, на которой я обычно работаю чисто, и что от перегрузки в моей голове начали выпадать важные узлы.
И ещё одно я понял в эту минуту, и это понимание было уже не профессиональным, а человеческим. До Кати я в этой жизни ни разу не оставлял дома живого человека, который бы за меня волновался. Был отец, но отца я не застал. Был Яков, но Яков не волновался — Яков ждал в режиме служебной готовности, что не одно и то же. Был Чешир, но Чешир — кот, и его волнение измеряется паштетом. А Катя — это был первый человек за всё это моё новое существование, у которого я оставался в груди как отдельная точка боли, и эта точка работала весь день, пока я не работал. Я научился жить так, чтобы не быть ни для кого таким пунктом, потому что в той жизни это сильно мешало. И вот теперь, в этой, я снова стал чьим-то пунктом, и мне это нужно было удержать в голове как новую вводную, потому что нагрузка на эту вводную будет идти каждый день, который у нас с Катей впереди.
— Ром? — сказал Женя, и в его голосе впервые за этот вечер появилась настороженность. — Ты в порядке?
— В порядке. — Я положил телефон обратно во внутренний карман. — Просто вспомнил, что у меня телефон с утра на беззвучном. И что я про это не вспоминал.
— И что?
— И то, что Катя не знает, где я. С утра. Со вчерашнего утра.
Женя помолчал секунду, обмакивая последний ломтик картошки в соус. Поднёс ко рту. Положил, не съев.
— Ох.
— Ну.
— Она в курсе того, что было в «У Кариба»?
— Я не знаю. Если узнала через новости или через Якова — то да. Но у неё нет канала связи со мной, кроме телефона. И я ей не звонил. И не отвечал. И, насколько я понимаю, она весь день просидела в поместье одна, в первом дне в незнакомом доме, ожидая мужчину, с которым у нас вчера был первый совместный завтрак, а сегодня он пропал на сутки и не вышел на связь.
— Она тебе звонила?
Я вздохнул и включил телефон. Пятьдесят два пропущенных и восемь сообщений.
Женя покосился на экран.
— Ром.
— Что.
— Скажу как друг. Тебе сейчас будет пиздец.
Я посмотрел на него. На его измученное лицо в свете жёлтого плафона над столиком. На его чуть кривую усмешку, в которой смешалось сочувствие и злорадство в правильной пропорции — пятьдесят на пятьдесят, как у настоящего друга.
— Спасибо за поддержку.
— Я серьёзно. Я знаю Катю недостаточно близко, чтобы прогнозировать конкретно её, но я знаю женщин в принципе, и я знаю, что бывает, когда мужчина, которому полагается быть дома к ужину, появляется через почти через сутки, с беззвучным телефоном и с историей про допросы и реанимацию. История, конечно, серьёзная. Но серьезность не отменяет факта, что ты пропал и не позвонил.
— Я понял.
— Подари ей цветы.
— В четыре утра. Мне кажется лучше быстрее появиться и получить порцию того, что она мне заготовила. Цветы заберут у нас полчаса времени, и если сейчас у меня есть шанс остаться в живых, то если я пропаду еще на полчаса, то скорее всего эти цветы лягут со мной в гроб.
— Подари ей цветы утром, как только проснёшься.
— Я учту.
— Позвони ей.
Я молча посмотрел на него. Женя не стал больше ничего спрашивать. Понял, что лучше появиться лично, чем начинать разжигать в ней скандал еще по телефону.
Женя кивнул, и доел последний ломтик картошки. Я допил кофе. Мы собрали мусор на поднос, отнесли его к мусорной корзине у входа, тарелочки с подноса сложили на стойку для грязной посуды. Женщина за кассой кивнула нам без слов. Парень с гриля помахал тряпкой.
Сели обратно в машину. Печка нагнала тепло за время нашего отсутствия, в салоне было душно и хорошо. Женя завёл двигатель, и через минуту мы снова катили по трассе на восток — к моему дому, к Кате, к разговору, который меня ждал на пороге.

Глава 17

Мы выехали на трассу, и кафе с синей неоновой лентой по фасаду ушло назад, в зеркала, и погасло за поворотом. Впереди легла пустая дорога до самого поместья.
Мазда шла по ночной трассе на средних оборотах, и этот гул заполнял салон целиком. Женя вёл молча, обе руки на руле, взгляд в дорогу. Я смотрел в боковое стекло, где темнота полей сменялась редкими столбами с натриевыми лампами, и держал в ладони телефон.
Тело отсчитывало эти сутки по-своему, без часов. Поясница держала ноющую полосу от копчика до лопаток, заработанную на неудобной скамье свидетельской камеры. Правое плечо простреливало в шею при каждом повороте головы — память о том, как Владимир швырнул меня к стене под подоконником в кабинете «У Кариба». Под ногтями левой руки осталась тёмная кайма, которую я отскоблил над раковиной торопливо и плохо.
Под усталостью, глубже спины и плеча, лежала тяга, которую я не показал Жене за всю дорогу и не собирался показывать Кате, она поднималась во мне каждое утро после арены, четко и тихо, как грунтовая вода по весне. Сегодня я дал ей один выход, короткий вброс паники в фейсера у дверей ресторана, после которого холёный человек сполз по стеклу с мокрыми штанами. Выход оставил её только раздразнённой, и теперь она лежала на дне, тёплая, терпеливая, ждала следующего повода. В машине поводов не нашлось. Дома повод меня ждал — рыжий, зеленоглазый, заряженный сутками страха, и я знал, что вести этот разговор придётся, держа одной рукой себя самого.
— Минут десять осталось, — сказал Женя, не поворачивая головы. — Хочешь, дойду с тобой до двери?
— Не надо. Езжай к Оле. Ты ей весь вечер не отвечал.
— Я написал из камеры, когда телефон вернули. Она в курсе.
— Тогда тем более. Тебе спать нужно, сутки были тяжелыми. Боюсь, чтоб ты не попал вместе со мной под скандал. Уверен, Катя найдет до чего зацепиться, чтоб ты тоже оказался виноватым. Разъяренной женщине чем больше жертв, тем приятнее. Так что беги, пока можешь.
Женя ухмыльнулся, постукивая большим пальцем по ободу руля. Этот человек справлялся с тяжёлым по-своему, руками: прошлой ночью, после того как мы привезли Свету, он успел заехать на круглосуточный авторынок и обвесить салон новыми ковриками и подстаканником. Сейчас руки лежали на руле, и постукивание выдавало то, что он держал в себе весь вечер.
— Я там наговорил тебе про цветы и про то, что тебе конец, — сказал он наконец. — Ты не думай, это не ради подколки. Меня немного потряхивает. Я сегодня в первый раз держал руками человека, в которого попали. И в камере в первый раз сидел. Надо было это куда-то деть, вот я и шутил.
— Я понял, Жень. Всё нормально.
— Но про цветы и твой конец, это правда. Максим выкарабкается?
— Я надеюсь.
Он кивнул, и желваки под скулами разошлись, отпуская то, что он держал. Больше он ничего не добавил, прибавил газу на пустом прямом участке. Фары выхватывали из темноты обочину с пожухлой травой и темный асфальт, изредка — глаза какого-нибудь зверя у кромки леса. Ноябрь лежал на полях плотной сыростью, и даже сквозь печку я чувствовал, как от стекла тянет холодом.
Я всё-таки открыл список сообщений. Прочитать их при Кате было бы тяжелее, чем прочитать сейчас, и это решило вопрос.
Первое, в одиннадцать утра: «Удачно. Не пропадай, обедать жду». Второе, в час дня: «Ром?». Третье, в три: «Ты живой вообще». Дальше сообщения шли короче и плотнее, без знаков препинания, и в каждом я читал, как у человека на той стороне растёт температура — раздражение, тревога, злость и под конец то холодное молчание, в котором уже перестают писать. Седьмое было одно слово заглавными буквами. Восьмое, в десять вечера, обходилось без слов вовсе и состояло из одного адреса ссылки на новостную сводку.
Я открыл ссылку. Заголовок я знал заранее, ещё до того, как страница догрузилась. «Покушение на наследника графа Драгомирова в ресторане под Подольском. Раненый в тяжёлом состоянии». Под заголовком — фотография фасада «У Кариба» с жёлтой лентой поперёк двери, снятая, судя по ракурсу, с тротуара через дорогу, и подпись о том, что подробности уточняются.
Катя знала. С десяти вечера, как минимум. Мне точно конец.
Я закрыл телефон и положил его экраном вниз на колено.
На секунду рука сама потянулась обратно к нему — написать ей одно слово, «жив», прямо сейчас, чтобы снять с неё груз хоть на десять минут раньше. Движение я остановил на середине. Сообщение «жив» после пятидесяти двух пропущенных звонков прозвучало бы как откуп, как монета, брошенная через плечо. Я был должен ей как минимум хороший, эфирный скандал, в котором, естественно, она будет главной, а строчка в мессенджере этот долг не закрывала. Телефон остался лежать экраном вниз.
— Что? — спросил Женя. Он почувствовал перемену, не глядя.
— Она знает про «У Кариба». С вечера.
Женя выдохнул через нос, длинно.
— Тогда я точно до двери не пойду, — сказал он.
Дальше мы ехали молча, и в этой тишине меня нагнало то, что я отодвинул на время ещё не начатого разговора с Катей. Максим. Он встал у окна, повернулся ко мне, чтобы сказать главное, и в эту секунду в него вошла пуля. Слово, ради которого он не спал сутки, осталось у него в горле. Я ловил движение его губ над собой, на полу кабинета, и не разобрал — два слога или три, гласный, согласный, ещё гласный. Это слово я обязан был услышать первым, а услышал тогда, когда его уже нельзя было ни произнести, ни понять.
Вместе со словом ехала со мной и пуля. Тот фрагмент, что хирург вынул из его груди и запер в малом сейфе у заведующего отделением, под опись и печать. Утром, к девяти, за ним приедет нарочный из Канцелярии и увезёт его в материалы дела, куда мне хода нет. До девяти оставалось пять часов. Если бы я мог положить ладонь на этот фрагмент и открыть дар, я увидел бы руки, державшие оружие, и, может быть, лицо за прицелом. Сегодня ночью к нему я не подошёл — слишком плотный периметр, рядом Владимир и жандармерия. Но я запомнил, что заведующий, когда его дёргают из реанимации, замок кабинета защёлкивает не всегда. Это окно ещё откроется, просто не этой ночью.
Поворот к поместью возник за лесополосой привычным тёмным провалом в стене деревьев. Женя сбросил скорость, фары мазнули по каменным столбам ворот. Створки стояли прикрытыми. Я вышел, и холод взял меня сразу, мокрый, лесной, с запахом прелой листвы, от которого в горле стало свежо и неуютно. Замок поддался с первого поворота. Правая створка, потом левая.
Мазда вползла в проём, и я сел обратно. Каменная дорога повела нас через лес, дубы сомкнулись над крышей, фары выхватывали стволы и полосы мха на камне. Где-то справа, между деревьями, блеснули два маленьких глаза и пропали. Тимошка проводил машину и не двинулся с места — хозяин территории отмечал прибытие своих и не считал нужным вставать ради этого. Я чувствовал его и без фар, тёплой тяжёлой точкой на краю того контура, который дом держал во мне через кристалл. Кабан стоял справа в лесу и умело нес свою вахту.
Деревья расступились. Мощёная площадка, сухой тёмный фонтан с обломанной птицей, и дом за ним — каменная громада с башенками, чёрная на чёрном небе. Одно окно горело на первом этаже, в столовой, тёплым жёлтым светом из-за занавески. Все остальные стояли слепыми.
Женя остановил Мазду у крыльца, не глуша двигатель.
— Звони, если что, — сказал он. И, помолчав секунду, тише: — Ром. Ты сутки держался. Сейчас не надо держаться. Просто скажи ей правду и дай ей наораться. Она имеет право.
— Знаю.
— И поспи. У тебя лицо человека, которого выкопали археологи.
— У тебя такое же.
— Ну, меня, хотя бы, не ждёт разнос. Оля спокойная. Она меня давит молчанкой, а не криками. Даже не знаю, что хуже.
Он задумался и усмехнулся, коротко, одним углом рта, и эта усмешка была единственным лёгким, что осталось у нас обоих к четвёртому часу ночи. Я вышел. Мазда сдала назад, развернулась на площадке, и красные огни задних фонарей уплыли в тоннель дубовой аллеи, уменьшаясь, пока не пропали за поворотом.
Тишина легла сразу, полная. Вместе с тишиной вернулось ощущение дома, которое появилось у меня после кристалла и таяло с каждым километром, пока я был в городе. Сейчас оно поднималось обратно, тёплым гулом, будто я нащупал кончиками пальцев пульс под кожей: три этажа, подвал, чердак, каждая труба и каждая лампа тянулись к красному камню внизу и через камень — ко мне. Дом узнавал хозяина и сообщал ему, что внутри всё на местах, кроме покоя. Я поднялся по ступеням — пять широких плит, мокрых от ночной сырости, холодных даже сквозь подошву. Часы показывали без четверти четыре.
Дверь открылась раньше, чем я коснулся ручки.
Яков стоял в проёме, прямой, в тёмном жилете поверх рубашки, застёгнутой на все пуговицы, руки за спиной. По его лицу за сутки не прошло ни тени усталости, хотя я знал, что он не ложился. Он скользнул взглядом по мне — по куртке, по рукам, по тому, как я держал плечо, — и считал всё, что нужно было считать, за полсекунды.
— Роман Аристархович, — сказал он негромко и шагнул в сторону, пропуская меня внутрь. — Прежде чем вы подниметесь, мне нужно сказать вам две вещи. Быстро.
Я переступил порог. Тепло дома накрыло меня мягко, после холода улицы оно ощущалось почти физическим прикосновением — деревом, старым лаком, едва уловимым следом хлеба от вечерней печи. Я закрыл за собой дверь.
— Говорите.
— Сегодня около десяти вечера в новостях прошло сообщение о происшествии в Подольске, — сказал Яков докладным тоном. — Я увидел его раньше, чем увидела бы Екатерина Александровна. Она в этот момент занималась выбором новых штор в гостинную. Я отключил в доме интернет и, когда она заметила пропажу сети, я сказал, что у провайдера авария на линии. Я посчитал, что ей не нужно встречать эту новость в одиночестве, через холодную сводку, в которой нет вашего имени, но есть слово «покушение». Я решил, что будет правильнее, если вы расскажете ей сами.
Я смотрел на него и понимал, чего ему стоило это решение. Управляющий, чья работа — не вмешиваться, влез в самую середину, потому что в доме была женщина, которую держал страх, и он закрыл от неё ту дверь, за которую сам не хотел бы заглядывать.
— Но она вышла в сеть через мобильный, — сказал я.
— Да. Я не предусмотрел, что она проверит данные на телефоне. Она прочитала сводку около половины одиннадцатого. — Он чуть наклонил голову. — С тех пор она не ложилась. Сидит в столовой. Я приносил ей чай дважды. Второй она не тронула. Даже добавил туда пару капель успокоительного, но, боюсь, что особо не помогло.
Я положил ему руку на плечо. Коротко.
— Вы всё сделали правильно, Яков. Спасибо. — Я сказал это и почувствовал, как сказанное легло между нами на своё место, без лишнего. — Вы находились с сердитой женщиной несколько часов, и она до сих пор не разнесла дом, это достойно моего уважения.
В выцветших глазах что-то сдвинулось и сразу спряталось обратно за выдержку. Он выпрямился на свой неизменный сантиметр. За сутки этот человек дважды решил за меня — именно так, как решил бы я сам. Мы не проговаривали подобное вслух с того дня, когда он встретил меня на пороге отцовского кабинета, и не собирались проговаривать теперь. Наше доверие держалось на поступках, и каждый его поступок ложился в общий счёт без слов.
— Вторая вещь короче, — сказал он. — Светлана Викторовна легла около полуночи. С тех пор из гостевой не выходила. Но она была очень напугана весь день. Я старался уводить Екатерину подальше от вашей новой гостьи, чтобы они не пересеклись даже случайно. Кормил я Светлану Викторовну в комнате, пока Екатерина была занята делами поместья. Это всё, что я мог сделать, чтобы хоть как-то спасти вас.
— Большое спасибо вам. Идите отдыхать.
— Я буду на кухне. На случай, если понадобится горячее, или моя косвенная или прямая поддержка. Лягу, когда вы тоже закончите день. Я столько не работал, что пару часов переработки не станут для меня проблемой.
Он отступил в полумрак коридора, бесшумно, и пропал прежде, чем я успел сказать, что горячее не понадобится.
Чёрная молния вылетела из глубины холла и пошла на меня по гладкому камню, набирая ход. Чешир взял разбег от лестницы, прыгнул мне на грудь, оттуда — на плечо, привычным живым воротником, и когти впились в куртку. Веса я не почувствовал почти никакого, только тепло на загривке и поток в голове, хлынувший сразу, без разгона, на полной громкости.
«ПАШТЕТ ПРИЕХАЛ! Паштееет! Я слышал ворота и машину!!! Я бежал через весь дом, аж со второго этажа, я едва не сбил вазу, ваза могла разбиться, и это была бы ТВОЯ вина, потому что ты обещал мне третий паштет вечером, а сейчас не вечер, сейчас глубокая позорная ночь!!! И я ждал, Рома, так, как не ждёт ни одно достойное существо!!! Я голодал, я страдал, у меня осунулась морда. Где он, мой паштет? Старый жилет давал мне на ужин что-то с надписью „рацион“, и я не стал это есть из принципа, потому что у меня есть принципы, в отличие от некоторых, кто бросает кота на сутки и уходит ловить пули!!! Как мне плохо!»
— Тише, — выдохнул я. — Тише, философ. Будет тебе паштет. Хотя бы спросил, живой ли я. А то сразу паштет…
«Конечно живой, ты мне должен. Так когда? Не вешай мне лапшу на усы!»
— Сейчас. Дай минуту.
«„Минута“. Я знаю твои минуты. Твоя минута длится сутки. Я постарел на год за это время!!»
Он переступил лапами на моём плече, обвил хвостом шею и затих, давая понять, что замолкает временно и под протест. От его присутствия в груди что-то отпустило — впервые с того момента, как стекло в кабинете «У Кариба» ушло белой паутиной. Кот весил ноль и якорил меня надёжнее, чем любая твёрдая опора.
Я сделал три шага в сторону столовой и собрал то немногое, что у меня ещё оставалось, в одну точку, потому что впереди был разговор, к которому за сутки на ногах подготовиться я не успел. В коридоре раздались её шаги — быстрые, босые, лёгкие. Я поднял голову.
Здравствуй, скандал. Надеюсь, у меня есть ангел-хранитель, потому что ему пора прямо сейчас приниматься за работу.

Глава 18

Катя была в мягком черном спортивном костюме. Рыжие волосы высохли и лежали за спиной, она их не собирала. Лицо без косметики, бледное, с тёмными полукружьями под глазами человека, который очень много переживал. Она остановилась и я увидел её глаза — зелёные, прямые, и в них не было ни слёз, ни облегчения, которого я малодушно ждал. В них стояло выстуженное за сутки спокойствие, которое страшнее крика.
— Живой, — хмыкнула она и подняла брови.
— Живой, — попытался максимально аккуратно ответить я.
— Стоишь… Целый… Руки-ноги на месте… Особенно руки…
— На месте.
Она снова пошла на меня, и шаг у неё был отмеренный, правильный, без спешки, и от этой правильности мне захотелось сделать шаг назад, чего я не сделал. Мой опыт подсказывал мне стоять на месте.
Она остановилась на расстоянии вытянутой руки и оглядела меня сверху донизу — быстро, цепко, тем взглядом, каким осматривают вернувшегося из боя: цел ли, не врёт ли поза, где он на самом деле ранен. Взгляд задержался на плече, которое я держал чуть выше другого, на руках, на скуле. Я видел, как в ней в одну секунду сошлись две силы, способные разорвать человека пополам, — облегчение оттого, что я стою перед ней живой, и ярость оттого, что за этого живого я заставил её заплатить нервами. Облегчение проиграло. Оно всегда проигрывает первым, потому что злиться можно на живого, а на мёртвого уже поздно, и весь невыплаканный страх ищет выход через злость, как вода ищет уклон.
— Я звонила тебе пятьдесят два раза, — сказала она. Голос держался низко под полным контролем, и контроль этот стоил ей усилия — я видел по тому, как подрагивала мышца на её скуле. — Пятьдесят два, Ром. С обеда. Сначала раз в час, спокойно, потом каждые двадцать минут. И всякий раз ровные гудки в пустоту, будто ты держишь телефон в руке, видишь, кто звонит, и сбрасываешь. Даже «абонент недоступен» объяснил бы мне больше, чем эти гудки. Я, конечно, понимаю, что я тебе особо ничего ге могу предъявлять, но какое-то элементарное уважение ко мне должно быть? К моим чувствам, к моей…
— Он был на беззвучном, — поспешно прервал её я, чтобы не раскалять её еще больше.
— Я поняла. Что на беззвучном.
— А потом ещё интернет в доме лёг, — добавила она, и продолжала в той интонации, как будто не приняла мой аргумент, и в голосе мелькнула отдельная, бытовая злость поверх большой. — Среди дня, разом. Яков сказал, авария у провайдера. Я полдня просидела с одной палочкой мобильной связи в этом каменном мешке, в лесу, где сигнал ловит у северного окна и больше нигде. Хорошо хоть до новостей дотянулась.
Я смотрел на неё и держал лицо, стараясь не показывать ни одной лишней эмоции. Яков срезал интернет, чтобы заголовок с фотографией ленты и словом «покушение» не нашёл её первым, чтобы я успел рассказать сам. Она приняла это за аварию провайдера и злилась на провайдера, и разубеждать её я не стал. Пусть остаётся аварией.
— Я весь день ходила по этому твоему дому, — сказала она, и голос на секунду сменил регистр, ушёл из обвинения в усталое перечисление. — Яков водил меня, показывал комнаты. Библиотеку твоего отца, гостевые, кухню, погреб. Дом огромный. Я ходила и думала, что вот сейчас ты приедешь, и я покажу тебе всё это заново, уже как сама все вижу. А потом прошли два часа, три, четыре, телефон молчал, и дом превратился в место, где я застряла и не знаю, что с тобой. Свечи эти я зажгла к девяти. Думала, ты войдёшь, и пусть будет как вчера. Они догорели наполовину и потухли, а ты так и не вошёл.
Я посмотрел на свечи. Огарки сидели в бронзовых чашечках кривыми пеньками, фитили обуглены, воск застыл потёками по краям. Она зажгла их на двоих и просидела с ними одна до тех пор, пока они не сдались. Она говорила спокойно и о домашних вещах, но мне почему-то казалось, что спокойный тон это только начало, ну, или Яков замотал её специально по дому так, чтобы у нее не осталось сил.
— В десять вечера я прочитала, что в ресторане под Подольском стреляли в графского наследника, — продолжила она, и тон у неё пошёл ниже, в ту опасную область, где слова замедляются. — В Подольске. Куда ты уехал утром. К Максиму Драгомирову. Графскому наследнику. — Она сделала крошечную паузу. — Я полночи сидела за этим столом и смотрела на твой телефон в списке вызовов, и думала, что выбираю между двумя вариантами. Либо тебя нет, и мне об этом просто ещё не сказали. Либо ты есть, и тебе настолько на меня плевать, что ты не нашёл секунды написать «я жив». Я не знала, какой из них хуже.
Между пальцами её правой руки, висевшей вдоль тела, пробежала искра — мелкая, голубоватая, с тихим сухим треском, какой бывает от статики. Воздух в столовой был влажный, ноябрьский. Статике взяться было неоткуда. Значит, не устала.
Я считывал её привычно, против воли, потому что эта часть меня не выключалась даже на четвёртом часу ночи. Сутки держались на ней так же тяжело, как на мне. Кожа под глазами потемнела до синевы, веки набрякли, и моргала она реже обычного, тем замедленным морганием, которое приходит к человеку за чертой усталости. Левая рука то и дело тянулась к вырезу костюма и теребила ткань, выдавая тревогу, которую лицо прятало. Босые ступни на холодном камне она переставляла чаще, чем нужно, грелась, сама того не замечая. Голос держался правильно, и держать его стоило ей всего, что у неё ещё оставалось. Передо мной стоял очень сильный человек на исходе сил, и я надеялся на мирное урегулирование ситуации.
Я знал, что нужно сказать. У меня в той жизни был готовый набор для таких разговоров, отработанный, рабочий — про обстоятельства, про невозможность, про то, что я не контролировал ситуацию. Каждая фраза из этого набора была правдой и каждая прозвучала бы сейчас как щит, а человек, который выставляет щит, признаёт, что напротив враг.
— Прости, — сказал я. — Я виноват. Полностью признаю свою вину.
— Это я уже вижу по лицу.
— Я поставил телефон на беззвучный утром, перед встречей с Максимом. Привычка. Я делал это сотни раз и сотни раз снимал потом. А сегодня не снял, потому что в Максима выстрелили через десять минут после того, как я сел напротив него, и дальше у меня не было ни одной секунды, в которую я бы вспомнил про тумблер на корпусе. Я зажимал ему рану. Меня увезли в жандармерию. Я двенадцать часов просидел в камере без телефона, ремня и шнурков. Когда мне всё вернули, аккумулятор был мёртвый. Я зарядил его только в машине, полчаса назад, и тогда увидел твои звонки. Все пятьдесят два.
Я говорил честно, без нажима, выкладывая факты в том порядке, в котором они случались, и следил за её лицом. Спокойствие держалось, но под ним пошло движение — она считала срок, прикидывала, складывала «двенадцать часов в камере» с тем, что прочитала в сводке.
— Тебя забрали в жандармерию, — повторила она медленно.
— Как свидетеля. Я сидел напротив, когда стреляли.
И вот здесь она изменилась. Спокойствие держалось на одном — на версии, в которой я был виноват по-человечески, забыл, отмахнулся, поставил работу выше неё. Эта версия позволяла злиться чисто, без примеси страха. Слово «напротив» выбило из-под неё опору. Зрачки её сузились, потом расширились, она нахмурила брови.
— Напротив, — сказала она. — Ты сидел напротив человека, в которого стреляли.
— Через стол. Метра полтора.
— Насколько близко прошло от тебя?
— Катя.
— Насколько близко, Ром. Отвечай на вопрос, я спрашиваю, значит это нужно.
Её напор давил в то место, где у меня сегодня и без того было тонко. Усталость, чужая кровь на руках, двенадцать часов камеры — и поверх всего этого требовательный голос в упор, на расстоянии полутора шагов. Тяга на дне шевельнулась, подняла голову, шепнула простое и мерзкое: оборви, прикажи, поставь на место, и она замолчит. Я узнал этот шёпот и сделал то, чему меня научили в той жизни, — вдохнул на четыре счёта, нашёл глазами оплывшую свечу на столе и держал взгляд на восковом натёке, пока шёпот не отполз обратно на дно. Катя стояла передо мной, выжатая сутками волнения, и единственный человек, которого тут стоило поставить на место, был я сам.
Я мог соврать. Соврать сейчас было бы милосерднее, и милосердие это продержалось бы ровно до завтра, когда она сама сложила бы картинку из новостей, из моих недомолвок, из того, как я обхожу её вопрос. Я научился в той жизни врать людям ради их же спокойствия, и я знал цену таким покоям. Они оплачиваются доверием, и платёж списывается потом, разом, с процентами.
— Стреляли в него, — сказал я. — Это всё, что я знаю наверняка. Остальное — моя работа, и я в ней ещё разбираюсь.
Это была половина правды. Догадку про настоящую цель я оставил при себе, потому что она была моей и потому что вслух, в этой комнате, в её адрес, она прозвучала бы как «в меня, возможно, тоже целились», а она бы точно не остановилась и подняла бы на уши все связи. Я отдал ей ровно столько, сколько мог отдать, не солгав и не убив.
Она смотрела на меня, и я видел, как в ней борются два человека. Один хотел шагнуть вперёд и проверить руками, что я действительно весь тут. Второй хотел развернуться, подняться по лестнице и хлопнуть дверью так, чтобы в люстре зазвенели подвески. Победил третий, которого я раньше у неё не встречал, — тот, который просто устал бояться.
— Это ведь не закончится, да? — сказала она тихо, и это был уже вопрос по существу, без упрёка. — Сначала тебя выкрали и держали в какой-то клетке. Теперь рядом с тобой стреляют в графа. Мой отец на той неделе обмолвился, что про тебя пошли разговоры — в кругах, где про барона обычно даже не вспоминают. Что вокруг тебя что-то закручивается. Я тогда отмахнулась. А сегодня просидела сутки и поняла, что отмахиваться больше не выйдет.
Я молчал, потому что возразить было нечем, и потому что согласиться вслух означало подтвердить ей то, от чего у неё подгибались колени весь день. Я знал то же, что знала она, и знал сверх того многое, чего ей пока не говорил, — про кристалл, про тринадцать домов, про арену, про отца. Каждая из этих линий тянулась к одному и тому же выводу, который она сформулировала сама, своими словами, стоя посреди столовой в моём халате. Это не закончится.
— Я разберусь, — сказал я. Это было всё, что я мог дать ей честно.
— Сядь, — сказала она. — Ты на ногах не стоишь.
— Я в порядке.
— Я не злюсь.
Я прошел в гостиную и сел на ближний стул. Свечи в бронзовых подсвечниках стояли холодные, оплывшие неровными натёками. Чешир спрыгнул с плеча на стол, прошёлся между приборами, понюхал нетронутую чашку чая и сел напротив меня, обвив хвостом лапы, с видом существа, которое присутствует на переговорах в качестве независимого наблюдателя.
«Она права, — сообщил он деловито. — Ты разваливаешься. От тебя пахнет камерой и чужой кровью. Поешь и спи. И покорми меня. В таком порядке или в обратном, я не привередлив, но паштет в любом случае в начале списка.»
Из кухни бесшумно возник Яков. В руках у него было блюдце, и он поставил его на дальний край стола, у ножки, движением настолько незаметным, что ни Катя, ни разговор не сбились. Куриный паштет. Чешир оборвал тираду на полумысли, перетёк со стола к блюдцу чёрной кляксой и погрузил в него морду целиком. По связи долетело короткое, сытое, без единой претензии: «Старый жилет реабилитирован. Частично. Это он при тебе специально делает, чтоб ты не думал, что он меня голодом морит. А он морит, я бы не врал. Как вкусно…» Яков отступил обратно к кухонной двери и встал там, в тени, прямой, с руками за спиной. Он все-таки решил держаться под рукой.
Катя не села. Она прошла следом и стояла надо мной, скрестив руки на груди, и сверху её взгляд давил тяжелее.
— Я не каприз закатываю, — сказала она. — Ты, наверное, так это видишь. Девушка обиделась, что мужчина не позвонил. Это не то. Я дочь Иосифа Каца. Я с двенадцати лет умею ждать, когда мужчина пропадает по делам, и не звонить, и не ныть, и держать лицо. Меня этому учили специально. — Она помолчала. — Но меня учили ждать человека, который не пропадает совсем. Который, если жив, находит способ. Один звонок. Одно слово через Якова. Через Женю. Через кого угодно. Сегодня этого способа не нашлось целые сутки, и я сидела в доме, в первый свой здесь день, и не знала, вдова я уже или нет.
Слово «вдова» она выговорила и сама на нём запнулась, потому что оно тащило за собой то, чего она вслух не назвала, — что она уже примеряла на себя положение, в котором имеет право его произносить.
«Люди странные, — лениво вплыло от блюдца, где Чешир добирал языком уголки. — Она полдня боялась, что ты сдох, и теперь злится, что ты живой. Я бы на её месте поел и лёг. Но я кот, у меня с логикой порядок. Кстати, паштета было мало. Учти на будущее. А ну скажи жилету, чтоб еще принес, я вообще-то тоже переживал и похудел даже. Смотри, у меня левый бок плоский.»
Я мысленно цыкнул на него, коротко, и кот отвернулся к блюдцу с видом оскорблённого достоинства.
— Я могу принять твою работу, — сказала Катя, и голос снова собрался, ушёл из боли в аргументы. — Я выросла рядом с мужчинами, которые исчезают по делам и возвращаются с лицами, о которых не спрашивают. Я умею не лезть. Но есть одно условие, и оно не обсуждается. Что бы ни случилось, ты находишь способ дать мне знать, что ты жив. Одно слово, через кого угодно — Якова, Женю, первого встречного, которому ты сунешь в руку телефон. Мёртвый аккумулятор не оправдание: его заряжают у любого встречного, а слово «жив» передают голосом, запиской, чем угодно. Я не прошу тебя держаться подальше от опасного, понимаю, что это твоя жизнь. Прошу только не оставлять меня сутками в неведении, есть ты ещё на свете или уже нет. Сможешь?
Я смотрел на неё и понимал, что она просит то, что я в той жизни сам требовал от своих людей, отправляя их на выезд, — контрольную точку, сигнал «я на связи», короткий маркер жизни, по которому свои понимают, что человек ещё в игре. Слов этих она не знала, а просила того же самого, инстинктом женщины, выросшей среди людей при ресурсе и при риске.
— Смогу, — сказал я. И добавил, потому что это было правдой и потому что она заслужила правду: — Сегодня я провалил это условие, ещё быв уверен, что оно существует. Больше не провалю.
Она кивнула. Один раз, коротко, и в этом кивке было больше, чем в любом «я тебя прощаю», потому что прощение остаётся во вчера, а кивок смотрел уже в завтра.
— Прости, — снова сказал я. Других слов у меня для этого места не было, и я не стал их искать.
— Я слышала твоё «прости», — сказала она. — И принимаю. А теперь, раз уж мы всё равно стоим тут в четыре утра и говорим начистоту, слушай. У меня к тебе был важный разговор.
Я слышал её сквозь вату. Сутки без сна, двенадцать часов на бетонной скамье, кровь Максима на ладонях, взорвавшееся стекло, Ворожцов с подавителем, ночная дорога — всё это легло на меня разом, едва тепло дома, еда внутри и эта минута объятия сняли последнее напряжение, на котором я держался весь день. Мозг, проработавший сутки на одном волевом усилии, начал гасить свет в дальних комнатах одну за другой. Слова её доходили, но смысл за ними проступал с задержкой, как изображение на старом, медленном мониторе. И ровно в эту минуту, самую неподходящую из всех возможных, она подошла к тому, ради чего, кажется, и не ложилась.
В той жизни я гордился тем, что умел держать в голове по двадцать ниток разом — клиентов, имена, расписания, графики смен, дни рождения чужих жён. Сегодняшние сутки выбили из меня и эту способность тоже. Передо мной стоял живой человек, который держался ради того, чтобы наконец что-то мне сказать, и я слышал в её голосе перемену тона, ту самую, которую сотни раз ловил у других и которая означала: дальше идёт главное. Я ловил эту перемену и не мог за неё зацепиться, потому что у меня уже не осталось крючка, на который её можно было поймать.
— Да, — сказал я, и услышал собственный голос откуда-то со стороны, ровный, автоматический, тот, которым отвечают, когда уже не отвечают по-настоящему. — Да, конечно. Расскажешь утром. Сейчас я тебя слушаю и половину пропускаю, я честно засыпаю сидя, я тебе сделаю только хуже, если буду кивать с закрытыми глазами. Давай выспимся, и за завтраком ты мне всё спокойно…
— Ром…
— … расскажешь, и я буду в состоянии нормально…
— Ром!
Что-то в её голосе оборвало меня на полуслове. Я поднял глаза. Она стояла прямо передо мной, очень близко, и искра между её пальцами пробегала сильнее, потому что внутри у неё было того, из чего эта искра брала разряд. Лицо было сухое, собранное. Я смотрел на это лицо и впервые за весь разговор не понимал, что сейчас прозвучит, и эта слепота на чужом лице, которую я обычно ловил заранее, испугала меня сильнее всего, что было за день.
— Я выхожу замуж.

Глава 19

Сон, ещё минуту назад валивший меня с ног, исчез без следа. Тело разом включило всё обратно, и я стоял посреди столовой собранный и ясный, как над раскрытым делом. Усталость осталась лежать под этим тяжёлым слоем, но управление перешло к той части меня, которая в прошлой жизни просыпалась на одно слово и не засыпала, пока слово не оказывалось понято до конца. На столе оплывали свечи, зажжённые Катей на двоих и догоревшие в одиночестве. У ножки стола над вылизанным блюдцем сидел Чешир. В дверях кухни ровной тёмной чертой стоял Яков.
— За кого?
— За Демида Мариарцева.
Имя вошло двумя ударами. Первый был простым, человеческим: чужому мужчине отдают мою женщину. Второй лёг глубже, потому что Демид Мариарцев значил для меня куда больше, чем абстрактный чужой мужчина. Я несколько раз сталкивался с ним и запомнил его как того, с кем ещё придётся играть на одном поле. Ксюшу он переманил аккуратно, главенство территорий показывал каждый раз, не упуская случая, и ни разу не опустившись до открытой грубости.
— Что-то мне подсказывает, что ты не сама так решила, иначе, тебя бы тут не было.
— Папа так решил. Сказал, что это отличная партия. А с тобой не безопасно, что Демид перспективен, что через год я скажу отцу спасибо. Он сказал, что барон Крайонов — занятный молодой человек с тёмной родовой историей и талантом притягивать неприятности, и что он желает мне мужа, рядом с которым в меня не будут стрелять.
— Любопытно, — сказал я. — Вчера это была фигура речи. А сегодня в человека напротив меня действительно выстрелили через окно.
«Интересный человек этот старший Кац, — подал голос Чешир, вылизывая Усы. — Я бы его понюхал поближе. От таких всегда тянет чем-то кислым из-под одеколона.»
Я мысленно отмахнулся от кота, хотя зерно в наблюдении было.
— Я не пойду за Демида, — сказала Катя, и зелёные глаза держали меня в упор. — Пусть лишает наследства, статуса, всего. Мне двадцать, у меня голова работает. Без камней и золота Иосифа Каца я проживу. Я не собираюсь продаваться за деньги. Ты мне нравишься и я останусь с тобой.
В груди поднялось тёплое, потому что меня выбирали против Дома и против денег, открыто, и в прошлой жизни так меня не выбирал никто. Холодная половина головы при этом считала ходы и видела, чем оборачивается фраза «пусть лишает наследства», брошенная наследницей в четыре утра.
— Послушай, я разнимал чужие конфликты и знаю, как они устроены изнутри. Решение, принятое на агрессии, — самое дорогое из всех возможных. Лишённого наследства назад не возвращают. А вот помолвку при желании можно и отменить: это вопрос рычагов и времени, а не чувств. Он не сообщал об этом пока никому? Только тебе?
Она кивнула.
— Это хорошо, он сообщил тебе новость. Значит, ждёт твоей реакции. Если бы ему было все-равно он бы сообщил об этом публично. Поговори с отцом ещё раз, спокойно. Оставь ему возможность отыграть назад, сохранив лицо, — людям его склада важнее всего не выглядеть уступившими даже перед собственной дочерью. Найди ему такую форму, и его желание изменится.
— Поздно, Ром. Ты рассуждаешь о человеке, которого не знаешь. И «по-хорошему» с ним не работает, потому что никакого «по-хорошему» у него нет. Есть только то, что решил он. Он не торгуется и назад не отыгрывает. Он давит, без выражения, пока человек напротив не устанет и не примет его волю за свою собственную. Для него моё согласие и есть та самая форма, которую ты предлагаешь искать. И он будет давить, пока я её не подпишусь. А то, что он еще не сообщил это по новостям лишь показывает, что у него есть какой-то план по этому поводу. Он с моим мнением в таких вопросах считаться не станет. Он считает, что лучше знает, где и с кем мне будет лучше. Завтра я улетаю с ним в другой город, на большую отраслевую выставку. К ней готовились полгода, и там будет одно очень высокое лицо, ради которого всё и затевается. Если я не появлюсь, это будет пощёчина даже не отцу, а хозяину выставки. Подставлять этого человека вот так, на людях, я не стану.
— Сколько тебя не будет?
— Дня три-четыре. Открытие, приёмы, переговоры отца, обратная дорога. Я отыграю роль дочери, улыбнусь кому положено. Просто отбуду эти дни и вернусь. К тебе. Мне кажется он специально выбрал такой момент, сообщил мне эту новость, зная, что я не смогу оборвать с ним связь в момент. Завтра он снова начнет давить, только уже в живую. Шаги Каца всегда просчитаны наперед. Поэтому я просто откажусь от наследства и уйду из семьи. Жить всю жизнь с тем, кто мне не нравится, я не собираюсь.
Ее слова начали идти словно сквозь туман. Кл мне возвращались по новому события дня и последних нескольких недель. Вокруг меня что-то стягивалось, всерьёз, и любой, кто стоял близко, попадал в радиус.
— Катя, — сказал я осторожно, заранее зная, как это прозвучит. — Может, после выставки тебе стоит немного побыть у отца. Безо всякой свадьбы и примирения, просто переждать. То, что случилось в «У Кариба», — не случайность. Внимание ко мне поднялось до уровня, на котором стоять рядом опасно. Дом твоего отца — это стены, охрана, имя, которое не рискнут задеть. Там тебя никто не достанет. Такой безопасности я тебе пока дать не могу.
Я выговорил это и стал ждать, потому что предлагал ей на время отойти от меня подальше, предлагал искренне, и в этом учитывалась логика.
Она смотрела на меня долго.
— Нет, — сказала она наконец. — Ты пытаешься спрятать меня в надёжное место, и в твоей голове это дом отца. А для меня дом отца — клетка. Ты прячешь меня от пули и сдаёшь прямо в руки тому, от кого я бегу. Через неделю там я буду помолвлена, через месяц замужем, и поздно будет плакать. Жить у отца бессмысленно: каждый день под его крышей — это день, который он у меня отбирает настаивая на свое. Ты не знаешь, как он умеет убеждать. На расстоянии я могу ему противостоять, вблизи он словно гипнотизирует меня. Я совершу поездку, просто потому что это было решено заранее. После — перевезу свои вещи к тебе.
— Ты понимаешь, что рядом со мной опасно не фигурально, — сказал я.
— Понимаю. Я понимала это весь сегодняшний день, одна, не зная, жив ты или нет. И всё равно выбираю. Так что моей же безопасностью меня не отговаривай. Это мой выбор, и я сделала его давно.
Я взвешивал. Холодная половина выкладывала неприятное: я собирался ввести женщину, которая мне нравилась, в самый центр того, что вокруг меня стягивалось, сделать её ещё одной точкой боли, через которую по мне можно бить, как ударили сегодня через Максима. Я слишком хорошо знал, как это происходит, потому что в прошлой жизни делал так сам — находил у фигуранта самого дорогого человека и давил через него, постоянно и безотказно, ведь через любовь ломается даже тот, кого не берут ни деньги, ни боль. Привести Катю под свою крышу значило назначить её этой самой точкой для всякого, кто решит меня сломать. Ладони мои ещё помнили грудь Максима под пальцами, и воображение услужливо подставляло на его место рыжие волосы. Эта половина была права. Но тяжелее оказалась другая правда. Дом Иосифа Каца отдавал Катю Демиду. Город и съёмная квартира не защитят ее в полной мере. Единственным местом, где я мог обеспечить её безопасность собственными руками, был мой дом. Здесь я мог держать входы, видеть приходящих и диктовать правила. Та же логика, которую я выложил себе в подольской камере, когда Ворожцов уговаривал меня бежать: охота на бегущего короче охоты на хозяина периметра. Бежать я не собирался. И ей бегать не дам. Заведу за свои стены и сделаю эти стены настоящим бункером.
— Хорошо, — сказал я. — Перевози все свое после поездки. Будешь жить здесь.
Лицо её изменилось, упрямство на секунду уступило чему-то совсем детскому, и она тут же спрятала это обратно.
«Так, погоди, — встрепенулся Чешир и сел. — Рыжая переезжает насовсем? С вещами? Это серьёзно меняет расклад. Я, в общем, не против, она чешет за ухом лучше тебя и пахнет приятнее. Но если её тряпки покусятся на моё кресло у камина — пусть сразу подыскивает себе другое место. Кресло обсуждению не подлежит, я его выслужил. Да у нас дома нет камина, но ты понял, о чем я говорю, это фигура речи. Надеюсь у нее нет там никаких животных? Я один в своем роде и конкурентов не потерплю!»
— Только в ответ на твоё условие будет моё, — сказал я Кате, и она вскинула бровь. — К твоему возвращению этот дом станет безопасным по-настоящему и ты будешь принимать новые правила, от которых будет зависеть твоя жизнь.
И я увидел разом, как чертёж, всё, что предстоит сделать. Сейчас усадьба не защищала ничего. Забор местами осыпался и зарос, в нём зияли проломы. Ворота открывались вручную. По периметру не стояло ни камеры, ни датчика, ни единого фонаря с реакцией на движение. Аллея от ворот к дому тянулась глухой зелёной кишкой без всякой точки обзора, в которой можно спрятать кого угодно. Первый этаж смотрел во двор высокими старыми окнами с одинарным стеклом, и любое из них вынималось из рамы за минуту. Единственной сигнализацией в поместье оставался Тимошка, чуявший чужого за сотню метров, и на эту хрюшку я последние недели полагался больше, чем имел право.
Я поставлю камеры по всему периметру — на воротах, на въезде, на доме — и заведу запись на ту систему, что уже стоит у меня в кабинете, чтобы всё стекалось в одну точку и я мог смотреть откуда угодно. Каждое подключение нужно проверить, чтобы в сигнал никто не влез. По линии забора встанут прожекторы с датчиками движения, и ночью двор будет читаться как днём. Сам забор я обойду по кругу, заделаю проломы и заменю ворота на нормальные, с замком. Понадобятся люди — посменная охрана, хотя бы пара человек на ночь, пока всё не уляжется. Проверять их буду сам: отсеивать тех, кому нельзя доверять, я научился ещё в прошлой жизни и руку с тех пор не потерял. Денег это съест изрядно, и деньги как раз появились — полтора миллиона за дело Карловой лежали в банке и просились в работу, а лучшего применения, чем стены вокруг той, кто решила за этими стенами жить, я им не находил.
И тут меня настигла мысль, которая ещё сутки назад показалась бы издёвкой над самим собой. Ворожцов в той камере советовал мне закрыть агентство, осесть в поместье и заняться баронскими досугами — перебрать винный погреб, засадить клумбу цветами, и я решил, что скорее сдохну, чем последую ему. Сейчас выходило, что осесть в поместье — мысль не такая уж глупая, если понимать её по-своему. Сделать из дома базу. Крепость с обзором, периметром и тылом, из которой удобно работать и в которую тяжело влезть. Я тринадцатый, возвращённый род, единственный носитель кристалла под этой крышей, и жить на авось, с дырой в заборе и кабаном вместо сигнализации, мне больше нельзя.
«О, ремонт, — снова влез Чешир. — Чужие люди, дрели, монтажная пена, топот целыми днями. Ненавижу всеми девятью жизнями. Но если после этого в дом перестанут лазить через дыру всякие, кого я лично не одобряю, — потерплю. Условие одно: охране сразу растолкуй субординацию. Главный в доме я, потом ты, потом, так и быть, рыжая. Якова не трогаем — он вне иерархии.»
— Ром, — сказала Катя совсем тихо, и весь запал к этой минуте из неё вышел, осталась одна усталость. — Я буду следовать всем правилам. Пойдём спать. Мне в девять вставать, отец пришлёт машину.
Я кивнул.
Мы поднялись по широкой каменной лестнице, шаги отдавались от плит ровным гулким эхом. Дом обживался мной медленно — ногами, руками, привычкой, — и я ловил себя на том, что начинаю звать его своим без внутренней оговорки.
Снизу, с первого этажа, донёсся тихий звук: мягко, без хлопка, затворилась дверь. Яков ушёл наконец к себе. Все это время он держал вахту у моего порога, не ложась, и закрыл её только теперь, когда я вернулся и поднялся спать. Через контур я чувствовал, как его сухая собранная точка осела на своё место и впервые за день расслабилась.
Чешир тёк впереди нас чёрной лентой, оглядываясь, идём ли мы следом, как пастух проверяет отару.
«Учтите оба, — донеслось от его спины ворчливо, — это вопиющее нарушение режима. Приличные коты в такой час видят третий сон, а я тут вожу вас по лестнице, как швейцар в халате. Завтра отсыпаюсь до обеда, и кто посмеет меня будить — лишится пальца. Маленького, для начала, я существо гуманное.»
Спальня встретила меня привычным полумраком. Каменные стены, комод с зеркалом у двери, огромная резная кровать, изголовье которой повторяло тот же родовой узор из листьев и ветвей; в первую ночь она показалась мне нелепо большой, а сейчас я уже не представлял другой. На тумбочке стоял светильник, к которому не шло ни одного провода, и сейчас он горел мягким светом. Окно выходило во двор, на фонтан. Катя сбросила вещи, забралась под одеяло и провалилась почти сразу, как проваливаются люди, додержавшиеся до края и наконец себе разрешившие. Дыхание её выровнялось за минуту. Чешир вспрыгнул в ноги кровати, потоптался с дотошностью землемера и улёгся тёплым весом мне на голени.
«Ноги ледяные, — пожаловался он, устраиваясь поплотнее. — Где ты их застудил, в той своей скамейке в жандармерии? Если я завтра буду кашлять, мне понадобится сиделка!»
Потом спустя несколько минут.
«Не кисни, — долетело сонно, без обычной язвы. — Пуля, конкурент, свадьба — это всё поправимо. Ты живой, рыжая под боком, и паштет в холодильнике. По кошачьим меркам у тебя идеальная жизнь. Спи давай, утром разберёшься, кого кусать первым.»
Я не спал, хотя тело умоляло. В голове крутились вперемешку камеры, проломы в заборе, Демид, фрагмент пули в чужом сейфе, Максим. Стоило прикрыть глаза — под веками вставал кабинет «У Кариба»: Максим у окна, поворот, белая паутина по стеклу. И его губы, шевельнувшиеся над словом, которое я так и не разобрал. Минут через двадцать я тихо поднялся, чтобы не разбудить Катю, и подошёл к окну задёрнуть штору плотнее: луна выбралась из облаков и заливала спальню белёсым неуютным светом.
Окно спальни выходило во двор, на фонтан и дальше — на чёрную стену леса. Я взялся за край шторы и на секунду задержал взгляд на дворе внизу.
Между фонтаном и кромкой деревьев, у дальнего края площадки, скользнула тень. Длинная, в человеческий рост, низко пригнутая. Она прошла от тёмного провала аллеи к углу дома и растворилась в полосе, куда не доставал лунный свет, за те полторы секунды, что я держал её глазами.
Я замер со шторой в руке. Сердце ударило один раз, гулко, и пошло ровнее, потому что я уже считывал. Так не двигается кабан: Тимошка низкий, грузный, переваливается с боку на бок, а это прошло прямо, на двух ногах, пригибаясь. И главное — я потянулся к кристаллу, к контуру, к карте живых точек, которую дом держал для меня, и контур молчал. Яков у себя. Тимошка за домом, его тёплая тяжёлая точка стояла именно там, за задней стеной, а не перед фасадом. Перед домом, во дворе, где полторы секунды назад прошла тень, по контуру не было никого.
За спиной на кровати шевельнулся Чешир. Я услышал, как он поднял голову и сел, и обернулся. Кот смотрел мимо меня, в окно, в тот же самый угол двора. Уши у него были прижаты, спина вытянулась в напряжённую дугу, и впервые на моей памяти от него не шло ни одной мысли — ни про паштет, ни про Якова, ни единой. Он молчал и смотрел туда же, куда смотрел я, и это молчание сказало мне больше, чем сказал бы любой его вопль.
Двор был пуст. Мой дар говорил мне, что двор пуст.
А глаза говорили, что по нему только что кто-то прошёл.

Глава 20

Я стоял со шторой в руке ещё несколько секунд и смотрел в пустой двор, в тот угол у фонтана, где полторы секунды назад прошло то, чего по контуру не было.
Дар держал своё. Двор пуст. Ни одной живой точки перед фасадом, кроме тёплой тяжёлой кляксы Тимошки за задней стеной и сухой собранной искры Якова в дальнем крыле. Карта живых, которую дом раскладывал во мне через кристалл, не врала ни разу с тех пор, как я научился её читать. Она не врала, когда я входил в чужие квартиры и знал заранее, сколько человек за дверью. За моей спиной я чувствовал Катю, чуть дальше по коридору Свету.
А глаза говорили другое.
Я закрыл веки и прокрутил тот же кадр ещё раз, как прокручивал сегодня кадр с разбитым стеклом, — медленно, по долям. Тень шла от провала аллеи к углу дома. Прямо, на двух ногах, пригибаясь. Не валкой переваливающейся походкой кабана. Не качающейся веткой — ветка не ходит через двор по диагонали. Живое существо. Живой шаг.
И ни одной точки на карте.
Я перебрал варианты, как перебирал всегда, выкладывая худший, средний и лучший. Лучший: я устал так, что мозг дорисовал движение там, где качнулась тень от облака на луне. Средний: по двору прошёл зверь, которого я не опознал в полумраке, и контур не показал его потому, что зверь для контура не считается за угрозу. Худший я знал и не стал формулировать вслух даже про себя — что есть способ ходить мимо моего дара, и кто-то этот способ применил у меня под окнами.
За спиной шевельнулся Чешир. Я обернулся.
Он сидел на одеяле в той же напряжённой дуге, уши прижаты, и смотрел мимо меня в окно. От него по-прежнему не шло ни одной мысли — ни про паштет, ни про Якова, ни про режим. Эта тишина в голове, где обычно стоял привычный кошачий гул претензий, давила сильнее, чем давил бы вопль.
— Видел? — спросил я тихо.
Он не ответил. Постоял так ещё секунду, потом медленно опустил уши в нормальное положение, повёл хвостом и улёгся обратно, свернувшись, и только тогда в голове у меня прорезалось его, короткое, без обычной ленивой растяжки:
«Я не понял, что я видел. Разбираться, что там за окнами я не пойду. Кот, который лезет в странные дела, долго не живёт, а я планирую прожить все девять раз. Закрой штору и спи. Если оно вернётся, я первый завоплю. Бесплатно.»
Я задёрнул штору до конца. Плотно, внахлёст, чтобы между полотнищами не осталось щели. Постоял у окна, прислушиваясь к дому через контур. Все на своих местах. Никого лишнего.
Тело не хотело ложиться. Та его часть, что прослужила двадцать лет в местах, где движение за окном означало большую опасность, требовала спуститься, обойти первый этаж, проверить окна руками, а не контуром. Выйти на улицу. Я постоял с этой тягой секунд десять, держа ладонь на холодном краю подоконника. Спуститься означало выйти на незащищенную часть темного леса и попасть туда, куда меня возможно специально вели. Я не спустился. Вместо этого я провёл по контуру безопасности самого дома, от подвала до чердака, кляксу за кляксой, замок за замком, и дом отозвался, всё на местах, все двери заперты, никого лишнего ни внутри, ни на земле. Будить Якова, чтобы он с фонарём вместе со мной обошёл двор в три часа ночи и ничего не нашёл, я не стал. Эту тень я положил в дальний ящик и придавил крышкой, как придавливают то, к чему вернутся при свете.
Сутки догнали меня разом, как догоняет волна того, кто слишком долго стоял к ней спиной. Я лёг. Матрас принял тело, и каждая мышца, державшаяся весь день на воле, начала отпускать хватку — плечо, поясница, сведённая челюсть. Чешир переместился в ноги тёплым весом.
Темнота пришла без перехода.
⁂
Я выплыл из сна не до конца, на той мелкой воде, где тело ещё спит, а слух уже работает.
Матрас качнулся. Рядом со мной поднялась Катя — осторожно, перенося вес медленно, чтобы не разбудить. Я слышал, как она встала, как босые ступни прошли по камню к стулу, как зашуршала ткань. Одевалась в полумраке, тихо, по-кошачьи, но Чешир все равно сказал бы, что он сделал бы это тише.
Серый свет едва тронул штору. Раннее утро.
Шаги вернулись к кровати. Она наклонилась. Я почувствовал, как прядь её волос скользнула мне по щеке, и следом — губы, тёплые, сухие, и этот поцелуй на секунду вытащил меня ближе к поверхности, чем я хотел.
— Спи, — выдохнула она почти беззвучно, мне в висок. — Машина у ворот. Я уезжаю.
Я хотел сказать что-то, удержать, договорить вчерашнее, но язык не слушался, и вместо слов вышло что-то невнятное, и она тихо усмехнулась, я услышал эту усмешку кожей.
— Знаю, — сказала она, будто я договорил. — Я тоже не доспала. Мы вчера остановились на середине, и я не успела сказать тебе ещё одно. Скажу, когда вернусь, на трезвую голову, не в четыре утра и не в полусне. Это важное, поэтому не хочу комкать. Просто держи в уме, что у меня к тебе остался один разговор. И он не про Демида.
Я что-то промычал, пытаясь зацепиться за её слова и не находя опоры, — сон тянул назад тяжёлой рукой. Сквозь него я отметил только тон: не злой, не тревожный, а тот собранный, которым она говорила вещи, решённые заранее. «Не про Демида». Я попробовал удержать это, и упустил.
— Записку я оставила на тумбочке, — добавила она. — С телефонами. Отцовский секретарь, гостиница, всё, по чему меня можно найти, если мой будет вне зоны. Ты вчера потерялся на сутки, так что теперь у нас правило: мы всегда знаем, как достать друг друга. Я своё условие выполнила. Твоя очередь. Три-четыре дня, — сказала она, выпрямляясь. — Веди себя прилично. Не лезь под пули. Корми кота.
Губы ещё раз тронули в этот раз мою щеку. Потом тепло отошло. Шаги к двери, лёгкие, быстрые. Скрипнула половица на пороге. Дверь притворилась мягко, без щелчка.
Я лежал и слушал, как она спускается по лестнице — четырнадцать ступеней, я знал их наизусть теперь, — как внизу коротко возник и пропал голос Якова, он уже не спал, как открылась и закрылась входная дверь. Через минуту далеко, у ворот, заурчал мотор чужой машины. Звук обогнул дом по аллее и ушёл в лес, истончаясь, пока не растворился совсем.
Контур отметил, как тёплая рыжая точка Кати выкатилась за периметр и пропала за кромкой моей земли.
Дом стал на одного человека пустее.
Я подумал об этом секунду — холодно, по привычке считать периметр. Ксюши нет. Сони нет. Теперь и Катя выехала за стену.
Чешир в ногах перевернулся, не просыпаясь, и прижался плотнее.
Я закрыл глаза и провалился обратно, на этот раз глубоко, без снов.
⁂
Проснулся я от того, что в комнате стало светло.
Не серо, как на рассвете, а по-настоящему светло, солнце пробило облака и легло на штору белым прямоугольником. Я открыл глаза, и тело первым делом отчиталось по списку: правое плечо тянет в шею, поясница держит ноющую полосу, левая ладонь саднит мелкими точками от вчерашней стеклянной крошки. Привычная утренняя ревизия человека, чьё вчера было длиннее, чем хотелось.
Часы на тумбочке показывали девять минут одиннадцатого.
Я полежал ещё минуту, прислушиваясь к дому через контур. Яков внизу, на кухне, двигался в своём бесшумном ритме. Тимошка где-то у фонтана. И ещё одна точка — тёплая, бодрствующая, не там, где была ночью. Света.
Двор был пуст. Аллея пуста. Я потянулся к тому углу у фонтана, где ночью прошла тень, потянулся осторожно, как языком к больному зубу. Ничего. Утренний двор, площадка, сухой фонтан, лес за ним. Контур держал четко, без сбоев, и в дневном свете вчерашняя тень казалась именно тем, чем я хотел её считать, — усталостью, дорисовавшей фигуру там, где её не было.
Я встал. Камень под ступнями обжёг твердостью и разбудил лучше воды. На тумбочке, прислонённая к бронзовому светильнику, стояла записка — сложенный вдвое лист, исписанный её быстрым почерком. Телефоны: секретарь отца, гостиница, ресепшен выставочного комплекса, какой-то добавочный. Внизу, отдельной строкой, без подписи: «Если пропадёшь снова — найду тебя и приеду, чем бы ты ни был занят.» Я перечитал последнюю строку дважды. В ней не было ни упрёка, ни шутки, было обещание, такое же будничное, как список телефонов над ним. Я сложил лист и убрал во внутренний карман, к телефону. Условие, которое она вчера выбила из меня в столовой, она закрепила бумагой, пока я спал. Кац в ней работал даже в нежности.
Рубашка — серая, из тех трёх, что Яков повесил в шкаф. Джинсы. В зеркале над комодом мелькнуло лицо: щетина перешла из заметной в откровенную, под глазами синева, на скуле тонкая царапина, которую я вчера не замечал. Лицо человека, которого, по выражению Жени, выкопали археологи.
На лестнице меня перехватили.
Чёрная молния возникла из ниоткуда — видимо, он караулил у двери, — пошла по перилам, прыгнула на плечо привычным живым воротником. Когти прихватили рубашку точечно, без веса, и в голову хлынуло сразу, на полной громкости, будто и не было паузы со вчерашней ночи.
«Наконец-то. Рыжая ушла, поцеловав тебя на дорогу. Меня — нет. Ни погладила, ни попрощалась, ни паштета на память. Я запомнил этот факт и внёс в список. Когда будем делить наследство, она получит на одну рыбную голову меньше, чем рассчитывает.»
— Доброе утро тебе тоже, — сказал я, спускаясь.
«Утро у тебя. У меня уже почти обед, а я ещё не ел по-человечески. По-кошачьи. Ты вчера обещал третий паштет вечером. Вечер прошёл. Ночь прошла. Где паштет, Рома? За тобой долг, и проценты по нему капают каждым моим голодным взглядом. Я мучаюсь, не знал, что ты берешь меня для того, чтобы издеваться. Тогда бы я сразу перестал бы есть и умер бы от голода, зато честно, и без всех этих многочисленных страданий! Как можно не жалеть собственного кота? Ты что, хочешь отдать меня кому-то? Выкинуть, да? Как ненужного!»
— Спустимся — разберёмся.
«Я слышал это вчера. И позавчера. Твои „разберёмся“ — это бездонная яма, в которую падают мои законные паштеты. Неужели ты думаешь, что я каждый раз буду опускаться и выпрашивать? Нет уж! У меня родословная! Я просто в один день перестану есть, и тогда ты останешься без меня.»
Он переступил лапами на плече, обвил хвостом шею и затих с видом кредитора, временно отложившего взыскание. И тут же, без перехода, выдал тише, без язвы:
«А оно ночью так и не вернулось. Я слушал. Двор молчал. Лес молчал. Может, тебе и правда привиделось. А может, оно умеет ходить так, что даже я не слышу. И вот это мне не нравится сильнее, чем пустая миска.»
Я не ответил. Кот сказал то, о чем я сам думал.
Внизу пахло выпечкой. Тёплым тестом, печёным мясом, и от этого запаха живот свело голодным узлом — я вспомнил, что вчера за весь день съел полкоробки казённых макарон и придорожный бургер.
Света сидела в столовой, у дальнего конца длинного стола, и пила кофе.
Она была одета по-городскому — те же тёмные брюки, свитер, волосы собраны в низкий хвост, аккуратный, не растрёпанный. На столе перед ней стояла чашка, и она держала её обеими ладонями, грея пальцы, хотя было тепло. Лицо собранное, но под глазами лежала бессонница, которую не спрятал ни сон, ни кофе. Она подняла на меня взгляд, когда я вошёл, — внимательный, оценивающий, тот же, что и в первую ночь, только усталее.
— Доброе утро, — сказала она.
— Доброе.
Яков возник бесшумно, с подносом, и начал расставлять передо мной завтрак с той скоростью, с какой это делает человек, готовивший заранее и ждавший только, когда хозяин спустится. Пирог с мясом, разрезанный на куски, ещё тёплый, с поджаристой коркой. Творог в глубокой миске, со сметаной. Тарелка с нарезанным сыром. Бутерброды — хлеб, масло, тонко резанная ветчина. Чайник. Кофейник. Всё встало на стол за полминуты, аккуратными рядами.
— Кофе или чай, Роман Аристархович?
— Кофе. Спасибо, Яков.
Он налил, поставил кофейник на подставку и отступил к своей привычной точке наблюдения, откуда видел стол целиком и не мешал собой.
Чешир спрыгнул с плеча на стул рядом, прошёлся по сиденью, привстал передними лапами на край стола и навёл нос на пирог.
«Так. Пирог. С мясом. С настоящим мясом, я чую отсюда. Старый жилет, ты обрёл совесть или просто перепутал, что коту нельзя? Дай мне кусок. Я должен проверить, не отравлено ли. Если упаду мордой в миску — ты будешь знать, что мясо испортилось, но тебе придётся жить с этим всю оставшуюся жизнь.»
Чешир подошел к пирогу вплотную.
— Я приготовил для него отдельно. Без теста, без лука. Лук кошкам противопоказан. Чистое мясо, проваренное. Оно будет получше паштета. Как остынет, я сразу подам.
«Слышал? 'Когда оно остынет" Рома, ты видишь этот произвол? Он не подготовился! Тебе сделал завтрак, а про меня забыл! Сделай что-нибудь, ты вообще-то барон. У тебя кольцо. И в смысле то мясо лучше паштета? Рома! Он мне условия ставит! На мой же завтрак!»
Я сел нормально. Чешир, проворчав про попранное достоинство, тоже сел — прямо, обвив хвостом лапы, с видом существа, идущего на унизительный компромисс под давлением обстоятельств. Яков поставил перед ним блюдце. Кот обнюхал, выдал короткое «приемлемо» и погрузил морду.
Я взял кусок пирога. Первый укус прошёл по телу почти физически — горячее тесто, мясо, и голова, плывшая с утра, начала проясняться. Света смотрела, как я ем, и молчала, грея ладони о чашку. Я не торопил. Человек, который собирается говорить, начинает сам, если его не толкать.
Мы сидели в этой паузе, и я работал ею, как работают тишиной на допросе, не заполняя, давая ей набрать вес. Света оценивала меня поверх чашки, тем же цепким взглядом, что и в первую ночь, только теперь к оценке примешалось что-то ещё, чего тогда не было. Так смотрят, когда взвешивают не угрозу, а человека: можно ли ему сказать, удержит ли он чужое в себе, не обернётся ли услуга счётом. Я ел спокойно, не поднимая на неё глаз дольше секунды, и тем давал ответ, который словами не передаётся: я никуда не спешу и ничего от тебя не жду.
В тишине было слышно, как Чешир вылизывает блюдце, гоняя его носом по столу с тихим фарфоровым скрипом. Обычное утро в доме, где у каждого за спиной несданная ночь. Я доедал первый кусок и тянулся за вторым, и в этот момент она решилась.
Она начала на втором моём куске.
— Роман. — Поставила чашку. Пальцы сцепились вокруг неё, потом расцепились. — Я обещала тебе вчера разговор. Ты был занят, потом не вернулся. Я думала, не дождусь и уеду молча. Но мне нужно было тебя дождаться.
— Слушаю.
Я отложил вилку, чтобы не звякать приборами поверх её слов. Яков стал ещё неподвижнее, чем был.
— Я хочу сбежать от своего отца. Навсегда. У меня есть план, и я к этому давно готовлюсь. В тот день мне позвонили. Это произошло неожиданно, я не была готова. И передали поддельные документы. Те, по которым меня не существует как Ломовой.
— И ты осталась у Элизабет…
— Да. — Она кивнула. — Я не могла вернуться в тот вечер с этими документами в сумке. Охрана каждый раз осматривает меня, но в тот день смена охраны была особо жестокая. Остальные не такие дотошные.
— Поэтому ты решила переждать у подруги, — сказал я. — До утренней пересменки, пока не заступит новая смена.
— Да. А ночью пропал Максим. И всё посыпалось.
— А Элизабет знает? — спросил я. — Про документы, про побег.
— Нет. — Света качнула головой. — Лиза думает, что я просто поссорилась с отцом и мне негде ночевать. Я ей не говорю настоящего, и не потому, что не доверяю. Наоборот. Чем меньше она знает, тем чище она перед Драгомировыми и перед моим отцом. Я не стану вешать на неё свой побег за неделю до того, как её саму введут в графский род. У неё и так земля под ногами тонкая, она приёмная, без своего имени, держится на одной любви Максима. А теперь Максим… — Она не договорила, посмотрела в окно. — Теперь и эта опора под вопросом. Так что нет. Лиза не знает ничего, и пусть не знает. В тот вечер все пошло не по плану. Второй раз за день. Графский наследник пропал — значит, рано или поздно туда придут. Полиция, жандармы, люди его отца. И меня там найдут — Светлану Ломову, дочь Первого Дома, без причины ночующую в чужой квартире в ночь, когда пропал хозяин. Я не должна была попадаться никому на глаза. Лиза сказала, что с тобой безопасно, ты детектив.
Картина сходилась. Она не была частью чьего-то плана против меня. Она была человеком, который убегал, и я случайно оказался дверью, в которую можно было выскочить.
— Тебе нужна помощь?
— Нет, Роман. Спасибо, но нет. Через несколько дней меня здесь не будет. Совсем. И чем меньше людей будут знать, куда я делась, тем дольше я проживу той жизнью, которую выбрала. Ты вчера дал мне укрытие на одну ночь, и этого больше чем достаточно. Помощь — это связь. А мне сейчас нужно оборвать все связи, а не заводить новые.
— Хорошо, я надеюсь у тебя все под контролем, но знай, если что-то случится ты всегда можешь связаться со мной напрямую или через третьих лиц. Я помогу. Ты не похожа на преступницу.
— Спасибо.
Она встала, допив кофе.
— Мне нужно ехать. Чем дольше я здесь, тем хуже, я не хочу подставлять тебя. Сегодня все та же смена, я им звонила, говорила что со мной все в порядке. Мне нужно вернуться домой, потому что я не успела все забрать. Это должно было произойти через месяц. Я не уезжала раньше, потому что хотела попросить, чтобы ты никому не рассказывал о том, что видел меня и помогал мне, и попроси своего друга, чтобы он тоже молчал. Потому что в этом случае, попадем мы все, а отец не будет разбираться у кого какой статус, он отомстит каждому, кто был замешан.
— Конечно, я понял. Считай, что ничего не было, Яков вызовет такси.
— Спасибо.
Яков уже доставал телефон. Она взяла сумку, которая уже стояла у её ног и встала из-за стола.
Чешир проводил её взглядом от стула.
«Уходит. И хорошо. Один пожар на дом от рыжей я ещё терплю. Второй — это уже коммуналка, а я не делю территорию.»
У двери Света обернулась.
— Роман. — Помолчала. — Спасибо.
Она кивнула и вышла. Яков притворил за ней дверь, и через стекло я видел, как она спустилась по ступеням и встала у фонтана, ждать. Контур держал её тёплой точкой, спокойной — страх в ней улёгся, адреналин отступил, дальше был лишь план, которому она следовала. Минут через десять у ворот заурчало такси. Точка Светы прошла по аллее и выкатилась за периметр.
Дом стал ещё на одного человека пустее.
Я сидел на кухне с остывшим кофе и считал. Катя за стеной, в чужом городе. Света исчезла, и я обещал, что её не было. Ксюша у Демида. Соня в центральном офисе. За полторы недели мой периметр сжался с обжитого до почти пустого, и в этой пустоте остались Яков, Женя и кот, требующий паштет. Ворожцов сказал бы, что так безопаснее. Ворожцов был бы прав по своей логике и неправ по моей, потому что пустой периметр это не крепость. Это мишень, с которой убрали свидетелей.
Яков вошёл на кухню, когда я допивал кофе.
— Роман Аристархович. У меня плохая новость для вас.
Яков взял пульт, включил большой экран на стене. Звук возник на середине фразы, и диктор — женский голос, отрепетированный, тот, которым читают и погоду, и катастрофы, — договаривал то, что я услышал уже целиком, хотя застал только хвост.
«…состояние наследника графа Драгомирова, по заявлению клиники, остаётся крайне тяжёлым. По уточнённым данным, после операции пациент не пришёл в сознание и находится в коме. Прогнозы врачи давать отказываются. Следствие по факту покушения продолжается, ведомственная принадлежность дела уточняется…»

Глава 21

На экране — фасад «У Кариба» с жёлтой лентой, тот же кадр, что Катя прислала мне вчера ссылкой. Потом — вид клиники, залитой светом, который я видел ночью своими глазами. Потом — студия, диктор, бегущая строка внизу.
В коме.
Я стоял перед экраном, и на секунду впал в ступор.
Максим в коме. Не пришёл в сознание после операции. А это значило одно. Слово, которое он не успел сказать у окна. То, ради которого он не спал сутки, отослал охрану, выбрал нейтральную территорию, повторял «лично» в трубку. То, которое я ловил по движению его губ на полу кабинета и не разобрал — два слога или три.
Это слово уходило от меня не на день и не на неделю.
Оно уходило туда, откуда люди возвращаются не всегда.
Через секунду зазвонил телефон.
— Роман Аристархович, я думаю, вы уже в курсе последних новостей?
— Виктория Евгеньевна, да, я прямо сейчас смотрю новости.
— Я хотела сообщить вам, что ваше новое дело, касаемое моих магазинов, отменяется. Вы стали слишком публичной персоной, вокруг которой закручиваются странные и опасные вещи. Всего этого мне хватает и так, а внимания канцелярии ко мне и к моему бизнесу я бы хотела избежать. Бумажная волокита и разборки — это не то, на что я хочу тратить своё время, если за вас и за каждый ваш шаг возьмутся, а, можете поверить мне на слово, за вас уже взялись. Мы нашли другого детектива. На данный момент у вас нет никаких обязательств перед родом Карловых, и, — она сделала паузу, — прежде чем разгребать чужие проблемы, я бы посоветовала вам разобраться вначале со своими. Как только вы реабилитируетесь и заработаете хорошую репутацию безопасного детектива, за которым не тянется хвост неприятностей, я продолжу с вами сотрудничать.
Я сжал телефон в руках. Все мои связи гасли одна за другой, будто к ним кто-то поднёс зажигалку и обрывал все мои нити прямо посередине.
— Я вас понял.
Она отключилась.
Я медленно опустил трубку и посмотрел в окно. Похоже, мои трудности не планируют заканчиваться.
«Не обращай внимания на эту старую вешалку, — Чешир медленно подтянулся, — она тоже меня выкинула как ненужную тряпку, как только я ей разонравился, всё в порядке, дело не в тебе. Если хочешь, нашлю на неё несварение желудка. Я слышал, что люди так говорят, когда ругаются, интересно, от кота такое сработает?»
Он выдал это, не открывая толком глаз, развалившись на стуле в позе существа, которому чужие неприятности служат подушкой. И мне впервые за всё утро захотелось усмехнуться. Несварение от кошачьего проклятья было единственной угрозой, которую я мог сегодня обдумывать без камня в груди.
— Несварение оставь на чёрный день, — сказал я ему. — Виктория Евгеньевна и так похожа на человека, которого что-то подъедает. Жить ей спокойно и без нас не дают. Спасибо за предложение.
«Всегда пожалуйста. Я существо щедрое, когда меня хорошо кормят. — Он зевнул, показав розовую пасть. — А вешалок таких будет ещё много, Рома. Люди как мыши: пока в норе тепло, сидят рядышком, а чуть потянуло дымом — разбежались, и каждая считает, что это она первая учуяла пожар. Ты пахнешь дымом. Поэтому они бегут. Это не про тебя, это про мышей.»
Я подумал, что кот, как обычно, прав в той своей перевёрнутой логике, до которой человеку додуматься мешает гордость.
Я постоял ещё немного у телевизора, потом выключил его сам и пошёл наверх, в кабинет.
По дороге до меня доходило то, что я держал на расстоянии всё утро. Работы не было. Ответ Максима ушел в кому. Пуля к этому часу уехала в Канцелярию из больничного сейфа, и коснуться ее сейчас абсолютно невозможно. Карлова обрубила своё дело. Раскручивать было нечего. Со всех сторон, куда я тянулся, меня встречала закрытая дверь, гладкая, без ручки, из тех, что открываются только с другой стороны.
И при этом во мне не было покоя. Тело хотело действовать, преследовать, давить, а действовать было не на ком и не за что. Хуже простоя для человека моего склада не придумаешь: сила есть, злость есть, а приложить их некуда, и они начинают есть тебя самого изнутри, если им не дать выхода. Мне нужно было дело руками, простое, понятное, с видимым результатом и как можно скорее, иначе я придумал бы себе глупость, за которую потом расплачивался бы кровью.
Я зашёл в кабинет и остановился посреди него. Книжные полки, стол, кресло, окно во двор, к тому самому фонтану. Дом был старый, доставшийся мне вместе с титулом, и несколько лет до меня он простоял почти без присмотра, не считая Якова, медленно зарастая снаружи и осыпаясь изнутри. Я обвёл взглядом эти стены, эту пустоту, в которой я жил, как постоялец, и впервые посмотрел на неё не как на временное пристанище между делами, а как на крепость, которую мне предстоит построить.
Раз я не мог дотянуться до того, кто пришёл за мной, я мог хотя бы перестать быть для него открытой дверью.
Яков поднялся следом — я слышал его шаги по лестнице ещё до того, как он показался на пороге. Он остановился в дверях, прямой, руки за спиной, и ждал.
— Заходите, Яков, разговор недолгий, но важный.
Он сделал два шага внутрь и замер на привычной своей точке, откуда видел и меня, и дверь, и окно.
— Я хочу привести поместье в порядок, — сказал я. — Со стороны безопасности. Полностью. Дом несколько лет стоял брошенный, и сейчас это не дом, а проходной двор с красивым фасадом. Я хочу это изменить, и изменить быстро.
— Слушаю.
— Ворота. Те, что сейчас, годятся только отпугивать дачных воришек. Меняем на нормальные — глухие, с замком и электроприводом, чтобы открывались с поста и из дома, а не руками. Калитку рядом, тоже с замком. Дальше — забор. Весь, по всему периметру, метр за метром. Где проломы — заделать. Где осел или прогнил — переложить. Поверху пустить то, через что не перелезешь молча, и провести по нему сигнальную линию, чтобы любое касание било тревогой на пост.
Яков слушал, чуть наклонив голову, и я видел, что он считает в уме — людей, дни, деньги.
— Ворота за день не поставить, — сказал он наконец. — Снять старые — можно сегодня. Заводские глухие с приводом под наш проём придётся либо ждать неделю, либо брать, что есть на складе, и доводить по месту. Я бы взял, что есть, и доводил. Забор — это долго и дорого, Роман Аристархович, я скажу прямо. По всему периметру, с перекладкой и сигнальной линией, — это не неделя, это месяц работы и довольно большая сумма. Я не отговариваю. Я хочу, чтобы вы понимали цифру заранее.
— Цифру я переживу, — сказал я. — Деньги есть, и лучшего применения им я сейчас не вижу. Делайте так, чтобы через год не перекладывать. Что можно закрыть быстро — закрывайте сразу, остальное стройте сколько нужно. Мне важнее, чтобы уже к ночи периметр перестал быть решетом, даже если красиво будет только через месяц.
— Тогда так и сделаем. — Он кивнул, и я видел, что прямота про деньги его успокоила. — Первым делом закроем проломы временно, наглухо, хоть и грубо. Это к вечеру. Капитально переложим потом.
— Лес надо проредить. Вырубить подлесок и кустарник на полосу в несколько десятков шагов вдоль всей стены, к которой прилегает, выкорчевать, прокопать. Сделать так, чтобы между деревьями и забором было голое, простреливаемое глазом пространство, на котором негде спрятаться. Тропинки, старые дорожки — все прочесать, посмотреть, куда они ведут. Самим лесом заняться тоже.
— Это большая работа, — заметил Яков. — Бригада, техника. Шумно и не за один день.
— Да, я понимаю, что это задача ни одного дня. Дальше — свет. Освещение в каждой точке периметра, без тёмных углов вообще. Вдоль всего забора, на воротах, на калитке, по двору, и в той вырубленной полосе на опушке тоже. Часть — постоянное, дежурное, неяркое. Часть — на движение, чтобы вспыхивало в лицо тому, кто сунется ночью. Потом камеры. По всему периметру внахлёст, чтобы не было слепых зон. На воротах — отдельно, с записью лиц и номеров всех, кто подъезжает. Внутри двора. На входах в дом. Запись чтоб шла не только на месте, но и дублировалась куда-то ещё, на случай, если кто-то решит, что достаточно вынести один регистратор.
— Я понял про камеры. — Яков кивнул. — Есть люди, которые ставят такое тихо и хорошо.
— Тихо — обязательно. Теперь люди. Нужна охрана, посменная, с обходами по графику, который меняется, чтобы со стороны нельзя было угадать, когда какой угол пуст.
— Разумеется. — Он помолчал. — Чужих людей в дом сейчас пускать опаснее всего. Тот, кто за вами ходит, охотнее всего подсунул бы своего человека под видом охранника. Я подниму старые связи и буду искать проверенные контакты.
Я подошёл к окну.
— Дом старый. У таких домов всегда есть то, о чём забыли: старый погреб, ход из подвала, сухой колодец, дренаж, людская дверь, заложенная сто лет назад кирпичом в один слой. Мне нужны все планы поместья, какие найдутся. А где планов нет, пройдём с вами сами, ногами, простучим стены. Я хочу знать каждую дыру, ведущую под мою землю и в мой дом, раньше, чем её найдёт кто-то другой. Найдём — заложим намертво или поставим под наблюдение.
— Сделаю, — сказал Яков. — Планы запрошу, подвал пройдём.
Он коротко наклонил голову — тем своим поклоном, которым он отвечал не на просьбу, а на приказ, принятый к исполнению.
— Начинаю прямо сейчас, Роман Аристархович. Давно пора. Дом ждал хозяина, который займётся им всерьёз, а не будет жить в нём, как в гостинице между делами. Я рад, что дождался.
Он вышел, и я услышал, как он на ходу, ещё на лестнице, уже набирает первый номер.
«Ну наконец-то, — потянулось снизу: Чешир каким-то образом уже сидел в кресле, хотя минуту назад его тут не было. — Стены, замки, свет, который выжжет глаза всякой ночной дряни. Я одобряю всё до последней буквы. Особенно свет у фонтана. Только предупреди работяг: на территории есть начальство в чёрной шубе, и начальство не любит, когда об него спотыкаются с тачкой. Один наезд на хвост — и я насылаю несварение всей бригаде разом.»
Первая машина въехала в ворота через час.
Старенький грузовичок, груженный инструментом, лопатами, мотками сетки. Из кабины вылезли двое — толстый мужик лет пятидесяти, которого Яков встретил у крыльца как старого товарища, и парень помоложе, его сын или племянник. Они обошли ворота, потрогали ржавые петли, погудели чего-то между собой, и через двадцать минут во дворе уже визжала болгарка, и старые створки, державшиеся на честном слове с прошлого века, со скрежетом легли на землю.
Еще через час машин было уже четыре.
Двор, ещё утром тихий и пустой, наполнился людьми и звуком. У ворот резали и варили — там монтировали проём под новые, глухие, с электроприводом, который привезли отдельно, в заводском ящике. Вдоль стены, метр за метром, шла пара рабочих с длинной рейкой и краской: один простукивал кладку, искал слабые места и проломы, второй ставил метки там, где предстояло перекладывать. На северной стороне, где лес подходил к забору вплотную, заворчала тяжёлая техника — Яков где-то добыл небольшой трактор с отвалом и бензопилы, и трое мужиков в брезенте уже вгрызались в подлесок, валили молодую поросль и кустарник, оттаскивали к опушке, расчищая ту самую полосу голой земли, которую я хотел видеть между деревьями и стеной. Пахло свежим срезом, соляркой и горелым металлом от сварки, и этот запах работы, шумной и грубой, был мне сейчас приятнее любого другого.
Я спустился во двор и какое-то время просто стоял в стороне, смотрел.
Потом не выдержал и пошёл вдоль работ сам. Стоять и смотреть, как другие двигаются, было выше моих сил, особенно сегодня, с этим зудом под рёбрами.
Чешир сопровождал инспекцию в своей манере — то есть путался под ногами у всех сразу. Он возникал на штабеле досок, на капоте машины, на свежем пне, с которого озирал расчищаемую опушку, как полководец поле боя. Один из мужиков с тачкой едва не наехал на него, шарахнулся, выматерился, чуть не опрокинул груз, а кот сидел и смотрел на него с таким видом, будто это человек по неловкости подвернулся коту под лапы.
«Видал? — долетело до меня от штабеля. — Я тут хожу, инспектирую, проверяю качество, а они тачки гоняют, не глядя. Я же говорил: предупреди их про начальство. Этот, с тачкой, уже в моём списке. Сразу после Карловой.»
— Не лезь под колёса, и в список никто не попадёт, — сказал я негромко, проходя мимо.
«Я не лезу. Это они возят свои тачки там, где я стою. Разница принципиальная.»
Отдельно приехали те, про кого Яков сказал «ставят тихо и хорошо», — двое неприметных, в гражданском, с чемоданами вместо ящиков. Эти не шумели. Они медленно обошли весь периметр, задирая головы, прикидывая углы, и уже к полудню по столбам и карнизам поползли первые кабели и аккуратные коробочки камер, развёрнутые так, чтобы захватывать соседние внахлёст, без слепых зон. Тот, что постарше, подошёл ко мне сам, развернул на капоте машины план двора и показал карандашом, где встанет каждый глаз и каждый прожектор.
Электрики тянули отдельную линию под освещение — по верху забора, на воротах, по двору, и в вырубленную полосу на опушке уже несли столбы под прожекторы на движение. Кто-то долбил землю под кабель, кто-то разматывал бухты провода, кто-то на стремянке у крыльца прилаживал первый дежурный фонарь.
Яков был везде сразу, он управлял, тихо, без крика, переходя от бригады к бригаде, и каждый раз я видел, что люди его слушают и знают давно. Он отвечал на полслова, показывал пальцем, кивал, и работа шла дальше. К каждому новому лицу, появлявшемуся в воротах, он подходил первым, и незнакомых действительно вёл сразу ко мне.
За весь день таких было двое. Первый — электрик из бригады, которого взяли на замену заболевшему, парень лет тридцати с открытым лицом и заусенцами на пальцах. Яков подвёл его, представил, отошёл. Я пожал ему руку и задержал её на секунду дольше, чем требует приличие, и пока говорил с ним о пустом — давно ли в ремесле, женат ли, откуда родом, — тянулся даром по тому, что осталось на его ладони и в нём самом. Усталость. Утренняя ссора с женой из-за денег. Кредит на машину, который душит. Желание поскорее отработать смену и попасть домой. Тихий, замотанный, насквозь обыкновенный человек, в котором не было ни второго дна, ни чужого интереса ко мне. Я отпустил его руку и кивнул Якову: годится.
Второго, грузчика, привёзшего трубы, я считал так же и так же отпустил. Чужой закладки в них не было. Это ничего не доказывало насчёт завтрашнего дня и насчёт того, кого ещё пришлют, но сегодня мой периметр держался чистым, и я знал это не по бумагам и не по рекомендациям, а тем единственным способом, которому доверял до конца.
К вечеру поместье было не узнать. Старых ворот не стало, на их месте темнел свежий проём с торчащей арматурой под завтрашнюю установку. Вдоль стены белели десятки меток. Северная опушка поредела на добрый десяток шагов, и сквозь оставшиеся стволы теперь просвечивало голое, чистое пространство до самого забора. По двору тянулись траншеи под кабель, на столбах сидели первые камеры, а у крыльца, у ворот и в трёх местах вдоль стены уже стояли прожекторы, ждущие темноты.
Дом, несколько лет дремавший заброшенным, проснулся и зашевелился, оброс людьми, лесами и проводами, и впервые с того утра, как я в нём поселился, начал становиться тем, чем я хотел его сделать.
Я стоял посреди этого шума, смотрел, как мою землю приводят в порядок чужие умелые руки, и думал, что стены — это только начало.
К сумеркам бригады начали собираться. Визг болгарок стих, трактор на опушке заглушили, мужики стаскивали инструмент к машинам, перекликались устало, мыли руки под колонкой. Прохор подошёл доложить: проломы на сегодня закрыты наглухо, как обещал, ворот пока нет, но проём он на ночь зашил щитами, мышь не пролезет. Я поблагодарил, и грузовики один за другим выкатились за ворота, унося с собой дневной шум. Двор снова стих, но это была уже другая тишина — не тишина брошенного дома, а тишина дома, в котором закончился рабочий день.
Электрик, тот, замотанный, уходил последним. Перед тем как уехать, он защёлкнул что-то в новом щитке у крыльца и сказал, что свет запущен, дежурный горит постоянно, а на движение сработает само, проверять не надо, само поймает.
Темнота на дворе сгущалась медленно, по-весеннему. Я поднялся к себе, к окну кабинета, и ждал, сам не зная чего, как ждут первого снега.
Дежурные фонари занялись разом, без щелчка, мягким светом. Они шли по верху забора ниткой тёплых огней, обводя весь мой периметр, очерчивая в темноте границу того, что было моим. Двор налился светом снизу, от грунтовых светильников вдоль дорожек. На опушке, в той вырубленной полосе, вспыхнули и тут же погасли прожекторы на движение, поймав какую-то ночную птицу или ветку, и снова замерли, готовые.
А угол у фонтана горел.
Горел так, как я и просил, — двумя сильными лампами в упор, без единой тени, и каждая травинка, каждый камень бортика, каждая трещина на чаше были видны до мелочи, как на ладони хирурга под бестеневой лампой. Тот самый угол, из которого прошлой ночью на меня вышло то, чего не поймал ни дар, ни контур. Теперь он был выскоблен светом дочиста.
Я стоял у окна и смотрел на него долго. Если та тень придёт снова, ей придётся выйти на свет. А того, кто выходит на свет, я уже умею ловить.
Где-то внизу, в тёплой темноте дома, заворочался и затих Чешир. Дом стоял в кольце огней, закрытый на ночь, и впервые за всё время я почувствовал его не временным пристанищем, а своим — отвоёванным у запустения куском земли, который я начал держать.
Зазвонил телефон.

Глава 22

На экране горело имя, про которое я за весь сегодняшний день, по правде, забыл начисто.
«Женя».
Между комой Максима, разговором и уездом Кати, Светы, звонком Карловой и стройкой во дворе я ни разу о нём не вспомнил, а ведь именно он три часа возил меня по городу вчера после допросив и именно его Мазда стояла у больницы, пока мы ждали каких-то новостей на этаже внутри. Совесть кольнула коротко и глубоко.
Я взял трубку.
— Жень.
— О, ты не спишь. — Голос у него был ещё мятый со сна, тягучий. — А я только встал. Представляешь, проспал весь день напролёт. Оля, зараза, пожалела, не разбудила, ушла на работу, вернулась, а я всё дрыхну. Открыл глаза — на часах десятый час вечера, за окном темень. Сел как дурак, не пойму, утро или ночь. Думал, ты тоже после вчерашнего без задних ног. А ты, оказывается, на ногах.
— Не сплю. У меня сегодня столько всего было, что не до сна. Не уверен, что вообще усну этой ночью.
— Слышал про графского. — Женя помолчал. — В новостях весь день крутят. Кома, да?
— Кома.
Он не стал лезть с расспросами, и за это я был ему благодарен. Женя вообще умел не лезть туда, куда не звали, — редкое качество для человека, который при этом готов сорваться по первому слову.
— Слушай, — сказал он. — Я чего звоню. Давай я к тебе приеду, кофе попьём, что ли. А то ты вчера был как из могилы, а я тебя так и бросил у ворот, нехорошо вышло. — Он зевнул в трубку. — И раз уж я всё равно теперь до утра не усну, после такого-то сна.
— Давай, идея, кстати, хорошая. А ты сможешь, если что довезти меня до офиса. У меня идея есть одна.
— Ночью?
— Да.
— А почему бы и нет. Дороги пустые, долетим за час. Торговый центр напротив твоего офиса до двенадцати работает, я там сто раз затаривался, кофе возьмём по дороге. — Он явно уже проснулся окончательно и завёлся.
— Приезжай, давай, — сказал я. — Мне всё равно не уснуть, а сидеть и пялиться в стену я не умею.
— Через час буду.
Он отключился, а у меня в голове уже складывалось то, о чём Женя пока не догадывался. В офис мне и правда было надо.
Женя приехал даже раньше, минут через сорок.
Я услышал Мазду ещё на подъезде. Контур отметил тёплую точку машины задолго до того, как она показалась на дороге, и я успел собраться, сунуть в карман телефон с запиской Кати и спуститься.
Чешир материализовался на перилах лестницы ровно в тот момент, когда я взялся за куртку.
«Так. Куртка. Ботинки. Ты куда-то намылился снова без меня?»
— В город. По делу.
«В город. По делу. И, конечно, кота оставляешь сторожить дом с этими твоими работягами, которые возят тачки прямо по моему достоинству. — Он спрыгнул на пол, прошёлся передо мной, задрав хвост трубой. — Нет уж. Я еду. Во-первых, я твой компаньон по агентству, у нас, между прочим, договор: ты добываешь паштет, я добываю результат. Во-вторых, без меня ты опять во что-нибудь вляпаешься, а отскребать тебя потом мне.»
— Тебя не укачает? Ты ж только что поел.
«Меня не укачивает от паштетов. Меня укачивает только от твоих решений. Бери переноску, или я еду на плече, выбирай.»
Я взял переноску. Спорить с котом было дороже.
Выйти со двора оказалось целым делом. Старых ворот уже не было, так что временную калитку в углу щита мне отпирал сам Яков, поднявшийся на мой шум. Он придержал лист железа, пока я протискивался боком с переноской в руке, и буркнул вполголоса: «Осторожно, Роман Аристархович, тут арматура торчит». Двор за спиной стоял тихий и пустой, залитый новым светом, — техника заглушена, пилы молчат, только тихо горят фонари по верху стены да слепят прожекторы у фонтана.
Женя стоял у машины, задрав голову, и смотрел на всё это с открытым ртом.
— Ого, — сказал он, когда я наконец выбрался. — У тебя тут крепость. Горит, как тюрьма строгого режима. Это что, ты весь забор переделываешь?
— Весь. И ворота, и лес, и свет.
— За один день столько нагнал. — Он присвистнул, оглядывая траншеи, столбы, прожекторы. — Я думал, ты домик прикупил с садиком, а у тебя тут режимный объект. От кого хоть прячешься?
— От всех сразу, — сказал я и сунул переноску с котом на заднее сиденье. — Поехали. По дороге расскажу.
«Крепость, — донеслось из переноски удовлетворённо. — Слышишь, водитель оценил. Хоть кто-то в этой машине разбирается в важном. А это потому что я контролировал. Так бы ничего не получилось. У меня при рождённый талант руководить.»
Мазда шла мягко, тихо. До Серпухова был час с небольшим, и ночью, по пустой трассе, мы шли даже быстрее, фары выхватывали из темноты пустое полотно и чёрную стену леса по обочинам. Первые минут двадцать ехали молча: Женя вёл, я смотрел в темноту за стеклом, и кот в переноске затих, делая вид, что его не укачивает.
— Ничего ты так поспал, следующий год спать не будешь точно, — сказал я, чтобы разбить тишину. — Это сколько же часов выходит.
— Да я сам в шоке. — Женя хмыкнул, не отрывая глаз от дороги. — Я ж после того, как тебя вчера до ворот довёз, домой вернулся на нервах весь. Эти двое суток с тобой — это, Ром, не двое суток, это год жизни. Я как лёг — так и вырубился. Оля утром будит, я мычу, она рукой махнула, на работу ушла. Вечером пришла — я всё лежу. Говорит, потрогала, дышу ли. — Он усмехнулся. — Хорошая она у меня. Другая бы за такое сковородкой избила, что сплю и не работаю, а эта одеялом укрыла.
— Передавай ей привет. И извинись за меня, что я тебя в это втянул.
— Да брось. — Женя отмахнулся. — Я сам напросился, если помнишь. Сказал же тогда: будет чем заняться — звони. Вот ты и звонишь. Правда, я думал, это будет пару раз ревнивых жён покатать, а не от пуль уворачиваться. — Он похлопал по рулю.
Я слушал его трёп и чувствовал, как отпускает то, что весь день стояло под рёбрами. С Женей было просто. Ему не надо было ничего объяснять, он не лез в раны, не строил из себя никого, и рядом с ним я хоть ненадолго переставал быть бароном, родом, целью, и становился просто Ромой, которого везут ночью по пустой трассе.
— Ну, говори свою идею, — сказал он наконец.
— Я съезжаю из офиса совсем.
Женя на секунду оторвался от дороги, глянул на меня.
— Куда? Снимешь что потише, без вывески?
— Хуже. — Я усмехнулся. — К себе. Домой. В поместье.
— В смысле — агентство домой?
— В прямом. Первый этаж там стоит пустой, комнат больше, чем мне нужно для жизни. Сделаю из одной приёмную, из другой кабинет, поставлю сейф, перевезу архив, документы, всё. Клиентов, кому надо, буду принимать там, через пост у ворот, с проверкой. — Я смотрел вперёд, и план укладывался в слова легко, потому что был додуман. — Я не собираюсь запираться и сидеть домохозяйкой, Жень. Работать буду как работал, выезжать буду. Но контора в городе, с вывеской на стене и расписанием, по которому меня может вычислить любой дурак, — это подарок тому, кто за мной ходит. А контора за моими стенами, под моим светом и моими камерами, — это уже я диктую, кто, когда и как ко мне заходит. Так безопаснее. И работать смогу спокойно, не оглядываясь лишний раз через плечо.
Женя обдумал это, кивнул.
— Логично, — сказал он. — Дом ты всё равно в бункер превращаешь, так чего конторе отдельно под пулями стоять. — Он усмехнулся. — Только знаешь, что смешно? Ты так старательно строишь стены, а сам говоришь, что сидеть за ними не будешь. Получается, крепость есть, а гарнизон вечно в разъездах.
— Гарнизон — это кот, — сказал я. — Он за периметром следит.
«Подтверждаю, — лениво вплыло сзади. — И гарнизон требует довольствия. В виде паштета. По прибытии.»
Женя засмеялся — он кота не слышал, но по моему лицу понял, что тот опять что-то выдал.
— Чешир бухтит?
— Бухтит. Про довольствие.
— Узнаю животинку.
Серпухов к полуночи почти вымер. С одной стороны улицы темнел старый кирпичный «бизнес-центр», в котором среди тёмных табличек «Аптека», «Дом быта» и Серёгиной «Ремонтной мастерской» висела и моя, «Детективное агентство КРАЙОНОВ», — здание спало, ни одного освещённого окна. С другой, через дорогу, ещё горел стеклянно-металлический торговый центр, тот самый, что днём отражал в витринах нашу обшарпанную сторону, а сейчас сам светил в темноту всеми этажами и весь был обвешан камерами, которые на днях не помогли ровным счётом ничем.
Я невольно скользнул взглядом по парковке у ТЦ, по тому месту, где меня взяли. Ночью, под редкими фонарями, почти пустая, она выглядела куда честнее, чем днём: голый асфальт, чёрные провалы между редкими машинами, угол, из-за которого вышли тогда. Я отметил это место глазами и заставил себя отвернуться.
Женя припарковался у старого здания, заглушил двигатель.
— Ну что, — сказал он, разминая шею. — С чего начинаем? Я в перевозках профи, между прочим. Один раз всю Олину квартиру за день перетаскал.
— Начнём с того, что внутри. — Я достал ключи. — Бумаги, архив, сейф. Сейф тяжёлый, его вдвоём. Мебель брошу, она копеечная, новую куплю. Главное — документы и то, что в сейфе.
Мы поднялись. Офис встретил меня знакомым чувством: дешевое дерево, бумага, холодный кофе в забытой кружке. Потрёпанный, тесный, с той самой вывеской, на которую в первый день кто-то наклеил объявление про волосы. Я постоял на пороге секунду. Странно было думать, что я отсюда съезжаю. Здесь начиналась эта моя вторая жизнь, со всеми её нелепостями.
Чешир, выпущенный из переноски, прошёлся по подоконнику, спрыгнул на стол, обнюхал кружку с засохшим кофе и брезгливо отвернулся.
«Ну да, это, конечно, не наше поместье. — Он оглядел тесную комнату с видом ревизора, нашедшего недостачу. — Тесно, пыльно, пахнет старой бумагой и твоим унынием. Я всё думал, почему ты такой кислый. Теперь понял: ты в этом склепе сидел. Правильно делаешь, что съезжаешь. Хоть одно разумное решение за неделю.»
— Давай так: я начинаю паковать архив и всё со стола, а ты пока сообрази нам топлива. А то на сухую я не протяну. Коробки есть?
— Да, там несколько коробок из под бумаги пустые в шкафу. Сейчас пойду за кофе. Дай только своё разберу.
Я открыл нижний ящик стола — тот, что запирал на ключ, со своим, личным. Документы рода, копии договоров, записки, несколько ручек.
— Мне как обычно, кофе большой, и чего-нибудь к нему. С мясом, если будут. — Он уже паковал первую коробку. — Иди-иди, я тут разберусь. Не первый раз чужое барахло по ящикам раскладываю.
Я оставил кота инспектировать опустевающие полки и спустился, вышел на пустую улицу и пошёл через дорогу. Чтобы попасть ко входу в торговый центр, надо было пройти краем той самой парковки, и я не стал делать вид, что мне всё равно. Я шёл и работал по сторонам так, как привык в прошлой жизни: глаза, слух, дар разом.
Контур у меня держал живых только в пределах своей земли, здесь, в городе, он молчал, и приходилось полагаться на старое, ручное. Парковка лежала пустая, под жёлтыми пятнами фонарей, машины редкие, тёмные. У того угла, из-за которого тогда вышли, стоял мусорный контейнер и пятно глухой тени за ним, куда свет не доставал.
В этой тени что-то шевельнулось.
Я остановился, не подавая виду, и развернулся вполоборота, готовый. Рука сама ушла ближе к телу. Из-за контейнера выкатился, мягко стукнув лапами об асфальт, рыжий помойный кот, глянул на меня жёлтыми глазами и неторопливо потёк прочь, к подворотне. Просто кот. Я выдохнул и поймал себя на том, что сердце шло ровно, без скачка, тело сработало раньше испуга, как всегда. И всё же я постоял ещё пару секунд, оглядывая парковку до конца, до последнего тёмного провала. Чисто. Никого. Я не любил это место и не собирался притворяться, что полюбил, но и шарахаться от каждой кошки в нём не намеревался. Я отметил все тени, запомнил расклад и пошёл дальше, ко входу.
Э
Через дорогу, в стеклянный, ещё светящийся мир, доживающий последние полчаса до закрытия. В кофейне бариста за стойкой зевала и поглядывала на часы, новая, не та, что была в первый мой день, и меня она не знала. Я взял Жене большой американо и сэндвич с мясом, себе — латте, постоял, глядя через стеклянную стену на свой облезлый «бизнес-центр» на той стороне. Все его окна были черны, кроме одного — моего, на втором этаже, где горел свет и двигалась Женина тень, упаковывая по коробкам всё, чем я тут жил последнее время.
Стаканы грели руки. Я перешёл пустую ночную дорогу обратно, поднялся, толкнул дверь плечом.
Женя стоял посреди офиса, по локоть в бумагах, и уже три коробки были заклеены и подписаны его кривым почерком. Чешир сидел на верхней из них, как на троне, и наблюдал за процессом с видом прораба.
— О, кормилец вернулся, — сказал Женя, разгибаясь. — Ставь сюда. Я тут половину стола уже упаковал, нашёл, кстати, твой блокнот за батареей, ты его, по ходу, месяц искал.
Я поставил стаканы на единственный ещё не разобранный угол стола, протянул ему сэндвич.
Доупаковали мы офис за час с небольшим. Женя оказался и впрямь профи: коробки у него выходили ровные, тугие, подписанные понятным почерком, и к началу второго ночи всё, что я нажил в этих стенах, уместилось в восемь картонных ящиков и старый сейф. Мебель я бросил, они не стоили того, чтобы их везти. Новое куплю.
Таскать начали вниз. Сейф мы спускали вдвоём, с матом и передышками на каждой площадке, и закатили в багажник на одеяле; коробки я носил по две, Женя по три, и узкая лестница старого «бизнес-центра» гудела под ногами на весь спящий квартал. На последнем спуске, у поворота, где облезлая стена выходила к чёрному ходу, дар цапнул меня без спроса.
Чужого тут не было — было моё собственное, оставленное на этих стенах в тот вечер, когда я закрыл своё первое дело в этой жизни. Меня окатило разом: запах мангала с заднего двора, дым, терпкая Серёгина настойка, голоса, смех, и поверх всего — Лёша, перегнувшийся через перила вот этой самой лестницы, машущий мне рукой: «Романыч, ты куда намылился? А ну спускайся, мы тут твоё первое дело отмечаем, без виновника не начнём!» Тепло того вечера, простое, человеческое, какого у меня в той, прошлой жизни почти и не было. Я стоял с коробкой в руках, и оно держало меня секунды три, не отпуская.
— Ром? — окликнул снизу Женя. — Завис?
— Иду.
Я моргнул, согнал наваждение и понёс коробку дальше. И, будто вызванный этой вспышкой, в коридоре первого этажа скрипнула дверь, и из своей конторки, щурясь, выбрался сам Серега.
— О, — сказал он, узнав меня. — Рома? Ты-то что тут ночью делаешь? Напугал меня, аж сердце прихватило, — Он скользнул взглядом по коробке у меня в руках, по Жене с сейфом внизу, и брови у него полезли вверх. — Это чего, ты съезжаешь, что ли?
— Переезжаю, Серег. Совсем.
— Да ладно. — Он расстроился искренне, без притворства. — А жаль. Только привыкли, что напротив свой человек, детектив, не абы кто. Соседа такого ещё поди найди. — Он почесал затылок. — Чего так вдруг-то?
— Дела так складываются. — Я не стал вдаваться. — Так безопаснее. А ты сам чего среди ночи тут бродишь?
— Да дело одно было, поздно освободился, — он махнул рукой куда-то за спину, на свою дверь. — Вернулся в контору, зарядку от телефона забыл, без нее как без рук. Дай, думаю, заберу, раз всё равно мимо. А тут ты с коробками мне навстречу. — Он усмехнулся. — Ну, бывай тогда, сосед. Если что — ты заходи, не пропадай совсем. Всем привет передам, они тебя вспоминать будут.
— Передай. — Я пожал ему руку, поймал даром обычное, тёплое: лёгкую досаду, сонную доброжелательность, ни капли фальши. — Удачи, Серег.
Он закрыл дверь конторы на ключ, поправил куртку и пошел впереди меня, быстрым шагом выходя на улицу, я понёс коробку дальше, по его следам, к выходу. Странно: я ехал сюда, готовый к чему угодно у той парковки, а защемило меня не там, а вот здесь, на лестнице, от мангального дыма прошлого и соседа с забытой зарядкой.
Последним я поднялся, погасил свет, вышел и запер дверь. Постоял секунду с ключом в замке, послушал, как в пустой уже комнате оседает тишина, и пошёл вниз, не оглядываясь. Прощаться я не умею и не люблю. То, что мне дорого из этого места, уже лежало у меня в нагрудном кармане. А то, чего там не уместилось, осталось на этой лестнице, и забрать его с собой было нельзя.
Поехали назад. Трасса лежала пустая, мёртвая, фары выхватывали из темноты только разметку и редкие столбы, и Мазда шла по ней одна на весь мир. Женя вёл молча, устало, кот в переноске наконец перестал притворяться и уснул по-настоящему. Я смотрел в серое стекло и думал о том, что вот прямо сейчас, в багажнике этой машины, едет вся моя вторая жизнь — восемь коробок и сейф, всё, что я успел нажить и узнать с тех пор, как открыл глаза в чужом теле и чужом мире. Раньше она была размазана по городу: офис тут, дом там, я между ними. Теперь я свозил её в одну точку, за один забор, под один свет. Кучнее. Безопаснее. И как-то окончательнее, чем мне хотелось бы под утро.
— Знаешь, что хуже всего? — сказал Женя, не отрывая глаз от дороги. — Что я сейчас тебя довезу, разгружу, и мне ещё час пилить до дома. И Оля меня прибьёт не за то, что я с тобой ночь катался, а за то, что разбужу её под утро.
— Заночуй у меня, — сказал я. — Места хватит. Комнат в доме, хоть каждый час меняй.
— Не. — Он мотнул головой. — Дома лучше. Привычка. Да и Оля без меня не спит толком, хоть и ругается.
Небо на востоке было абсолютно темным, когда фары выхватили мой забор, новый свет по верху стены и тёмный провал на месте ворот, заваренный щитом.
Мазду пришлось оставить у ворот. Загнать её внутрь было некуда — створок нет, проём наглухо зашит, и до завтра, пока не привезут новые, в дом можно было попасть только через временную калитку в углу щита. Я отпер её изнутри тем хитрым шпингалетом, что приладил Прохор, и мы начали таскать.
Восемь коробок и сейф через узкую калитку, боком, — то ещё удовольствие.
Яков снова не спал и ждал меня.
Сейф мы дотащили только до прихожей и там бросили, отдуваясь. Коробки сложили рядом, у стены, неровной стопкой. Женя плюхнулся прямо на верхнюю, вытер лоб рукавом.
— Ну всё, — выдохнул он. — Агентство «Крайонов» официально переехало в загородную резиденцию.
Чешир, выпущенный наконец из переноски, прошёлся по прихожей хозяйской походкой, обнюхал коробки одну за другой, запрыгнул на ту, где сидел Женя, согнал его взглядом и улёгся сверху с видом существа, которое всю ночь работало тяжелее всех.
«Итак. — Он повёл носом над стопкой. — В этих ящиках пахнет старой бумагой, пылью, твоим унынием и — внимание — ни единым граммом паштета. Восемь коробок, и ни одной с едой. Ты перевёз сюда весь свой хлам, но забыл главное. Я разочарован, Рома. Глубоко и принципиально.»
«В коробках работа, — сказал я. — Архив, дела, бумаги. Паштет — отдельной статьёй, утром.»
— Пойдём, покажу, куда это всё пойдёт, — сказал я.
Мы прошли на первый этаж. Я тут, по правде, и сам толком не успел осмотреться, жил наверху, а низ стоял запертый, пустой, в чехлах. Я щёлкал выключателями по дороге, и комнаты выступали из темноты одна за другой: тёмные, нежилые, с мебелью под белыми простынями, похожей в полумраке на спящих зверей.
Странно было идти по собственному дому, как по чужому. Я владел этими стенами по бумаге, носил фамилию, что висела когда-то над этими дверями, а шёл осторожно, как гость, и под ногами поскрипывал рассохшийся паркет, которого до меня годами не касалась нога. В простенке между окон, под съехавшей простынёй, темнел старый портрет — мужчина в старомодном сюртуке, с тяжёлым прямым взглядом и теми же, кажется, скулами, что я каждое утро видел в зеркале. Кто-то из Крайоновых. Я остановился на секунду, посмотрел ему в глаза, он — мне. Знакомиться было поздно, да и не с кем. Я поправил простыню обратно и пошёл дальше.
Чешир, увязавшийся за нами, шёл по тёмному коридору как у себя дома — впрочем, для него весь мир был «у себя дома».
«Низ у тебя приличнее верха, — заметил он, обнюхивая ножку зачехлённого стола. — Просторно, гулко, пылища знатная — я тут разгуляюсь. Только знаешь что? Дом тебя пока не признал. Я чую. Он тебя терпит, как терпят жильца, но за хозяина ещё не держит. Дома, они такие. Им время нужно. И чтоб в них наконец зажили, а не ночевали между передрягами.»
Я не ответил коту, но про себя отметил, что он, как всегда, попал в точку острее, чем мне хотелось бы.
Большая комната справа от прихожей подошла сразу, как только я в неё вошёл. Угловая, в два окна, светлая, с отдельной дверью из коридора — то, что нужно под приёмную. Сюда можно посадить клиента, не пуская его дальше в дом. А вот за ней, через смежную дверь, шла комната поменьше, глухая, без лишних окон, с крепкими стенами — кабинет. Сейф встанет там. Бумаги, архив — там же. Из приёмной в кабинет, из кабинета никуда — закрытый контур, который мне и нужен.
— Здесь, — сказал я, обходя приёмную и трогая зачехлённое кресло. — Приёмная тут, кабинет за стеной. Удобно: клиент сидит здесь, дальше порога не проходит, а всё ценное — за второй дверью, под замком.
Женя стянул простыню с ближайшего кресла, поднял облако пыли, закашлялся.
— Убраться придётся капитально, — сказал он, отмахиваясь. — Тут лет сто не дышали.
— Уберемся. — Я оглядел комнату хозяйским глазом, уже расставляя в ней то, чего пока не было. — Старую мебель всю разнесем по другим комнатам, если она будет в хорошем состоянии. Закажу нормальный стол, кресла для клиентов, шкаф под папки, сейф побольше этого. Полы отмыть, может, перекрасить стены. Свет нормальный сюда поставим. К концу недели, если Яков нажмёт, тут будет контора, а не склеп.
— А вывеску? — Женя ухмыльнулся. — Без вывески какое ж агентство.
— Вывеску повешу. Изнутри, у двери приёмной. Снаружи мне реклама теперь ни к чему.
Мы постояли ещё немного, прикидывая, где что встанет. Странное это было чувство — стоять под утро в пыльной нежилой комнате и видеть в ней будущий кабинет, своё новое место, перенесённое за стены, под свет и камеры. Шаг от человека, который снимает угол в чужом городе, к человеку, который врастает в собственную землю. Мне это нравилось больше, чем я готов был показать.
— Ладно, — сказал Женя, зевая так, что челюсть хрустнула. — Я поехал, а то усну прямо в твоём будущем кресле, и будешь меня вместе с мебелью на выброс выносить. Оля, поди, уже сны видит, как я опять пропал.
— Спасибо, Жень. Серьёзно. Без тебя я бы это до завтра таскал.
— Сочтёмся. — Он хлопнул меня по плечу. — Подумай там насчёт моей идеи. Насовсем.
— Подумаю.
Я пошёл проводить его до ворот.
Серое утро уже подбиралось к настоящему рассвету, свет на столбах горел ещё, но бледнел, делался ненужным. Двор лежал тихий, пустой, выскобленный за день до голой земли в тех местах, где работали бригады. Мы дошли до щита, Женя протиснулся в калитку наружу, к своей Мазде, обернулся уже с той стороны.
— Высплюсь — наберу, — сказал он. — Привезут ворота — зови, помогу принять.
Он сел в машину. Мотор завёлся, фары мазнули по деревьям, и Мазда покатила по аллее к дороге, унося с собой последний шум этой бесконечной ночи. Я постоял у калитки, глядя, как красные огоньки тают в сером воздухе, и контур отметил, как тёплая точка машины выкатилась за периметр и пропала.
Двор стал пуст.
Я остался один посреди него — посреди своей новой крепости, выскобленной светом, обведённой ниткой бледнеющих фонарей. Тихо было так, что я слышал, как где-то на опушке капает с надпиленных веток и как ровно гудит в столбах ток. Дом за спиной — Яков в дальнем крыле, кот на коробке в прихожей. Тимошка в дальнем углу леса, куда не добрались рабочие. Я стоял в кольце огней, которые сам поставил, чтобы по этому двору больше никто не прошёл незамеченным, и впервые за всю ночь почувствовал, до чего я тут один. Светает, подумал я. Пора и мне лечь, хоть на пару часов.
И тут, на самом краю зрения, у дальнего угла дома, там, где свет уже не доставал, что-то качнулось. Тень. Тонкая, вертикальная, человеческая.
Внутри у меня всё подобралось разом, как тогда ночью у окна. Контур молчал — он не показывал у дома ни одной живой точки, кроме Якова где-то в дальнем крыле, кабана и кота в прихожей. Двор по карте живых был пуст. А глаза говорили другое.
Я развернулся к углу, готовый ко всему, и рука сама ушла ближе к телу.
У стены, в неверном предрассветном свете, прижавшись к холодному камню, стояла Ксюша.

Глава 23

— Ксюш? — Я опустил руку, шагнул к ней. — Как ты тут оказалась?
Она вздрогнула на мой голос, будто я её ударил, и тут только контур наконец поймал её — тёплой точкой, которой секунду назад в нём не было. Маг иллюзий. Даже сейчас, в панике, она инстинктивно держала на себе морок, пряталась от всего, что умеет смотреть, и сняла его лишь сейчас. В другое время я бы восхитился её талантом. Сейчас мне стало холодно.
Потому что вблизи я разглядел её лицо.
Бледная, губы дрожат, глаза огромные, чёрные от расширенных зрачков, и в них плещется чистый, незамутнённый ужас. Волосы растрёпаны, на пальто грязь, будто она шла сюда лесом, не разбирая дороги. Она смотрела на меня и сквозь меня одновременно.
— Рома. — Голос сорвался. — Рома, они тебя убьют. Слышишь? Убьют. Я должна была, я не могла не прийти, они уже все обсудили, они задумали это давно, я тебя все еще люблю, хоть ты и бросил меня одну… ты должен бежать, прятаться, спасаться, стены и камеры не помогут тебе как в тот раз. Твоя судьба уже решена. Ты мешаешь им просто потому что жив.
Её затрясло. Я подошёл, взял её за плечи — холодные, каменные от напряжения.
— Тихо. Тихо, я здесь. Дыши. — Я притянул её к себе, обнял, и она вцепилась в мою куртку обеими руками, мелко, судорожно, как цепляются за край, когда срываются. От неё шла дрожь, зубы стучали. — Я никуда не денусь. Рассказывай медленно. Кто меня убьёт? Не бойся, все хорошо.
Странно было держать её вот так. Недавно эта девушка стояла передо мной и говорила, что увольняется, — обиженная, что я не уговариваю, не держу, не показываю, что её уход меня задевает. Тогда между нами было полметра воздуха и хлопнувшая дверь. А сейчас она вжималась в меня всем телом, и от той колкой, собранной Ксюши не осталось ничего, кроме духов, тех же самых, что когда-то висели в офисе после её ухода. Что бы там ни было между нами недосказано, сейчас это не имело значения. Передо мной был человек, которому плохо, и который пришёл ко мне, предупредить об опасности.
И вот тут, держа её в руках, я понял, что что-то не так.
Дрожь была неправильная. Не та, что от страха или холода. Слишком отмеренная, слишком глубокая, идущая откуда-то из самого нутра, и кожа под моими ладонями была не просто холодной — влажной, липкой, с тем особым нездоровым жаром, что пробивается изнутри сквозь холод. Сердце у неё под рёбрами колотилось так, что я чувствовал его через два слоя ткани, частило загнанно, неровно.
«От неё пахнет, — вплыло снизу резко, без обычной лени; Чешир возник у моих ног, шерсть на загривке стояла дыбом. — Пахнет дрянью, Рома. Не страхом. Не духами. Чем-то чужим, едким, под кожей. У нее что-то внутри. Подмешали, влили, сама съела, не знаю как, но это в ней, и это плохо. Очень плохо пахнет. Я такого ещё не нюхал.»
Я отстранил её на длину рук, заглянул в лицо, и теперь смотрел уже не как человек, обнимающий другого человека, а как тот, кого учили читать тела на допросах и в подворотнях. Я перебирал признаки один за другим, складывая их в картину, и картина выходила нехорошая. Зрачки во всю радужку, не реагируют на свет фонарей — раз. Кожа холодная и мокрая, испарина на лбу и над губой, при том что её бьёт жаром изнутри — два. Пульс на шее частит, рваный, под полтораста, я видел, как бьётся жилка, — три. Челюсть подрагивает, её то и дело сводит, она этого не замечает — четыре. И речь: обрывки, по кругу, без связи, с одной заклинившей идеей, от которой её не оторвать, — пять. Я перебирал, чем это могло быть, и ни один ответ мне не нравился. Похоже на отравление чем-то, что бьёт по голове, а не по желудку. Её колотило, и она не замечала ни холода, ни того, что вцепилась в меня мёртвой хваткой.
— Ксюша. Посмотри на меня. Кто хочет меня убить?
— Они. — Она мотнула головой, волосы хлестнули по лицу. — Они, Рома! Их много! От них не убежать, их не победить. Только спрятаться! Я прячусь от них и так смогла уйти.
— Демид? — Я держал её взгляд, не отпускал. — Это Демид?
— Нет. — Быстро, испуганно. — Нет, не он, ты не понимаешь…
— Кто тогда? Мать твоя? Тот кто над ней?
— Нет! Нет, нет! — Голос взлетел, на грани крика. — Не они! Они, Рома, они, они везде, они слышат, они уже идут, они… повсюду. Каждый, каждый кого ты знаешь хочет тебя убить! Абсолютно все! Нет ни одного, кто не знает, что ты скоро умрешь. Им всем сказали! Они все были там, вместе со мной и все согласились! Они просто должны подстроить так, что это ты сам! Чтобы для империи ты сделал все своими руками! Чтобы любой, кто когда-то захочет раскрыть твою смерть не вышел бы на них! Они так сделали с твоим отцом! Они враги! Ты спишь с врагом, ездишь на машине с врагом, враг подает тебе кофе, враг звонит тебе по телефону. Они все замешаны Рома! Только не я, я тебя люблю по-настоящему! Я не буду больше молчать, я хочу чтобы ты был жив, даже если не со мной рядом!
А потом, посреди этого мутного потока, в котором не за что было зацепиться, мелькнуло вдруг чёткое. Она перестала мотать головой, уставилась в одну точку поверх моего плеча и сказала тихо, раздельно, совсем другим голосом — ясным, ледяным, будто на секунду из неё проступил кто-то трезвый:
— Бойся каждого из них. Любой может убить тебя. Это сделает тот, кому отдадут приказ. Все люди, которые вокруг тебя на случайны. Начиная от меня и Элизабет, заканчивая твоим дворецким. Мы все подсадные. Мы разобрались с твоим отцом, и сейчас твоя очередь. Но я не могу этого сделать. Это заговор, чтобы никто чужой не узнал. Дело закроют, а тебя просто похоронят, и у меня останется лишь клочок земли.
И снова сорвалась в бессвязное «они, они». Но эту фразу она повторила ещё дважды, пока я её держал, — слово в слово, с той же интонацией, как заученную, как вбитую.
Со стороны всё это звучало как бред. Как речь человека, у которого внутри сорвало все предохранители разом. «Они». Безымянные, вездесущие, идущие отовсюду. Я слишком много раз в прошлой жизни видел людей в таком состоянии, чтобы обманываться: почти всё, что она говорила, не имело отношения к фактам. Она была не в себе. По-настоящему не в себе. Вот только та одна фраза не давала мне списать всё подчистую.
И это, по-хорошему, пугало сильнее любой конкретной угрозы. Потому что Ксюша, которую я знал, была холодная, расчётливая, аккуратная до зануды. Она не паниковала. Она составляла списки. А эту, трясущуюся, с чёрными провалами вместо глаз, кто-то сломал — и сломал химией, не словами.
— Хорошо, — сказал я твердо, тем голосом, которым говорят с тем, кого нельзя спугнуть. — Я понял. Они. Пойдём в дом, там они тебя не достанут. У меня стены, свет, охрана. Пойдём, Ксюш.
Я потянул её к крыльцу. И она рванулась.
— Нет! — Она вырвала плечо, отшатнулась, замахала руками, отбиваясь от меня, от воздуха, от того, что видела вокруг и чего не было. — Не туда, нельзя, там тоже они, везде они, отпусти, ты не понимаешь, ОТПУСТИ! Твой дворецкий не должен знать, что я приходила, он донесет им!
Она была слабее меня вдвое, но в панике в человеке просыпается дурная, рваная сила, и удержать её, не сломав, не причинив боли, было непросто. Она билась, царапалась, и обычным захватом тут было не обойтись.
Тогда я сделал то, чего не должен был делать. Открыл в себе тот канал, что остался после арены, тот самый, которым я тогда выплеснул ее во врага и смог выжить. Только сейчас я развернул его наоборот. Не паникой, а её противоположностью: тяжёлой волной своей энергии, плотной, как вода на глубине, и толкнул это в неё — придавливая, гася, как накрывают ладонью пламя.
Это было мерзко. Я почувствовал, как моё захлёстывает её, как чужая воля проминается под моей, теряет форму, сдаётся, и в этом было что-то от насилия, пусть я и спасал её этим насилием. Воля в волю, и моя тяжелее — вот и вся честность момента. После арены я зарекался не лезть этим в людей, а сейчас лез, потому что иначе она расшиблась бы у меня на руках. Внутри потянуло знакомой усталостью, той, что приходит, когда канал открыт, будто из меня вытекает что-то, чего не нальёшь обратно стаканом воды.
Её сопротивление подломилось. Руки опустились. Дыхание сбилось и пошло глубже. Она перестала вырываться, обвисла у меня на руках, глядя теперь снизу вверх мутно, послушно, как смотрит ребёнок, которого взял на руки взрослый и сказал, что всё закончилось. И от этой её покорности мне стало ещё противнее, чем от её сопротивления.
— Вот так, — выдохнул я. — Вот так. Идём.
Из-за угла дома, со стороны дальнего крыла, уже спешил Яков — в накинутом поверх рубашки теплом пиджаке, собранный, несмотря на час; шум во дворе поднял его, и он успел увидеть через камеры достаточно, чтобы не тратить время на вопросы.
— Помогите, — сказал я. — Под другую руку. Только осторожно, она не в себе.
Яков молча подхватил её с другой стороны. Мы повели её через двор — медленно, она почти не держала ног, и весь её вес лёг на нас двоих. Я вёл её и одновременно держал силой, и это было как нести воду в пригоршне: чуть ослабь хватку воли, и она снова забьётся. Под ногами хрустел песок свежих дорожек, мимо проплывали столбы с фонарями, тот самый угол у фонтана, залитый белым светом, в котором сейчас не было ничего, кроме нас троих. Над нами молчал светлеющий двор моей новой крепости, которую я строил, чтобы не пускать сюда чужую беду, а беда вошла в первую же ночь, сама, на дрожащих ногах, и я нёс её в дом своими руками.
Через плечо Ксюши я встретился взглядом с Яковом. Он не сказал ничего, но я прочёл по его лицу всё, что он думал, и думал он примерно то же, что и я: добром это не кончится. Он только коротко кивнул — мол, держу, веди, — и мы понесли её дальше, к крыльцу, через калитку в щите, в дом. Она шла между нами, едва переставляя ноги, бормоча что-то уже неразборчивое, обмякшая под моей силой, которую я держал ровно, не отпуская, всю дорогу до дверей.
Мы устроили её в одной из комнат первого этажа — той, которую Яков уже успел вычистить и вымыть. Уложили. Я снял с неё грязное пальто — подол был мокрый и в репьях, по нему читалось, что шла она и правда лесом, продираясь напрямую, и Яков принёс плед и подложил ей под голову свёрнутое полотенце. Действовал он спокойно, как человек, повидавший на своём веку и не такое, и от его размеренности в комнате становилось чуть меньше паники. Она лежала, глядя в потолок, и губы у неё шевелились, повторяя одно и то же беззвучное «они».
Чешир бесшумно вошёл следом, запрыгнул на спинку стула у изголовья и сел там, прямой, напряжённый, не сводя с неё жёлтых глаз. Он не отпускал ни единой своей обычной колкости. Просто сидел и нюхал воздух, поводя носом, и хвост у него ходил из стороны в сторону медленно, тревожно.
— Сейчас, — сказал Яков и вышел, а через минуту вернулся с водой и каким-то порошком в бумажном пакетике. Размешал в стакане, взболтал. — Сорбент. Хороший, аптечный, у меня всегда в запасе. Если ей что-то дали, он часть свяжет и выведет. Хуже не сделает в любом случае, а лучше — может.
Я приподнял ей голову, поднёс стакан к губам. Она пила послушно, глотая мутную взвесь, как под моей волей делала теперь всё, что велели, и от этой послушности у меня всякий раз сжимало внутри.
«Пахнет чуть слабее, — подал наконец голос кот, не отрываясь от своего поста. — Самую малость. То ли твоя водичка с порошком работает, то ли само выгорает. Но дрянь в ней ещё сидит, глубоко. Я посторожу. От двери не уйду.»
Я смотрел на неё и пытался понять, с чем мы имеем дело. От неё не пахло спиртным — это было первое, что я проверил. Не пьяная. Зрачки, дрожь, потливость, паранойя, эта сорванная речь — я перебирал в голове, чем это могло быть, и ни один вариант мне не нравился. Я надеялся, очень надеялся, что это что-то растительное, дурман, грибы, что-нибудь, что само выйдет к утру и отпустит. А не химия. Не та точная, лабораторная химия, которой ломают человека наверняка и от которой сорбент с водой — что мёртвому припарка. Кот сказал: чужое, едкое, под кожей. Кот не ошибался в таком ни разу.
Сорбент ли подействовал, моя ли сила, или просто организм её выгорел дотла, но минут через десять дрожь начала стихать. Зрачки оставались чёрными, но веки тяжелели. Бормотание стало тише, реже. Я сидел рядом, держал её за руку, и она цеплялась за мои пальцы всё слабее, пока хватка не разжалась совсем.
— Они, — выдохнула она последний раз, уже засыпая. — Рома… не верь… никому… не засыпай…
И провалилась, в то тяжёлое забытьё, в которое падают, когда тело наконец сдаётся. Дыхание выровнялось. Я укрыл её пледом до подбородка.
Её пальто так и лежало комом на полу, куда я его бросил. Я поднял его, и пальцы сами потянулись считать — привычка, от которой я давно не отбивался. С мокрой, перепачканной ткани потянуло отголосками, свежими, наслоёнными друг на друга, как всегда бывает с одеждой, которую носят каждый день. Большую часть я отмёл сразу — её собственное, бытовое, недельной давности. А под этим, ближе к вороту и плечам, лежало другое, чужое и недавнее, и от него у меня замерло.
Холод и резкий свет, бьющий в глаза, голый, без теней. Какая то жидкость в стакане — короткая вспышка и следом провал, расплывание, потеря себя. И поверх всего — ужас, не её привычная колкая тревога, а животный, чужеродный, будто влитый в неё вместе с тем, что вошло в нее. Дальше шла каша, обрывки, в которых не за что было зацепиться, кроме одного бледного пятна на месте человеческого лица. Серое. Без черт. Я тянулся к нему даром, и оно ускользало, как ускользала тень во дворе из-под моего контура.
Я положил пальто на стул. Картина была неполная, рваная.
Я вышел в коридор, прикрыл за собой дверь и достал телефон.
Большой палец сам собой нашёл нужный контакт. Демид. Позвонить, спросить в лоб, что он сделал с человеком, которого увёл у меня неделю назад. Во что он её втянул, раз она пришла ко мне через лес, под утро, испуганная до белых глаз и трясущаяся от выдуманного ужаса. Палец завис над вызовом.
И я остановил себя.
Позвони я сейчас — и я первым делом выдам ему, что Ксюша здесь. У меня. За моими новыми стенами. А я не знал главного: знает ли Демид, что она сбежала, или нет. Если не знает — я сам приведу его к ней, своими руками. Если знает — тем более незачем подтверждать, где её искать.
Хотя, если трезво, выбор был между двумя плохими правдами. Либо за ней уже следят, и моё новое освещение с камерами она сейчас обходит так же легко, как обошла контур, — и тогда Демид и без звонка знает, что она у меня. Либо он просто наигрался своей новой игрушкой, выжал и выбросил, и ему всё равно, куда она поползла умирать. И я не знал, какая из этих правд хуже.
Я убрал телефон в карман.
Звонок подождёт. Сейчас были дела поважнее и попроще. Я вернулся в комнату, тихо приоткрыв дверь. Ксюша спала, дышала ровно, Чешир по-прежнему сидел на спинке стула чёрным часовым. Я постоял, глядя на неё, и в голове уже выстраивался порядок действий — привычный, успокаивающий своей конкретностью. Якова — поднять окончательно и посадить дежурить у двери до моего возвращения, утром на свежую голову решу, звать ли врача, которому можно доверять, и есть ли вообще такой. Периметр — обойти лично, прямо сейчас, пока не рассвело до конца. Потому что один вопрос грыз меня сильнее прочих.
Как она вообще сюда попала.
Стройка перекопала северную опушку, лес там проредили на голую полосу, кругом траншеи, щиты, заваренные ворота. Трезвый человек средь бела дня прошёл бы этой дорогой с трудом. А она прошла — ночью, в таком состоянии, с пустыми чёрными глазами, не разбирая пути, в репьях по подол. Либо ей очень повезло, либо её вело что-то сильнее везения, либо — и эта мысль мне нравилась меньше всех — её сюда привели. Довели до моей стены и отпустили, чтобы она вошла сама. Маг иллюзий, которого не видит мой контур, на пороге крепости, которую я строю именно затем, чтобы видеть всё. Слишком удобно ложилось одно к одному. Но, если меня действительно хотели убить, и, предположим, это хотел каждый, кого я знал, то, получается, тот кто помог ей сюда дойти был моим тайным защитником?
Я не знал ответа. Но знал, что усну сегодня нескоро.
Я позвал Якова, велев не отходить и звать меня, если она шевельнётся или если что-то покажется не так. Он сел, положив рядом телефон и, я заметил, старый, но рабочий охотничий нож, в чехле, в одном из карманов. В этот раз я задержался на этой детали чуть больше обычного. Я начинаю бредить. Отогнал эти мысли в сторону. Ксюша не в себе, её слова неправда. Чешир остался при нём, на спинке стула. Двое часовых, кошачий нос и человеческая выдержка, — лучшей охраны у меня сейчас не было.
Я поднялся наверх. Мое сознание было опустошено последними часами. Каждый день я проживал на износ, и это давало о себе знать.
Мне нужно лечь. Я на всякий случай посмотрел на ключ в двери.
Нет, я не буду закрываться в собственном доме из-за паникующей Ксюши.
Если что-то произойдет, я должен быть в зоне досягаемости, а не прятаться за дверьми.
Я рухнул на кровать и сразу отключился.
Мне снилась Ксюша.

Глава 24

Проснулся я тяжело. Сон расплылся, едва я открыл глаза, оставив только обрывки и мутный осадок тревоги: будто Ксюша стоит у стены, как стояла ночью, и я иду к ней через двор, а она всё не приближается, сколько ни иди, и лицо у неё то её, чужое, серое, без черт. Я тянусь рассмотреть — и просыпаюсь. Дрянной сон. Из тех, что не пугают по-настоящему, а оставляют после себя налёт, который не смывается кофе.
Тело отчиталось привычным списком: ныло всё, что ныло вчера, и сверху добавилась та особая ватная усталость, что копится, когда живёшь на износ, не давая себе передышки. Я считал последние дни и сбивался. Слишком много всего даже по моим меркам, а мерки у меня в прошлой жизни были не сахар.
Я полежал минуту, слушая дом. А дом не спал. Внизу, под полом, он гудел стройкой с самого утра: визжала пила, где-то мерно били по металлу, чьи-то голоса перекрикивались на опушке. Тишины спальни хватило ровно на то, чтобы понять, до чего её мало. Я поднялся.
Умылся, быстро пошел в душ, переоделся и спустился вниз. На все у меня ушло от силы минут десять. Я торопился.
Зашел в комнату на первом этаже. Ксюша лежала на кушетке всё так же, на спине, дышала глубоко, лицо у неё было спокойнее, чем ночью, — забытьё перешло во что-то похожее на сон. Яков сидел рядом на стуле, прямой, с тем же лицом, что и шесть часов назад, словно и не вставал.
— Я давал ей сорбент ещё трижды за ночь, как вы и говорили, — сказал он тихо. — По схеме. Пьёт во сне, не просыпаясь. Жара нет, дыхание ровное. Думаю, худшее позади.
«Запаха меньше, — лениво подтвердил Чешир с подоконника, не поднимая головы. — Заметно меньше. Та дрянь из неё выходит, твой старик молодец, отпаивал всю ночь как наседка. Ещё к обеду, глядишь, будет годна для допроса. Хотя я бы на твоём месте не торопился её будить. Спящая она хотя бы не вопит про „они“. А вопящая магичка с утра пораньше — это, Рома, не то, ради чего стоит просыпаться. Кстати, меня еще не кормили, жилет не отходит со своего поста. Даже в туалет не ходил! Прикажи, чтоб меня покормили! В двойном объеме! Я тут и за кота, и за няньку, и за сторожа! Мы так не договаривались! Я приличное животное и несправедливость не поддерживаю! Так что не два, а три паштета, за каждую роль, которую я сегодня отпахал. Ты хоть знаешь, как тяжело мне было? Я кот, а не робот!»
— Иди спать, ночной сторож, — сказал я ему. — Отдежурил.
«Вот это первая разумная мысль за сутки. Принимается. Так, а паштет где? А ладно, потом дашь просто побольше. Кровать! Кровать! Кровааать!»
Он перетёк с подоконника и исчез за дверью.
— Спасибо, Яков, думаю, её уже можно оставить одну.
Он кивнул и поднялся, направляясь на кухню.
— Я как раз хотел проверить, как продвигается наш ремонт, но без вашего разрешения не хотел оставлять свой пост.
Я вышел на террасу. Утро было серое, прохладное, с той ранней сыростью, что оседает на перилах и не спешит уходить. Двор передо мной кипел работой: у ворот доваривали проём под новые створки, рассыпая голубые искры, на северной опушке трактор с надсадным рёвом оттаскивал спиленное, по стене ползали электрики, дотягивая то, что не успели вчера. Где-то перекликались, где-то ругались, где-то роняли железо. Моя крепость росла прямо на глазах, обрастала стенами, проводами, светом, и от этого, против всякой логики, делалось спокойнее — словно каждый забитый штырь и каждый метр кабеля отгораживал меня от вчерашнего.
Яков вынес мне кофе, поставил на перила, рядом — тарелку с горячими, исходящими паром бутербродами.
— Простите, Роман Аристархович, я не успел приготовить более сложный завтрак.
— Все в порядке, Яков, я итак сильно вас загрузил.
— Я только рад быть вам полезным. Столько лет отдыха и простоя, так что сейчас я готов работать и помогать не только сколько вам потребуется, но и сверх меры.
Он опустил голову и тихо ушел.
Я обхватил кружку ладонями, грея пальцы о горячий бок, отхлебнул. Кофе был крепкий, чёрный, такой, как я люблю, и Яков это уже знал, не спрашивая. Тепло пошло вниз, по горлу, и муть в голове начала понемногу оседать, как оседает взбаламученная вода, если дать ей постоять.
Контур я держал фоном, не вслушиваясь, и он сам подсунул мне знакомую тяжёлую кляксу далеко за домом, у задней ограды. Тимошка. Старый кабан, доставшийся мне вместе с поместьем, как и портреты в чехлах, бродил там в зарослях, и недовольство его я чувствовал даже отсюда: вся эта пила, весь этот лязг и чужие люди распугали ему привычную тишину, и он забился в дальний угол своих владений, ворча на весь свет по-кабаньи, переваливаясь от куста к кусту. Я его понимал, как никого. Мне самому хотелось туда же — в дальний угол, в заросли, подальше от шума, который сам же и затеял.
Телефон зазвонил, разорвав утро. Женя.
— Ну как ты там, живой после вчерашнего? — начал он бодро. — Я выспался, голова на месте, готов к подвигам. Заехать?
— Заезжай. — Я отхлебнул кофе. — Тут такое дело, Жень. У меня ночью гостья объявилась. Ксюша.
— Какая Ксюша? — Пауза. — Наша Ксюша? Которая к Демиду ушла?
— Она. Я её встретил сразу, как ты уехал, через лес, она была не в себе. Несла бред, что меня хотят убить. Сейчас отсыпается у меня на первом этаже.
— Так. — Голос у Жени мгновенно сменился, вся бодрость слетела. — Я выезжаю. Сейчас, только штаны натяну. Никуда без меня не лезь, понял? Сорок минут.
Он бросил трубку, не дожидаясь ответа.
Я остался на террасе с кофе, и взгляд мой бродил по двору, по стенам, по строящейся крепости, и постепенно сполз туда, куда я его всё утро не пускал.
Катя.
Она не позвонила. Уехала вчера на рассвете, на три-четыре дня, сонно поцеловав меня на прощание, и за весь день — ни слова, ни строчки. Вчера я и сам был хорош: Света, стройка, потом Женя, офис, Ксюша — на меня свалилось столько, что я ни разу не вспомнил набрать её первым. Уговаривал себя, что не хочу дёргать, не хочу нервировать своими бедами, у неё там своё — отец, сватовство, выставка, чужой город, лица, перед которыми надо держаться. Пусть отдохнёт от меня и моих неприятностей хоть несколько дней.
Так я себе говорил. А молчание её всё равно начинало тихо царапать где-то под рёбрами, в том месте, которое не слушает доводов.
Я повертел телефон в руке. Утро — она может ещё спит, если вчерашний день закончился поздно. Разбужу, напугаю звонком, она решит, что что-то стряслось. С другой стороны, мы же договорились: всегда знать, как достать друг друга. Она своё условие выполнила, записку с телефонами оставила. Я поколебался ещё секунду и решил рискнуть. Если спит — извинюсь, делов-то.
Нажал вызов, поднёс к уху.
Гудки. Один. Второй. Третий. Длинные, ровные, в пустоту. До конца — и сухой щелчок сброса на автоответчик, её голос, записанный, чужой: «Оставьте сообщение».
Я отнял телефон от уха, посмотрел на экран, на её имя. Спит, наверное. Может вчера набегалась, отключила звук. Спит. Всё нормально.
Я сказал себе это дважды, чтобы поверить, и убрал телефон в карман.
Женя домчал даже быстрее обещанного — минут через тридцать Мазда уже урчала у ворот, и он протискивался в калитку щита, чертыхаясь на торчащую арматуру.
— Ну и порядки у тебя, — буркнул он, выбравшись. — В собственный дом боком лезешь, как контрабандист. Ворота-то когда?
— Обещали сегодня привезти.
— Давно пора. — Он огляделся, присвистнул на разросшуюся за утро стройку. — Слушай, а у тебя тут с каждым разом всё серьёзнее. Я скоро пропуск спрашивать буду на входе.
Я усмехнулся и провёл его в комнату на первом этаже. Ксюша спала. Женя замер в дверях, разглядывая её — растрёпанную, бледную, с тенями под глазами, и присвистнул, теперь уже тихо, без всякого веселья.
— М-да. — Он покачал головой. — Узнать сложно. Я её помню фифой такой, нос кверху. А тут… — Он осёкся. — Здорово с ней поработали. Это чем надо человека загипнозить, чтоб он вот так. — Он повернулся ко мне, и лицо у него стало серьёзным, тем редким серьёзным, какое у Жени появлялось, когда шутки кончались. — Вот что. Я остаюсь. Олю уже предупредил, сказал — дело у тебя срочное, заночую если что. Она поворчала, но отпустила, привыкла уже. Не правильно тебе тут с ней вдвоём сидеть. Мало ли. Очнётся — опять биться начнёт, или, того хуже, за ней кто пойдет по её следу. Вдвоём оно надёжнее, а втроём с Яковом — еще лучше.
Я не стал спорить. Вдвоём и правда надёжнее, а Жене я доверял спину, как мало кому в обеих своих жизнях.
— Спасибо, — сказал я. — Идём наверх. Здесь Яков покараулит. Надо подумать на трезвую голову, пока она спит.
В кабинете отца было пока все чужое и, одновременно, мое. Мы сели, и я выложил Жене всё: как она появилась, как контур её не видел, про то, что она говорила, как выглядела.
— И вот чего я понять не могу, — сказал я. — Бред это всё или нет. С одной стороны — она не в себе, мелет невесть что, любой жандарм такое к делу не пришьёт и будет прав. Человек видит чертей в углах, это не показания, это гипноз или пойло скажет. С другой… — Я помолчал. — Вокруг меня происходит слишком большая концентрация неприятностей, не смотря на то, что я детектив. Это неприятности не связанные с моими делами, они мои личные. В этом то и проблема.
— Может, она и правда предупредить хотела, — сказал Женя, хмурясь. — Вдруг она у Демида что-то услышала, увидела, испугалась за тебя и рванула. — Он пожал плечами. — Женщины. Когда им что-то надо, их никто не остановит.
— Может. — Я тянул контуром вниз, сквозь пол, к комнате на первом этаже, проверяя её, как проверяют, на месте ли спящий ребёнок. — Вот. Чувствую её. Точка, тёплая, ровная, спит, никуда не делась. — Я держал. И вдруг похолодел. — Стой. Нет её.
— Чего нет? — Женя привстал.
— Пропала. Точка. Только что была — и нет. — Я сжал виски пальцами, тянулся вниз сильнее, до звона. Пусто. Якова чувствую — сухая собранная искра во дворе, рядом с рабочими. Тимошку за оградой чувствую. А её — нет. — Нет, Жень. Будто и не было там никого.
— Так это… — Женя побледнел. — Сбежала? Умерла?
— Нет. — И в ту же секунду точка вынырнула обратно, спокойная, четкая, на прежнем месте, словно и не пропадала. Я выдохнул. — Вот опять есть. Спит, как спала. — Я потёр лоб, и от этого мерцания мне делалось не по себе сильнее, чем от любого бреда. — Мерцает… То есть, то нет. То вижу — то проваливается.
— И чего это значит?
— Как одел кольцо, так сразу начал ощущать всех живых на территории. Чувствую контур, входы, выходы, людей.
— О, я так не умею, — восхитился Женя.
— Она маг иллюзий. — Я говорил медленно, складывая это для себя самого. — Прятать себя от чужого глаза — её дар. Ночью у стены я её не видел контуром, пока она меня не узнала и сама не открылась. Сейчас, похоже, то же: тело спит, а дар работает само по себе, без её воли. То накроет её мороком — и она пропадает с карты. То отпустит — и она снова есть. Инстинкт. Как человек во сне ворочается, не просыпаясь, так она во сне исчезает и появляется.
Женя поёжился.
— Жуть какая, честное слово. Спит и через раз исчезает с радаров. Я бы рядом с такой не уснул ни в жизни. — Он помолчал. — А если она не во сне это делает, Ром? А специально?
Я хотел ответить. Хороший был вопрос, правильный, и ответить на него я не успел.
В кабинет влетел Чешир.
Влетел по-настоящему — не вошёл, не возник, а ворвался чёрной молнией, шерсть дыбом, хвост трубой, и заорал в голове так, что я поморщился:
«Проспали! Просмотрели! Чем занимались, пока я спал⁈ Уходит! Рома, она уходит! Я её чую — она движется, она не в комнате! Она идёт к выходу, прямо сейчас, шевелись, кому говорю!»
Я был на ногах раньше, чем он договорил.
Мы сбежали по лестнице вдвоём, Женя за мной. Дверь в комнату на первом этаже была прикрыта. Я толкнул её.
Пусто.
Плед откинут, кушетка примята, на ней — никого. Грязное пальто, которое я вчера повесил на стул, исчезло вместе с хозяйкой. Окно закрыто изнутри. Комната пуста.
— Камеры, — бросил я Жене. — Бегом. Тут слишком много мест, куда она могла направиться, и слишком много людей.
Новые вчерашние свели в маленькой комнатке под лестницей — там на скорую руку поставили монитор, который вчера наладили те двое неприметных. Картинка делилась на квадраты: углы двора, ворота, оба входа в дом, опушка. Я плюхнулся в кресло, отлистал запись назад и пустил быстрый просмотр.
— Вот, — Женя ткнул пальцем через моё плечо. — Смотри. Из дома выходил только Яков. Ксюши нет. Ни в дверь, ни в окно, ни в черный выход она не уходила.
Он был прав. По всем квадратам, по всем дверям вышел один-единственный человек — Яков, в своём неизменном пиджаке, своей размеренной походкой. Ксюша не выходила. Никак. Нигде.
— Значит, она в доме, — сказал я. — Затаилась. Спряталась где-то, пока мы наверху сидели.
«Нет её в доме!»
Чешир сидел на пороге каморки, нюхал воздух короткими резкими втягиваниями, и хвост у него ходил нервно из стороны в сторону.
«Я не чую её внутри, Рома! Совсем! Запах есть — старый, стоячий, в той комнате, где она лежала, ещё держится. А самой — нет. След не водит по дому, след обрывается. Ушла она! Я голову даю на отсечение. Точнее, твою голову, мою я берегу для паштетов. Беги за ней!»
Я молчал. Камеры показывали одно, Чешир говорил другое.
— Проверим дом, — сказал я. — Быстро.
Мы прошли дом — быстро, но как надо. Первый этаж, комната за комнатой, под чехлами и без; кладовые, кухня, тёмные нежилые залы, где наши шаги отдавались гулко. Поднялись на второй. Спустились в подвал, проверили все каморки и комнаты. Проверили башни, чердак, все коридоры и кладовые. Везде, где могла укрыться девушка, я смотрел сам и сверялся с котом. Чешир тёк впереди, нюхал каждый угол и всякий раз ронял коротко: не здесь, не здесь, нигде.
Ксюши в доме не было.
— Чёрт. — Женя вытер лоб, когда мы снова ввалились в каморку под лестницей. — Значит, всё-таки окно. Или подвал твой куда-то выходит, ход какой-нибудь.
— Нет. — Я уже снова сидел перед монитором и снова листал запись, теперь медленно, кадр за кадром. — Окно закрыто изнутри, подвал глухой.
Я отлистал к началу получаса. Промотал. Остановил.
— Черт! Я понял! Вот. Без четверти. От дома к воротам идёт Яков. Походка его, пиджак его, всё его. — Я ткнул в экран. — Запоминай время.
Промотал дальше. Остановил снова.
— А вот. Через двенадцать минут. От дома к воротам снова идёт Яков. Тот же пиджак, та же походка. Время — три минуты назад.
Женя смотрел, ничего пока не понимая.
— Ну Яков и Яков. Туда-сюда ходит дед, дело хозяйское, стройка же, может, ходил за чем-то.
— В том и штука, что не туда-сюда. — Я отмотал ещё раз, медленно, заставляя его смотреть. — Первый раз Яков выходит из дома. Выходит. Второй раз — снова выходит. А обратно? Где Яков заходит в дом, чтобы выйти из него второй раз?
Женя уставился на экран. Я видел, как он листает в голове, как шевелятся губы, считая.
— Так. Вышел. Потом опять вышел. А не заходил… Два выхода. И ни одного входа!
— За полчаса из дома дважды вышел Яков и ни разу в него не вернулся. Один человек так не может. А двух Яковов у меня нет.
Мы вылетели во двор.
Яков был там — настоящий, живой, у ворот, выговаривал что-то бригадиру, тыча пальцем в недоваренный проём, и при виде нас, бегущих, осёкся на полуслове.
— Роман Аристархович? Что-то с дев…
— Чешир, — перебил я, не до вежливости. — Это он? Настоящий?
Кот, выскочивший следом чёрной молнией, обошёл Якова по дуге, обнюхал воздух вокруг него на расстоянии.
«Этот настоящий. Пахнет старым деревом, валерьянкой, нафталином и фирменным занудством, которое ни с чем не спутаешь. Сто процентов твой дед, до последнего волоска. Можешь обниматься, если приспичило.»
— Настоящий, — выдохнул я.
Камеры обманывали. Контур мерцал и врал. А кошачий нос не соврал ни разу.
— Яков. — Я повернулся к нему. — Я потом вам все объясню.
«Чешир, веди».
Кот уже подбегал к воротам.
Мы выбежали за периметр. Чешир подбежал к месту слева от жениной Мазды.
«Она сюда села и уехала, тут стояла машина! Нам что, надо за ней ехать? Я же голодный!»
Уехала. В чужой машине, в чужом лице, средь бела дня, мимо ворот, мимо камер, которые я поставил именно затем, чтобы такое стало невозможно.
— В машину!
— А куда ехать-то⁈ — Женя уже бежал сзади, на ходу выуживая ключи.
— Кот знает куда.
«Кот знает, — Чешир обернулся, и глаза у него горели тем жёлтым охотничьим азартом, какого я давно в нём не видел. — За мной, бестолочи двуногие. Я её чую. Запах свежий, на колёсах, тянется по дороге — но это ненадолго, его рвёт ветром и глушит соляркой от вашей же стройки. Так что не телитесь. Сажайте меня вперёд, к стеклу, и не вздумайте спорить, у кого нюх лучше. Этот вопрос мы сегодня закрыли. Трижды.»
Я подхватил кота под брюхо и нырнул на переднее сиденье, Чешир тут же вспрыгнул лапами на торпеду и приник носом к стеклу. Женя плюхнулся за руль, провернул ключ — Мазда рыкнула, — и мы вылетели за ворота, на дорогу, в ту сторону, куда три минуты назад уехала легковушка.
— Налево на развилке! — Я переводил Жене короткие злые команды, что летели от кота.
Мы шли по пустой утренней дороге, лес мелькал по обочинам, и кот, привстав на задние лапы, водил носом по стеклу влево-вправо, как стрелка компаса, и я знал твёрдо: он не ошибётся.
А в голове у меня уже складывалось то, от чего мутило сильнее, чем от Жениной езды.
Если она вышла из дома Яковом, а к воротам подошла всё ещё Яковом и села в машину какого-нибудь, условно, Вити — то Витя ли сейчас крутит баранку той легковушки впереди? Или все еще Яков?
Лицо для неё — не лицо. Это сменная одежда. Она меняет его на ходу, как перчатки, и тот, за кем мы гонимся, через километр будет выглядеть иначе, чем сейчас.
Мы гнались за человеком, которого не существовало. И единственным, кто не давал нам потерять этот призрак, был кот, прижавшийся чёрным носом к лобовому стеклу.

Глава 25

Город встретил нас плотным потоком, и Чешир вёл нас сквозь него лучше любого навигатора.
«Прямо. Прямо. Не зевай, на светофоре прямо, жёлтый все еще твой, это же на стоп, а не на начало езды! Мы торопимся, нам можно! Теперь направо, резче, ещё резче — да, сюда.»
Половину того, что говорил Чешир, я конечно не переводил, с учетом того, что Женя итак гнал как в последний раз.
Кот сидел лапами на торпеде, прижавшись носом к стеклу, и хвост у него подрагивал в такт каким-то своим кошачьим расчётам. Женя крутил руль молча, сосредоточенно, бросая на кота короткие косые взгляды — слышать его он не мог, но на то, как я перевожу команды чёрного зверя на торпеде, он реагировал моментально.
— Налево на перекрёстке, — переводил я. — Потом второй поворот направо.
Так мы шли минут десять, потом пятнадцать, петляя по улицам, через перекрёстки, мимо просыпающихся витрин и полных остановок. Кот держал след уверенно, и я уже начал верить, что мы её достанем, что вот сейчас за очередным поворотом покажется нужная нам легковушка.
И тут Чешир сел. Просто сел на торпеде, отстранился от стекла и повёл ушами назад.
«Всё. Стоп. Тормози.»
— Что? — Я подобрался. — Потерял?
«Не потерял. — Он раздражённо дёрнул хвостом. — Я не теряю. Это она. Она опять сменила лицо, Рома. Понимаешь? След был — машина с человеком, у которого один запах. А теперь там запах поменялся. Не у машины — у того, кто внутри. То есть она скинула того, кем была, и натянула кого-то нового, и я больше не знаю, кого мне держать в носу. Запах человека размылся. — Он повернул ко мне жёлтые глаза, и в них впервые за утро мелькнула злость не на меня, а на дичь. — Хитрая самка. Меняет шкуру на ходу, как я меняю мнение о твоей заботе обо мне, потому что я до сих пор не кормлен! Мог бы паштет с собой взять, я бы перекусил. Как ты хочешь, чтобы я работал на голодный желудок? Если батарейки закончились, балерина больше не танцует!»
— Жень, сворачивай. — Я кивнул на короткую тихую улочку справа, без движения, между двух глухих заборов. — Туда. Встанем, Чешир понюхает.
Женя загнал Мазду в улочку, заглушил мотор. Стало тихо.
Чешир быстро спрыгнул на асфальт, едва я приоткрыл дверь, и засеменил по мостовой, опустив нос к земле, забавный и сосредоточенный одновременно. Он топал в одну сторону шагов на двадцать, замирал, разворачивался, шёл в другую, водил мордой над асфальтом, над бордюром, тыкался в трещины.
«Не мешай. Думаю. — Он не поднимал головы. — Запах машины я ещё держу — резина, бензин, та конкретная развалюха. А вот кто в ней — уже вопрос. Дай мне минуту. Гений работает. Глянь пока по сторонам, может увидишь магазин. Меня нужно срочно кормить. Я со вчера не ел! Напишу на тебя жалобу.»
Я вышел следом, прошёлся за ним по улочке, заложив руки в карманы, и не мешал. Кот делал своё дело.
Я достал телефон. Катя так и не перезвонила. Ни сообщения, ни пропущенного. Я набрал её снова, поднёс к уху.
Гудки. Длинные, пустые, до автоответчика.
Что-то внутри меня шевельнулось — не тревога даже, а та холодная настороженность, что в прошлой жизни не раз спасала мне шкуру. Раз не берёт ночью — спит. Раз не берёт утром — занята, в дороге, без сети. Но когда не берёт и не перезванивает почти сутки человек, который сам выбил из тебя обещание всегда быть на связи и оставил список телефонов, — это уже не «спит».
Я вытащил из нагрудного кармана её записку. Ровный быстрый почерк, столбик номеров. Секретарь отца. Ресепшен выставочного комплекса. И гостиница, где они с отцом должны были остановиться.
Я набрал гостиницу.
— Добрый день. — Голос на том конце был вежливый, гладкий, гостиничный. — Чем могу помочь?
— Здравствуйте. Я разыскиваю вашу гостью, она заселялась вчера. Кац. Екатерина Кац.
Короткая пауза, шорох клавиш.
— Простите, как фамилия?
— Кац. Екатерина.
Снова шорох, дольше.
— Нет, — сказал голос наконец. — Сожалею, но гостья с такой фамилией у нас не заселялась. Ни вчера, ни на эту дату вообще. У нас нет брони на это имя.
— Вы уверены? Может, на фамилию отца, на род…
— Я проверил по всем бронированиям, — терпеливо ответил голос. — Кац не значится. Заселения не было.
Я медленно опустил телефон.
Катя не доехала до гостиницы. Или не собиралась. Или поехала вовсе не туда, куда сказала мне на рассвете, целуя меня сонного в висок.
Холодок под рёбрами сделался плотнее. Но я загнал его поглубже. Одно за раз. Сейчас — Ксюша, она здесь, она рядом, она живая зацепка, которую можно успеть схватить. Катя… с Катей разберусь, как только размотаю это. Двух пожаров одновременно не тушат — кидаешься к тому, что ближе горит.
И всё же был ещё один звонок, который сам просился под палец прямо сейчас.
Я набрал Демида.
Он ответил сразу, на первом же гудке, будто держал телефон в руке.
— Крайонов. — Голос чуть удивлённый. — Не ждал. Чем обязан в такую рань?
— Что ты сделал с Ксюшей. — Я не спрашивал. Я цедил это сквозь зубы, и злость, копившаяся всю ночь, наконец нашла, куда вылиться. — Она пришла ко мне ночью, не в себе, в бреду. Ты её увёл к себе, ты за неё отвечал. Что ты с ней сделал, Демид, почему она в таком состоянии?
На том конце повисла пауза.
— Стоп. — Голос Демида изменился — не испуганно, а недоумённо, как у человека, которого спросили о том, к чему он не имеет отношения. — Ты вообще о чём? Какой бред? Что с ней?
— Не строй из себя идиота. Она работала на тебя. Ты её настроил против меня и уверял, набивался в пару, сидел а ней в ресторане.
— Сидел, — согласился он холодно. — И что? Крайонов, я тебе сейчас одну вещь скажу, а ты её переваривай как хочешь. После того ужина в ресторане, после которого она дала мне от ворот поворот, я её не видел. Ни разу. Она мне отказала. И зачем мне навязываться той, кто не хочет меня видеть?
— И ты даже не установил за ней слежку? — Я бил наугад, но по тому, как он осёкся, понял, что попал.
Демид помолчал.
— Было такое, — произнёс он наконец, нехотя. — Пару дней мои люди за ней приглядывали. После такого отказа… скажем так, мне было любопытно, куда она денется и к кому. Только толку с той слежки вышло — ноль. Она маг иллюзий, Крайонов, ты не хуже меня знаешь. Она поняла, что за ней ходят, и начала менять лицо. Каждый день, по нескольку раз. Мои люди гонялись за призраком — то она, то не она, то старуха, то парень, то вообще никого. Накладно вышло, бессмысленно и дорого. — Он усмехнулся, сухо. — Через два дня я снял слежку. Незачем держать того, кто не хочет быть рядом, тем более когда этот кто-то умеет растворяться в воздухе. С того ресторана я её не вижу, не слышу и знать не знаю, где она и что с ней. Я оставил её в покое. И тебе советую успокоиться и не вешать на меня чужих покойников раньше времени.
Я слушал его и понимал — он не врёт. Не та интонация. Демид мог быть кем угодно, но сейчас в его голосе была обычная, скучливая правда человека, которому действительно всё равно.
Значит, не Демид.
— Я надеюсь, ты не врешь.
— Не вру. Но если понадобится моя помощь — звони.
Я положил трубку и продолжал стоять посреди пустой улочки, и в руках у меня было на один оборванный конец больше, чем минуту назад. Демид отпал. Катя пропала. А Ксюша…
«НАШЁЛ!»
Чешир заорал в голове так, что я едва не выронил телефон. Он стоял шагах в десяти, у выезда из улочки, хвост трубой, весь подобравшись.
«Нашёл, нашёл! Запах машины! Вон туда, она пошла туда, я зацепил, пока ты лясы точил со своим хлыщом! Хватит трепаться по телефону, двуногий, в машину, БЫСТРО, пока ветер не сожрал мою гениальную находку!»
— В машину! — крикнул я Жене. — Чешир взял след!
Мы снова летели по городу, и Чешир снова сидел на торпеде, вертя носом и роняя команды.
«Туда. Нет, не туда, я сказал прямо! Господи, дай я сам поведу, у вас руки не из того места. Налево. Теперь долго прямо, она тут долго ехала, не сворачивала.»
Минут пятнадцать мы виляли — улица за улицей, поворот за поворотом, — и город постепенно редел, дома расступались, и вот уже потянулись заборы, особняки, зелень. Мы выехали из города по одной из тех дорог, что ведут к загородным поместьям, к чужим воротам и чужим жизням.
«Сбавь. — Чешир привстал. — Близко. Совсем близко. Запах гуще, машина встала, не едет больше.»
Дорога вывела нас к высоким распахнутым воротам с гирляндой шаров и лентами — у кого-то здесь был праздник. Вдоль обочины и на площадке перед усадьбой стояли машины, много машин, дорогих и чистых, ряд к ряду, как на параде. Играла музыка, доносились голоса, смех — большой приём, не то свадьба, не то юбилей, не то ещё что. Чужой, не имеющий к нам никакого отношения праздник.
И среди этих чистых, ровно составленных машин одна стояла наперекосяк, брошенная как попало поперёк двух мест.
— Вот она, — сказал я.
«Она, она. — Чешир уже скрёбся в дверь. — Выпускай. Её запах ведёт от машины туда, к дому, в толпу. Идём, идём, пока не остыло.»
Мы вышли. Я подхватил кота — соваться в толпу гостей со зверем под мышкой было нелепо, но спорить с моим единственным компасом я не собирался, и пошёл к усадьбе. Женя двинулся следом, нервно озираясь.
Гостей было много. Нарядные люди с бокалами, дамы в платьях, официанты с подносами, музыка, шатры на лужайке. Я шёл сквозь это пёстрое, гудящее месиво и не понимал, кого мне искать. Ксюша могла быть кем угодно. Любой из этих женщин. Любым из мужчин. Той дамой у фонтана. Этим официантом. Вон тем гостем в светлом костюме. Лицо для неё ничего не значило, а здесь лиц были сотни.
«Туда, — толкал меня Чешир носом в сторону дома. — Через них всех, к дому, и за дом. Запах идёт за дом.»
Женя поймал меня за рукав.
— Ром. Погоди. — Лицо у него было встревоженное. — Ты сам подумай. Она тебя сюда привела. Прямо привела, по следу, который ты как раз и должен был учуять котом. А что, если это ловушка? Заманила в чужое место, в толпу, где тебя никто не знает, и там тебя… — Он понизил голос. — Вдруг тебя тут убьют, Ром. Ты ж сам говорил — за тобой охотятся.
Я остановился на секунду, посмотрел на него.
— Жень. — Я говорил тихо, спокойно, потому что давно всё для себя решил. — Если меня захотят убить — меня убьют где угодно. Меня выкрали среди бела дня, под камерами, у дверей собственного офиса, в центре города. Если кто-то всерьёз за это возьмётся, никакие стены, никакая осторожность не помогут, я это уже понял. А Ксюша сейчас — может быть, единственная моя зацепка во всём этом. Единственная ниточка к тому, кто меня ломает. Либо она выведет меня на того, кто правда за этим стоит, либо я наконец смогу с ней нормально поговорить, без бреда и беготни. Я не могу её упустить. Поэтому я иду.
Женя посмотрел на меня, вздохнул и отпустил рукав.
Мы прошли сквозь толпу, через распахнутый холл усадьбы — мраморный, гулкий, с лестницей и люстрами, — и вышли с другой стороны, к задней части дома. Хорошо, что на на к никто не обращал внимания. Толпа была разношерстная от гостей до прислуги, специального дресс конда не было и мы смешивались с толпой без особого усилия. Здесь людей было меньше. Несколько пар прогуливались по дорожкам, кто-то курил в стороне, музыка доносилась глуше, оставшись за домом.
А дальше начинался сад. Настоящий старый сад, разросшийся, с высокими стрижеными стенами зелени, с живыми изгородями выше человеческого роста, с дорожками, уходящими между кустов и деревьев в зелёный сумрак. Лабиринт. Тот тип сада, где за поворотом тебя никто не увидит, где звук вязнет в листве, где легко спрятаться и легко потеряться.
«Туда, — Чешир напрягся у меня на руках, вытянул шею. — Она там. Внутри, в зелени. Идёт по дорожкам. Чую.»
Я ступил в лабиринт. Шум приёма отрезало сразу, будто закрыли дверь, — остались только шорох листвы, скрип гравия под ногами да далёкие, приглушённые голоса. Зелёные стены смыкались над дорожками, ветвились, расходились. Я шёл, куда вёл кот, сворачивал по его команде, и впереди, в просветах между изгородями, то мелькали, то пропадали человеческие фигуры — две, три, поодаль. Кто-то гулял здесь, в тишине, подальше от толпы.
И я по-прежнему не знал, кто из них Ксюша. Кот вёл к ним, к этим размытым силуэтам за зеленью, а я вглядывался в каждый и не узнавал — потому что узнавать было нечего, лицо она могла надеть любое.
— Ксюша, — позвал я негромко, входя в очередной поворот. — Я знаю, что ты здесь. Хватит. Просто поговорим.
Силуэты впереди не отозвались. Один качнулся и пропал за изгородью. Женя отставал.
Я шагнул за ним, в новый зелёный коридор, и тут Чешир рванулся у меня на руках, шерсть дыбом —
«РОМА! БЕГИ!»
Удар обрушился сбоку и сзади, в основание черепа, тяжёлый, точный, и мир качнулся, поплыл, зелень смазалась в одну полосу. Колени подломились.
Я слышал голос но на мог понять чей он, детали ускользали… Женя? Ксюша? Кто-то другой?
— Прости, но тебе так будет лучше.
И темнота сомкнулась.
* * *

Вот и всё.


Спасибо каждому, кто прошёл этот путь вместе с Ромой и Чеширом до самого конца пятой книги и финала этого цикла.


Но это не конец истории.


Наоборот — всё самое интересное только начинается. Многие тайны ещё не раскрыты, многие вопросы так и остались без ответов, а впереди Рому и его неугомонного спутника ждут новые расследования, опасности и открытия.


Если вам понравилась история Ромы и кота Чешира, добро пожаловать в новый цикл:




«Детектив Крайонов: За гранью»




Продолжение ждёт вас здесь:
https://author.today/reader/605454


Спасибо за ваши комментарии, лайки, награды и поддержку. Именно благодаря вам эта история продолжает жить.


До встречи в новом цикле. И помните: некоторые тайны заканчиваются лишь для того, чтобы открыть дверь в ещё более странные.


Nota bene

Книга предоставлена Цокольным этажом, где можно скачать и другие книги.
Сайт заблокирован в России, поэтому доступ к сайту, например, через Amnezia VPN: -15% на Premium, но также есть Free.
Еще у нас есть:
1. Почта b@searchfloor.org — получите зеркало или отправьте в теме письма название книги, автора, серию или ссылку, чтобы найти ее.
2. Telegram-бот, для которого нужно: 1) создать группу, 2) добавить в нее бота по ссылке и 3) сделать его админом с правом на «Анонимность».
* * *
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